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Аннотация
Что объединяет героев романа Алексея Колышевского? Их объединяет ненависть и жажда. Ненависть друг к другу и жажда того, что не может принадлежать им по праву. Не убий... Не укради... Не прелюбодействуй... Как далеко готов зайти человек, чтобы получить желаемое? Жорж Мемзер – хозяин и разрушитель мира, мучимый жаждой мести России, вскормившей его, – создатель экономического катаклизма, уже наметил себе жертву. Но вмешалась любовь и спутала все карты. И тогда он сам стал жертвой и заплатил сполна.


Алексей Колышевский
Жажда
Роман о любви, кризисе и надежде

Возгордясь своим богатством и обилием имущества, содомитяне в это время стали относиться к людям свысока, а к Предвечному – нечестиво, видимо совершенно забыв о полученных от Него благодеяниях; равным образом они перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми. Разгневавшись за это, Господь Бог порешил наказать их за такую дерзость, разрушив их город и настолько опустошив их страну, чтобы из нее уже более не произрастало ни растения, ни плода.
Иосиф Флавий, «Иудейские древности»

– А главное, – все тараторил Алферов, – ведь с Россией – кончено. Смыли ее, как вот, знаете, если мокрой губкой мазнуть по черной доске, по нарисованной роже...
Владимир Набоков, «Машенька»


Пролог

Бригадир сидел при полной власти, в пиджаке, рубашка расстегнута по последней моде. На руке — Паша всякий раз забывал рассмотреть, на которой именно, — большие часы с гравировкой «За всё» на задней крышке. В углу кабинета — знамя с кистями, вышитое ивановскими ткачихами, — подарок. Над головой бригадира висел портрет двуглавого орла, обрамленный в тяжелую раму. Портрет изображал этого самого орла и больше, собственно, ничего не изображал.
— А-а-а, Павлик! — обрадовался бригадир. — Ну, чего ты там надумал?
— Да вот, — министр для виду оробел, зная, что бригадир покорность ценит. — Тут, товарищ Бригадир, человечек один интересный схему предложил. Можно пару копеек по-тихому зашибить, а делать особенно ничего и не надо. Бабки пульнуть. Оформим как надежный инвестпроект, а прибыль укажем так себе, ну а дельту, сами понимаете...
— Звонишь-то складно, — благожелательно кивнул бригадир, и Паша мысленно поставил себе промежуточный зачет, — однако охота и подробности узнать. Есть бумажка-то какая?
— Вот, пожалуйста, — Паша выложил перед бригадиром широкий скрученный лист бумаги и развернул его, придавил по краям, чтобы не сворачивался. — Вот, значит, два американских агентства, которые жилищные кредиты выдают. У этого человечка там хорошая доля.
— А я его знаю?
— Конечно, товарищ Бригадир! Это некий Мемзер Жорж Леопольдович.
— О-о-о! — уважительно протянул бригадир. — Это большой человек. Он вроде теперь в Москве проживает?
— Так точно! Приехал некоторое время назад, купил дом в центре. Одним словом, проживает. Большой финансист, товарищ Бригадир. Предлагает нам в эти агентства перевести кое-что. Я вот тут указал. Да вот, прямо тут, сбоку написано.
— Серьезная цифра, — со значением произнес бригадир и поглядел в окно. За окном светило солнце, на лужайке перед домом резвилась любимая бригадирова собачка. Бригадир на время забыл обо всем и принялся насвистывать мелодию старинной песни «Я люблю тебя, жизнь», а потом даже спел половину куплета. На словах «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно» бригадир услышал, что ему кто-то подпевает, вспомил о Паше и повернулся в его сторону.
— Раз цифра серьезная, то и последствия могут быть серьезными. Не кинет он, этот Жорж Леопольдович?
— Ни в коем случае, — Паша приложил руку к сердцу и стал похож одновременно на Павлика Морозова, Тимура и его команду и на трактористку Пашу Ангелину в момент вручения ей ордена Трудового Красного Знамени.
— Ну а... — бригадир выжидательно поглядел на Пашу, — что-то здесь больше никаких цифр не написано.
— Товарищ Бригадир, вопрос тонкий, деликатесный, то есть, тьфу ты, деликатный. Одним словом, десять процентов сразу после размещения средств в этих самых агентствах.
Бригадир, услышав про десять процентов, невольно нарушил придворный этикет и конвульсивно подпрыгнул в кресле:
— Так это же... Шесть?
— Так точно, товарищ Бригадир, — молитвенно прижав к груди руки ответил министр, — шесть.
— Так ведь и это еще не все, Пабло, — почему-то на испанский манер назвал Пашу бригадир, — ведь эти шесть-то попилить надо как следует. Кто при интересе?
— Вы первый, вам тридцать процентов. Тридцать Мемзеру, тем более что он там у себя тоже с кем-то должен попилить. Может, со своим бригадиром, я точно не знаю. И нам с Ариком по двадцать, товарищ Бригадир.
— Это который Арик? — нахмурился бригадир. — Это тот, что из «А-Групп»? Компаньон твой? А он здесь при чем?
Паша почувствовал головокружение и легкие желудочные колики. Он с удовольствием сел бы, но сесть ему никто не предложил, а без приглашения он не смел, лишь робко оперся о спинку стула:
— Просто Арик тоже в схеме, Мемзер его человек и без Арика ничего бы не...
— Так, — сказал как отрезал бригадир. — Ты давай тут без интеллектуальных шарад своих, Паштет. Дела твои темные мне известны. Может и не все, но тебе, в случае чего, генпрокуратура за них лет тридцать навесит...
«Пугает, — с обожанием глядя на бригадира, подумал министр. — Значит, все получится. Сейчас, небось, свою долю увеличит до половины, как мы с Ариком и прогнозировали, и все будет тип-топ». Он не ошибся:
— Я никаких Ариков кормить не собираюсь, — продолжал бригадир жестко, глядя перед собой в одну точку. — Мои условия следующие. Мне, — он выдержал эффектную паузу, во время которой Станиславский Константин Сергеевич, случись ему присутствовать при этом спектакле, непременно воскрикнул бы: «Верю!» — мне, — повторил бригадир, — пятьдесят процентов. И точка. А остальное дербаньте, как хотите.
— Слушаюсь, товарищ Бригадир, — засуетился Паша, принялся сворачивать свой лист, радостно тряся головой, а бригадир молча за ним наблюдал. Наконец, когда министр скатал схему в трубочку и вытянулся, щелкнув каблуками, в ожидании дальнейших указаний, бригадир сказал:
— Опять Аляску продаем.
Министр вежливо изобразил непонимание.
— Аляску, говорю, продаем опять. Тогда продать продали, а денег так и не увидели. Корабль-то утонул, который из Америки в Россию золотишко вез! За просто так Аляску отдали, получается. Вот и сейчас из Стабфонда шестьдесят миллиардов пульнем, а назад-то и не получим ничего. Потонет кораблик.
— Вы же знаете, товарищ Бригадир, — тихо сказал министр, — что скоро начнется. Так хоть мы с вами заработаем с этих миллиардов, а то они просто в трубу улетят, и все.
Бригадир вновь посмотрел в окно. Были в его взоре мудрая грусть и рассудительная печаль, сдержанная меланхолия и тоска по крутым горным спускам. Какой же бригадир не любит быстрой езды?
— Ступай, Паша. Да говори всем, что, дескать, к нам в державу сия чума не пожалует. Оно, может, кто и поверит. Народ-то у нас, сам знаешь. Золотой, Паша, у нас народ...
* * *
— Девушка, я хотел бы снять со своего счета девятьсот семьдесят тысяч рублей и оставить только неснижаемый остаток тридцать тысяч.
— М-м-м... С какой целью?
Человек, стоявший у стойки в банке, поперхнулся от неожиданности:
— А вам какая разница? Мои деньги, на что хочу, на то и снимаю.
Лицо «девушки» — лысоватой дамы лет сорока трех — подернулось ненавистью, длинный чувственный нос в загримированных оспинах пришел в движение, кончик его затрепетал, ноздри раздувались, будто жабры акулы, спринтерским рывком преодолевающей оставшиеся метры до заветного серфингиста, на скулах обозначились багровые чахоточные пятна, а табличка на груди с надписью «Вера Лосева, главный экономист» задрожала, словно последний осенний лист на дереве. Вся сделавшись поджарой, как русская псовая борзая, дама очень похоже изогнула спину и глухо спросила:
— Вы заказывали деньги?
Клиент — молодой мужчина лет тридцати пяти в коричневых, чуть тронутых пылью ботинках и с портфелем, зажатым под мышкой, уставился на Лосеву с непониманием, быстро сменившимся первоначальной стадией бешенства. Закипая, словно электрочайник, молодой человек с возмущением воскликнул:
— Что значит «заказывал»?! Где и у кого я должен что-то заказывать?! Почему я должен заказывать собственные деньги?! Вы банк?! Банк! Я храню у вас деньги?! Храню! Так и выдайте их мне по первому требованию, как это написано в договоре! Вот! — Он поставил портфель на стойку, порылся в нем, достал договор на двух листах и потряс ими перед главным экономистом Лосевой:
— Написано черным по белому: «банк обязуется, трам-пам-пам, выдать, трам-пам-пам, в случае, трам-пам-пам, по первому требованию вкладчика». Я ж ничего не выдумываю, правда? Мне вообще странно, что я должен вам все это сейчас говорить. Короче, мне срочно нужно девятьсот семьдесят тысяч, вот мой паспорт.
Лосева заметно напряглась, взяла паспорт, раскрыла, положила перед собой, пробежалась пальцами по клавишам компьютерной клавиатуры:
— Михаил Евгеньевич?
— Да.
— У вас вклад «Престижный»?
— Да!
— Пожалуйста, не кричите на меня.
— Все-все, я не кричу. Вы мне только деньги мои выдайте, пожалуйста, и я вам буду улыбаться хоть до конца дня, благо, — он посмотрел на циферблат больших часов за ее спиной, — до закрытия банка еще есть минут пятнадцать.
Лосева сверила данные паспорта. Все сходилось: Плешаков Михаил Евгеньевич, 1973 года рождения, серия, номер, зарегистрирован и так далее, на счету ровно миллион рублей, ничего особенного. Вернее, ничего особенного не было до утренней директивы, разосланной центральным офисом ее банка во все отделения. «Не осуществлять выдачу вкладов в случае, если сумма является значительной. Для мотивации отсрочки исполнения требования использовать следующие основания... В случае выявления нарушений пунктов настоящей директивы на виновных будет наложено взыскание в виде штрафа». Сегодня Вера помогла своему банку сохранить немалую сумму, и, конечно же, она ничего не выдаст этому хамлу, тем более что на штраф нарываться совсем не хочется.
— Я повторяю, вы заказывали деньги?
— А я вам русским языком отвечаю, что нет! Какого черта?! Я впервые о таком слышу!
— Вам следовало заказать сумму вчера, до двенадцати часов дня, позвонив по телефону, или лично явиться в банк и сделать это через экономиста. Мы ежедневно заказываем деньги по заявкам клиентов и по ним же деньги выдаем, особенно такие крупные суммы.
— Для вас, для вашего банка это считается крупной суммой? Послушайте, я отстоял в очереди шесть часов! Мне срочно нужны эти деньги! Завтра утром! Немедленно выдайте деньги! — Мужчина не заметил, что давно перешел на крик и сквозь немного поредевшую по сравнению с началом дня толпу к нему с разных сторон направляются охранники. Они подошли почти вплотную, но пока ничего не предпринимали, а лишь стояли, сложив руки на манер футболистов из штрафной «стенки».
— Этой суммы нет в кассе, молодой человек. Пожалуйста, успокойтесь, — длиный нос теперь не просто дрожал, он трепетал, как гордое знамя кавалерийского полка на ветру. — Вы можете сделать заказ сейчас и получить деньги послезавтра, начиная с половины девятого утра.
Плешаков Михаил Евгеньевич еще какое-то время препирался с главным экономистом Лосевой, затем нахально и от души послал банк и всех, кто в нем работает, по матери. Немного погодя все же взял себя в руки, извинился, забрал свой паспорт и вышел на улицу. Там он сел в небольшой автомобиль, вырулил на проспект и покатил в сторону кольцевой автодороги. По пути он несколько раз вздохнул: причиной тому стали таблички возле обменных пунктов. Еще утром, когда Плешаков ехал на работу, значения курсов валют, которые показывали светящиеся на табличках цифры, были не в пример скромнее.
Автомобиль занял свое привычное место возле недавно построенной многоэтажки, а Плешаков, по-прежнему держа свой портфель под мышкой, зашел в подъезд, вознесся на лифте на пятнадцатый этаж и позвонил в дверь квартиры, номер которой не поддавался установлению ввиду его отсутствия. Плешаковы только недавно сделали ремонт, и глава семьи все забывал купить две пластмассовых циферки, составляющие квартирный номер. Дверь открыла жена, окинула Михаила ничего не выражающим взглядом и ушла куда-то вглубь, судя по всему, на кухню, откуда немедленно донеслась песнь чайника и немелодичные звуки посудомоечной экзекуции.
Эту квартиру, чайник, посуду и вообще все, чем была заполнена квартира, Плешаковы купили в кредит. Радость от переезда закончилась некоторое время назад и сменилась липким от холодного утреннего пота страхом. И глава семейства, и его неприветливая супруга в первый после пробуждения миг задавали себе немой вопрос: «Что будет, если все заберут?» Ответа они не знали, и с тяжелым сердцем Миша хватал портфель и уезжал на работу, а жена наливала себе в кружку чай и садилась за домашний компьютер просматривать объявления в графе «требуются».
Плешаков торговал облицовочным кирпичом в небольшой конторе. Его жена до недавнего времени тоже чем-то торговала, но ее «вычистили», передав ее работу молодой и более расторопной напарнице.
«Сучка», — назвала жена Плешакова проворную напарницу и оказалась перед домашним компьютером и объявлениями о найме.
Зарплаты мужа хватало на скромный провиант и бензин для автомобиля. Все остальное, в том числе и ее жалованье, уходило в счет оплаты кредитов. Сейчас, когда женщина уже третий месяц сидела дома, положение с каждым днем становилось все более отчаянным. Вот-вот грозилась образоваться первая кредитная задержка (кирпич перестали покупать, и мужу не выдавали жалованья уже больше месяца), а тут еще их сбережения в банке с претенциозным, как и у всех банков, названием начали стремительно дешеветь и купить на них можно было с каждым днем все меньше и меньше. Допустить задержку было немыслимым делом, поэтому Плешаков решил деньги из банка забрать, купить на них валюты, в другом банке погасить ежемесячную выплату и с остатком денег на руках надеяться на лучшее. А тут такая история!
— Заказали, не заказали... А я ей, мол, это, ну, мол... А она мне — «послезавтра», — непохоже изображал Плешаков главного экономиста Лосеву, рассказывая супруге о последних событиях. Та слушала его рассеянно, что-то рисовала пальцем на скатерти, а после и вовсе ушла безо всякого упреждения и легла спать.
На следующий день Мишу уволили с работы. Утешение от того, что и всех остальных сотрудников постигла та же участь, да и сама организация прекратила свое существование, а кирпичный завод забрали за долги все те же кредиторы, было каким-то слабоватым. По дороге домой Миша купил бутылку дагестанского коньяка и выпил ее дома, в одиночестве, так как жена категорически отказалась составить ему компанию.
А утром он с тяжелой похмельной головой поехал в банк, опасаясь, что по дороге может остановить милиция, а надежды откупиться нету никакой, просто нечем. И если попросят его дунуть в хитрую милицейскую трубку, то последствия могут быть самыми ужасными. С этим пронесло: ни одного бдительного милиционера не встретил Миша и к банку подъехал без происшествий. Возле отделения он увидел солидную разночинную толпу, общее настроение которой, судя по выкрикам нецензурного свойства и резким жестам, совершаемым некоторыми членами этой толпы, было далеко от радужного. Протиснувшись к крыльцу, на входной двери Миша увидел налепленный как попало листок со словами «Банк закрыт». И все. Больше на окаянном листке ничего написано не было, и в голове Плешакова хлопушкой разорвалось многозначительное и всеобъемлющее «та-ак». Он растерянно повернулся и окинул взглядом сотню лиц, не менее растерянных, чем его собственное.
— Это как же понимать? — сдавленным голосом произнес Миша, обращаясь ни к кому персонально и вместе с тем ко всем сразу. — Как это «закрыт»? Не может быть! Что у них там, бомбу, что-ли, ищут?!
— Какая там бомба, парень! — в сердцах ответил какой-то субъект, с виду интеллигент — в просторной ветровке, свисающей с узких плеч, в очках и с наколкой «Катя» на фалангах пальцев правой руки, что мало вязалось с его безопасным обликом. — Схлопнулись они. Новости-то не смотрел?
— Не... Не-ет, — проблеял Миша и почувствовал головокружение.
— Обанкротились они. Вчера. Эх-х, — вздохнул сомнительной пробы интеллигент и достал из кармана папиросу.
— Что же теперь будет? — спросил Плешаков интеллигента с наколкой.
— Черт его знает, — пожал тот плечами. — Вот, предлагают письмо писать, выбирать инициативную группу. Только долго это все...
Домой Миша попал только вечером. Весь день он бегал, обивая пороги каких-то учреждений. Дважды побывал в центральном офисе закрытого банка, но так ничего и не добился, а цифры на табло возле обменников к вечеру стали еще более пугающими.
Вместе с женой они перебрали все возможные варианты на тему «где взять денег?». Решили обзвонить знакомых. Никаких результатов это не принесло, кроме целой лавины сочувствия, сошедшей с уст приятелей и подруг. Но сочувствие, к сожалению, в дензнаки не конвертировалось. Родители Плешаковой жили в Сызрани, родители Плешакова в Казани. Надеяться на их поддержку было все равно что надеяться на гнилую веревку, зависнув над пропастью. Предкам решили не звонить, не волновать их понапрасну, зная, что те гордятся детьми, покорившими Москву.
Следующий день также прошел в попытках где угодно раздобыть деньги. Все безрезультатно. Супруги нервничали, переругивались и к вечеру рассорились окончательно. Сделать выплату в тот день так и не удалось, как, впрочем, и во все последующие дни. Потолок их квартиры дал трещину — в переносном, разумеется, смысле, — и в трещину эту, словно в дыру разгерметизированной кабины самолета, со свистом выносило остатки прежнего, казавшегося совсем недавно вечным, скромного плешаковского благополучия.
Через месяц им пришла повестка в суд. На суде Плешаковым было предписано освободить квартиру в трехдневный срок. Они еще на что-то надеялись, чего-то ждали, а на четвертый день рано утром к ним явились четыре судебных пристава, заявили, что Плешаковы по закону находиться на жилплощади, им не принадлежащей, не имеют права, и начали описывать имущество, невзирая на скорбные вопли и стенания.
— А вы думали, с вами кто-то шутки шутить станет? — с усмешкой спросил один из приставов, по всей видимости, старший над остальными. — Говорили же, что скоро жахнет этот, — пристав поморщился, словно от зубной боли, — кризис! А вы? Понаделали долгов, живете взаймы, так нужно быть готовыми...
К чему именно нужно быть готовыми, он Плешаковым так не и рассказал, а лишь махнул рукой и пошел дальше выполнять свою нелегкую задачу. Он пошел служить Родине.

Глава 1

В ресторане становилось шумно. Сперва до кабинета, расположенного на втором этаже, доносились снизу лишь отдельные разнообразные звуки, каждый из которых можно было уловить и невольно классифицировать. Вот женский хохот. Смеялась одна женщина, громко, пьяно, слышались в ее хохоте истеричные отчаянные нотки и чувствовалось — вот-вот перейдут они в бабьи рыдания. Взвизгнула музыка. Кто-то из гостей ресторана завладел электронной скрипкой, бросив ее владельцу-музыканту смятую купюру, и теперь пытался потешить своих друзей исполнением этюдика, заученного много лет назад в районной музыкальной школе. Вжик-вжик, микрофон зашкалило, что-то или кто-то упал. Раздался пьяный смех, после которого все звуки слились в один какофонический шум, и ресторан зажил обычной вечерней жизнью. Был рядовой будний день, кажется, даже вторник. Однако в ресторане наблюдался аншлаг: как и все прочие вторники последних нескольких месяцев, этот выдался бесшабашным, отчаянным... Ресторан напоминал замок короля Просперо, население которого кутило сутки напролет, пытаясь забыть о бушующей за стенами эпидемии. К счастью, все было не так уж мрачно — мир Эдгара По все же несколько удален от реальности, и понятно было, что никакой мнимый ряженый, посмевший придать себе сходство с чумой, а на самом деле ею и бывший, в ресторан не проникнет. Нечего ему здесь делать. Тем более что чума, та, старая, давно побеждена, ее одолели врачи — придумали вакцину, извели прорву всякой подопытной живности, вернули Пандоре один из ее ненужных даров. Но не в силах врачей придумать вакцину от кризиса — болезни, симптомы которой впервые понемногу начали ощущать все и повсеместно, и уж если не чувствовали себя заболевшими, то непременно хоть раз в день произносили название ставшего популярным заболевания. И если чума появилась из ящика, то в появлении новой болезни ничего сверхъестественного не было. Ее придумали, создали на бумаге, превратили в схему, перевели в цифровой, компьютерный язык и запустили в жизнь — так же, как делает подкожное впрыскивание комар перед тем как начать высасывать свою законную каплю чужой кровушки.
На первом этаже гуляла компания человек в двадцать. Гуляла шумно, с размахом, затейливо. С первого взгляда было понятно, что гулять люди умеют, занимаются этим часто и в процессе себя не жалеют. О нет! — никто из них не был чрезмерно пьян, никто не шарил бессмысленным взором по сторонам, не буравил немигающим взглядом скатерть, не падал лицом в пресловутый салат, да и салата вовсе никакого не было. Пили вино, расставлены были на столе какие-то легкие закуски. Ресторан был французским, и, как всегда это принято во французском ресторане, на тарелках гостей встречались отчлененные клешни лангуста, измятые четвертинки лимона, крошки хрупких багетов и маленькие, размером с виноградину, помидоры.
Были, разумеется, в ресторане и другие посетители, все больше парами, но никакого интереса они не представляли, ничем особенным не выделялись, вели между собой какие-то обычные беседы на деловые темы (мужчины в пиджачно-галстучной амуниции) или, сомкнув через стол руки, нежно заглядывали друг другу в глаза, лепетали милые глупости, хихикали, словом, флиртовали. Ведь главному инстинкту не страшны никакие эпидемии, и союз мужчины и женщины, не раз подвергавшийся наивысшим испытаниям, проходил сквозь них, будто горячий нож сквозь кусок масла. Вдаваться же в подробности отношений между всеми этими нежно воркующими ни к чему — полицию нравов придумали ханжи, воспитанные в пуританских семьях, где глава семейства, оставаясь наедине с собой, яростно мастурбировал на воображаемые прелести грешниц, столь порицаемых им на людях. Оставим, оставим столики на двоих, вернемся к нашей компании, рассмотрим некоторых ее участников так же, как следует разглядывать живописные шедевры, нарочно для этого развешанные по стенам галереи в том порядке, который известен лишь зануде-искусствоведу — этому комментатору чужого полета, пытливому блохоискателю, мнящему себя мудрецом.
Шумные гости собрались по поводу, а не затем лишь, что им приятно было бы встретиться всем вместе, вдруг. Поводом случился день рождения той самой немного истеричной дамы, которой ударило в голову шампанское и еще кое-что, употребленное ею недавно в дамской уборной — тайно, чтобы не увидел муж, большой до таких ее выходок неохотник. Дама была почти красива. Именно почти, так как этот незначительный кусочек от ее прежде совершенной красоты украли, поделившись между собой по-дружески, та самая привычка использовать дамскую уборную в заведениях не по прямому назначению, а также всевозможные опасения дамы, касающиеся в основном ее отношений с мужем.
Муж ее, чью национальность можно было определить с первого взгляда, был поджар, считался вегетарианцем, носил модные, в талию, пиджаки, бороду брил машинкой, обрекая щеки на постоянную трехдневную щетину, на голове имел маленькую накрывающую темя шапочку и неодобрительно относился к морепродуктам. Одним словом, он был еврей, и, как это нередко бывает, еврей весьма и весьма состоятельный. Именно эта чрезвычайная состоятельность и вызывала в его жене столь сильное нервное напряжение, которое она однажды решила снимать при помощи наркотиков. Когда же она уже совершенно пристрастилась и не смогла забросить это сомнительное занятие, состоятельность мужа заставила женщину искать новые способы позабыть свои печали. Но все эти тонкости взаимоотношений совсем не бросались в глаза, и даже в ближайшем кругу считалось, что Ариэль и Марина — пара идеальная, на редкость дружная. Многие женщины Марине отчаянно завидовали, особенно когда она с мужем позировала для журналов «Татлер» и «Хеллоу». На фотографиях Марина ослепительно улыбалась, ослепительно одевалась, ослепительно изгибалась, вообще все делала ослепительно, и за этим ненатуральным сиянием не было видно ее испуганных, встревоженных глаз. Она знала о романах своего супруга — именно романах, а не случайных связях с дамами полусвета. Ариэль был похотлив, очень гордился своим неуемным физиологическим аппетитом и имел шестерых любовниц, каждой из которых щедро жертвовал на шпильки, обстановку и украшения. Подобные немыслимые для рядовых граждан расходы были Ариэлю нипочем — его состояние было космическим и преумножалось с космическими же скоростями. Список всевозможного рода организаций, где супруг Марины являлся либо единоличным владельцем, либо компаньоном, состоял из сорока с лишним пунктов, а перечисление разнообразного скарба, движимого по суше и по водам, недвижимого, украшенного картинами французской, итальянской, фламандской школ и всякими прочими художествеными безделушками, так вот, перечисление это с подробным описанием заняло бы немало времени. Ариэль — для близких друзей Арик — к своей жене относился прохладно и подумывал о разводе, но развестись не мог по религиозно-политическим соображениям. Во-первых, он был евреем верующим и соблюдал субботу, во-вторых, занимал значительный пост в еврейской общественной организации и там к его разводу отнеслись бы с непониманием. Ведь, как известно, нет на свете ничего более крепкого и надежного, чем еврейская семья. Сам Арик называл свой союз с Мариной «союзом с нюансами», и для посвященных расшифровка этих нюансов никакого труда не составляла. Основной нюанс заключался в том, что Марина была русской с рязанскими корнями, и род ее начался в середине девятнадцатого века от скромного учителя гимназии и дочери небогатого купца третьей гильдии. После русской революции одна тысяча девятьсот пятого года прадед Марины, вьюноша девятнадцати лет от роду, приехал в Москву, открыл небольшое дело — мелочную лавчонку — и, сколько ни мечтал, ни бился, но дальше этой лавчонки дела его так и не пошли. Тогда в семнадцатом он провозгласил себя пролетарием и уехал в Петроград, откуда вернулся уполномоченным «товарищем», с мандатом, маузером и в длинном кожаном пальто. Вчерашний купчик быстро учился нехитрому искусству заплечных дел мастера. Он искоренял контрреволюцию, стрелял по темницам несчастных и был в большом почете у товарища Дзержинского как «принципиальный и несгибаемой воли боец революции». Боец несгибаемой воли долгое время не женился, имея возлюбленную, жену одного известного в Москве нэпмана. Тот был вынужден молчать и терпел присутствие человека в кожанке до тех пор, пока его законная супруга не родила будущую Маринину бабку. Одновременно с этим ужасным потрясением нэпман узнал, что указом советской власти он лишается всего состояния, и, будучи не в силах пережить два столь тяжких известия, застрелился из маузера несгибаемого бойца, зашедшего проведать новорожденную и красноречиво оставившего оружие с одним патроном на буфете в столовой. Нэпмана тихо похоронили, советской власти достался магазин с пустыми полками и кассой, а вдова нэпмана на сорок второй после его кончины день расписалась со своим любовником в Мещанском ЗАГСе. Жить новая ячейка общества осталась в большой нэпманской квартире в Бобровом переулке. Здесь через два года появилась на свет вторая дочь. Стороной прошла война: глава семейства выжигал каленым железом скверну по месту жительства и всего два или три раза побывал на фронте, да и то в ближайшем тылу, километрах в тридцати от передовой, с какими-то проверками. Сестры росли, недостатка ни в чем не знали. В школу, в университет, на дачу — словом, повсюду их возил шофер. Нравами они отличались довольно свободными, и младшая сестра родила первенца за несколько месяцев до собственных восемнадцати лет. С отцом ребенка, сыном сельскохозяйственного академика, они оформили брак, что называется, «с доказательством на руках».
Старшая сестра вышла замуж чуть погодя, и в сорок девятом родилась мать Марины. В семидесятом она вышла замуж за своего научного руководителя, а в семьдесят восьмом наконец-то появилась на свет и сама Марина.
Арик был старше ее на десять лет и свой первый миллион сколотил, когда будущая жена заканчивала школу. Там, прямо возле школы, они и познакомились. Марина переходила через дорогу, он ехал на какую-то встречу и, поглядев из окна замершего на светофоре автомобиля, увидел ее. Вышел из машины и просто пошел следом за девушкой.
— Зачем вы за мной идете? Вы ненормальный? — спросила она через два квартала.
— Не могу остановиться, — улыбнулся Арик. — Меня к вам притягивает.
Школьница ничуть не растерялась и уже очень скоро стала мадам Смелянской, вызвав приступ завистливой дурноты у подружек и недоумение у родни Ариэля.
— Арик, но ведь она не из наших, — пыталась возражать Эстер Самуиловна, мама Арика.
— Так будет из наших, — мужественно парировал Арик.
Человек вправе изменить все в себе и вокруг себя. И это касается не только формы носа, бюста и длины лодыжек. Вполне можно поменять и религию, тем более что цена вопроса невероятно высока, потенциальный муж очаровательно богат, а речь идет лишь о снятии с себя нательного крестика, — так рассудила Марина.
Сделавшись женою Арика, она не пожелала оставаться бездельницей и поступила на платное отделение факультета журналистики. Какая-то непобедимая тяга к насыщению белой бумаги буквами жила в ней с детства и теперь просто забила через край. Ей льстили в глаза, посмеиваясь за спиной, перед ней склонялись в реверансе, пряча в кармане оттопыренный средний палец. Насмешки становились все нестерпимей. Однажды на стене туалета Марина увидела мастерски нарисованную карикатуру, где она беспомощно стояла у доски с написанным на ней примером вроде «два плюс два», рядом за своим столом сидел преподаватель, обхвативши руками голову, лежал перед преподавателем мешок с дважды перечеркнутой «S», а сбоку держал его висок на прицеле лысый громила. Марина поняла, что социальное неравенство лишь тогда чего-то стоит, когда ты, помимо денег мужа, еще и соответствуешь избранному тобой кругу уровнем собственного интеллекта. Рассудив, что репутация ее на журналистском факультете безвозвратно испорчена, Марина ушла из университета и последовала за мужем в парижскую ссылку. К тому времени стало модным заводить роскошную недвижимость в стране коньяка и лягушек, вот и Ариэль с наслаждением катался вдоль Елисейских полей на роликовых коньках, а вволю накатавшись, возвращался в свою большую квартиру в Латинском квартале. Здесь его встречала жена с учебником французского и сигареткой, спрашивала, сколько раз он падал, и, не дождавшись ответа, уходила на свою половину разучивать падежи и глаголы.
— Я хочу учиться в Сорбонне, — заявила она как-то за завтраком. — Я уже достаточно знаю язык, чтобы слушать лекции и читать про д'Артаньяна в подлиннике.
Арик тогда еще очень сильно ее любил, и с Сорбонной решилось все довольно скоро. Марина ходила туда полгода, а потом ей наскучило — она вообще не могла заниматься чем-то постоянно. Она заявила мужу, что в ней (вдруг! внезапно!) проснулись вокальные способности, и она хочет петь в собственной группе. Все эти попытки супруги отыскать собственное «я» обходились Арику в какие-то пустяки, и он безропотно ссужал на ее эксперименты сотню-другую тысяч. Марина записала три студийных альбома, они поочередно поступали в продажу, но особенного успеха не имели, и дело было даже не в том, каким вокалом одарил ее создатель. Причиной фиаско стало почти полное отсутствие рекламы, а реклама — это уже расходы совсем иные. Это не сотни тысяч — это миллионы, и Арик тогда впервые сказал «нет».
— Попробуй заняться чем-нибудь другим, — просто сказал он и улыбнулся. — Я не вижу смысла инвестировать в твою музыку так много, я привык получать отдачу на каждую вложенную копейку.
— Ты меня не любишь, — Марина сделала плаксивое лицо, а он потрепал ее по щеке и вышел, осторожно прикрыв за собою дверь.
С тех пор их отношения начали разлаживаться. А тут еще сестра Марины нашла где-то старика-волшебника, выскочила за него и все уши прожужжала о том, какой он щедрый «и вообще»...
— Самым большим удовольствием в браке являются деньги мужа, — говаривала сестра, и Марина мрачно качала головою, соглашалась.
Ариэля вдруг словно подменили. Из домоседа он превратился в откровенного гуляку, а может быть, он всегда был таким, просто она не замечала этой его самцовой потребности. Арику же казалось, что он самоутверждается, разбрасывая семя по шести постоянным адресам своих любовниц, не считая случайных связей с проститутками из борделей Амстердама и Гамбурга — городов, в которых ему приходилось бывать регулярно с деловыми целями. Марина оказалась бесплодна — она тайно прошла обследование и после очень боялась, что каждый день ее брака может оказаться последним. А он, разумеется, все знал, но не давал ей развода, потому что ему было удобно оставить все без изменения. Несчастье не приходит вдруг, но Марина именно так ощутила его, сразу и целиком, и, не в силах справиться с этим штормом, ухватилась за коробочку с чудесным белым порошком, после вдыхания которого все печали как-то отступали и вовсе не казались значительными и неразрешимыми.
В Москве ее день рождения совпал со временем выборов французского президента, и Арик придумал забавную штуку: ресторан разукрасили флажками устричной республики, гости задорно голосили «Марину в президенты», вилась мелким бесом светская хроника, ослепляя гуляк фотовспышками, Маринины подружки цыганились, вибрируя грудью, потрясая плечами, задорно вскрикивали «ой нэ-нэ». У каждой из них была своя история, одновременно и непохожая, и похожая на историю Марины. Удержать возле себя источник постоянной благодати — собственного мужа — вот главная цель, но обсуждать это дамы не стали бы ни за что на свете, и их разговоры между собой носили характер непринужденный и даже милый. Те, у кого имелись дети, говорили о детях, те же, у кого их не было, тоже пытались говорить о детях, затем все с увлечением обсуждали новые покупки, подарки, других женщин, их мужей и любовников, строили замки из догадок — благодатного материала, принимающего любые формы.
Мужчины стукались рюмками с водкой и толстодонными стаканами с виски, Ариэль маленькими глотками тянул красное сухое вино — обычно бокала ему хватало на целый вечер. Пить он не любил, не курил — берег сердце. Разговоры мужчин крутились возле денег, потом кто-нибудь с досадой, кривясь, произносил: «Ну что мы все про деньги?» — и тогда беседа принимала какой-нибудь новый, непредсказуемый характер. Например, кто-то начинал разговор о театре и кино. Эту тему с жаром подхватывали, но все в конечном итоге сводилось к обсуждению вопроса, насколько оправданы вложения денег в предметы искусства, в театральные премьеры, кинопрокат... и так до тех пор, пока очередной участник беседы не задавал тот же вопрос насчет денег, после чего все начиналась заново.
* * *
В кабинет на втором этаже вошел сомелье в белых перчатках. Он с трепетом нес хрустальную бутылку аукционного коньяка, родившегося полтораста лет назад и с той поры изрядно прибавившего в цене. Бутылка стоила целое состояние и была извлечена из деревянного с железными углами ящика, где она лежала, обернутая соломой, последние сорок лет. Коньяк предназначался для пожилого мужчины и его визави — вьетнамца, с виду чуть моложе, суховатого и неулыбчивого человека, смотревшего в одну точку, выбранную им где-то на скатерти. Появление парня с бутылкой прервало их разговор.
— Ваш коньяк, господа, — сомелье с почтением поставил бутылку на стол, вытащил пробку с позолоченным набалдашником и, придерживая горлышко, налил в два бокала тюльпанной формы. — Это лучшее, что у нас есть, — сомелье закончил разливать и осторожно поставил бутылку на стол.
— Негусто, — подал голос вьетнамец, продолжая невозмутимо смотреть перед собой, и своей репликой поверг сомелье в замешательство — видно было, что тот уязвлен. Не в силах сдержаться, сомелье буквально возопил:
— Простите, но стоимость этого коньяка даже во Франции превышает двадцать тысяч евро!
— Я вымачиваю в таком сигары, — вьетнамец закашлялся и брызнул себе в рот из флакона с распылителем, поморщился. Сомелье, спохватившись, что позволил себе лишнее, жалко улыбнулся, пожелал приятного вечера и уже хотел было удалиться, как пожилой господин жестом подозвал его поближе:
— А кто это там так шумит внизу?
— Господин Смелянский празднует день рождения супруги, — без запинки ответил осведомленный сомелье.
— Вот как? — пожилой господин удивленно вскинул брови. — Гм... Сынок, ты попроси этого Смелянского вести себя потише, он здесь не один, ладно? И пригласи его сюда. Через полчасика. Вот тебе за труды, — и он протянул сомелье ассигнацию, которую тот с поклоном принял.
— А скажи, Нам, — пожилой дождался, когда за парнем закроется дверь, и продолжил прерванный разговор, — скажи, как долго ты думаешь налаживать местное производство? Мы с тобой считали — помнишь? — сколько можно будет иметь при том же объеме сбыта, сэкономив на доставке. Теперь у нас на нее уходит семьдесят процентов!
Вьетнамец сделал небольшой глоток, покачал головой и отставил свой бокал в сторону:
— Что толку в организации здесь производства, когда нет возможности обеспечить его сырьем в нужном количестве?
Пожилой хмыкнул:
— Сырьем? О каком сырье ты говоришь? В России героина больше, чем каменного угля и куриного навоза.
— Было когда-то, — вьетнамец вздохнул, — сейчас стало труднее. Рынок сбыта в этой стране вьетнамцам уж точно не принадлежит, да и власти не дремлют.
— Он вообще никому не принадлежит, — жестко оборвал его пожилой, — здесь монополии не будет. Никогда. Везут все кому не лень. На свой страх и риск. Нам, когда ты откроешь фабрику здесь, в Москве, все изменится. Крышу я обеспечу, власти твои как дремали, так и будут продолжать, только на другой бок перевернутся. На этот счет даже и не думай. Всех придавим, кто ветки свои распустит. Не понимаешь?
— Мне русский язык родной, — вьетнамец Нам поглядел на часы и легко встал из-за стола. — А войны, мой дорогой друг, мне не нужно. Мы здесь живем тихо, своим кругом. Не хватало нам газет и огласки. Мне пора, с твоего позволения, — Нам вежливо поклонился. — До встречи. Через месяц все заработает, даю слово.
— Дай-то бог, — пожилой махнул рукой, — хочу тебе верить. Нужны будут деньги или еще что — милости прошу.
Вьетнамец молча кивнул и, не подав руки, вышел, а пожилой нажал кнопку специального звонка для вызова официанта. Тот появился почти мгновенно: услужливая поза, длинный передник, безукоризненно белая рубашка и галстук-бабочка. Услышав пожелание гостя, сломался в поклоне, приоткрыв дверь, поманил кого-то пальцем, и в кабинете оказались две девицы в бикини. Одна из них принесла с собой компактную систему бумбокс. Под музыку стриптизерши принялись ласкать друг друга — их номер назывался «Амазонки с Лесбоса». Пожилой господин благожелательно взирал на извивающиеся перед ним юные, свежие и упругие тела.
* * *
Когда сомелье передал Арику приглашение в кабинет на втором этаже, тот не удивился, словно был заранее готов к такому повороту. Выждав полчаса, он незаметно покинул свое место, поднялся на верхнюю анфиладу, отыскал нужную дверь и вошел без стука. Одна из стриптизерш танцевала на столе, другая сидела у пожилого господина на коленях, и он поглаживал ее по спине, будто кошку.
— Может, я не вовремя? — Арик занял место, на котором прежде сидел вьетнамец. Разглядеть пожилого господина, с которым, по всей видимости, он был прекрасно знаком, ему мешали мелькающие ноги стрип-танцовщицы, и тогда он, недолго думая, плеснул прямо на нее коньяком из нетронутого вьетнамцем бокала.
— Ай! Жжется! — девушка спрыгнула со стола и с явной враждебностью уставилась на окатившего ее нахала.
— А ты вместо того чтобы каждый день ноги брить, лучше бы сделал эпиляцию. Или все на операцию ушло? Небось кредит брал, чтобы протезы вставить?
— Неужели так заметно, что я не настоящая женщина? — «девушка» картинно выпятила губу, а пожилой господин, гладивший по спине ее подружку, брезгливо столкнул ее с коленей. Надоевшую кошку прогнали, не иначе.
— Да вы кто такие?! — пожилой яростно вытирал руки, терзая льняную салфетку, на лице его было написано отвращение.
— Да трансы это, — Арик еле говорил сквозь раздиравший его смех, — ищущий да обрящет. Неужели не понятно?! Я уж было подумал, что вы во все тяжкие решили пуститься, дорогой свояк.
Ариэль отсмеялся, промокнул глаза носовым платком и велел «девушкам» убираться. Притворил за ними дверь и закрыл ее на замок.
— Зачем позвали?
— Дельце есть к тебе, — ответил свояк, — существенное. Выпьешь?
Однако Арик предложение проигнорировал, а вместо этого достал из пиджака записную книжку и увесистую, в белом золоте, авторучку:
— Слушаю с преувеличенным вниманием.
— Ты все клоунишь? — с мягким укором задал вопрос свояк. — Совсем не меняешься. Нет, ну как меня разыграли с этими... ты видел?! Как ты только их различаешь? По мне — баба и баба, а проверять между ног я и не собирался. Здесь же не бордель, — словно оправдываясь, продолжал он. — А дельце вот какое: у тебя же есть знакомства в министерстве?
Столь неожиданный переход, казалось, немного смутил Арика. Он некоторое время молчал, ничего не отвечая, потом взял со стола вилку, покрутил ее меж пальцев, бросил обратно и лишь тогда ответил:
— Вы же сами прекрасно знаете, что да. Мой банк — не совсем мой банк, я им владею пополам с одним известным человеком, как раз из этого заведения. Вам надо с чем-то помочь?
— Мне помочь? — свояк сделал удивленное лицо. — Мне помощь понадобится тогда, когда я под себя начну ходить, а это, надеюсь, совершится нескоро. Просто я хотел предложить очень хорошо заработать и тебе, и себе, и этому твоему из министерства. Он там какой пост занимает, высокий?
— Достаточный, — уклончиво отвечал Ариэль. Он понимал, что этот его свояк — муж Марининой сестры — со всякой ерундой лезть не станет, не мелкого калибра это орудие и бьет всегда наверняка.
— Настолько достаточный, чтобы иметь голос на высших заседаниях? Голос, к которому бы прислушивались? — родственник Ариэля забарабанил пальцами по столу. — Это должен быть высокопоставленный и очень влиятельный человек. Он должен быть своим в системе и при том не просто ее винтиком, отнюдь! — он должен быть неприкасаемой личностью! Вот о каком знакомстве я веду речь, дорогой Ариэль.
— Личность министра подойдет? — Арик сказал это так, словно он был игроком в покер, участвовал в первенстве Лас-Вегаса и только что небрежным жестом бросил на сукно миллионную, никем не ожидаемую карту.
— Ты хочешь сказать, что этот твой компаньон знаком с министром? — пожилой иронично прищурился.
— Нет, я хочу сказать, что мой компаньон более чем знаком с министром, потому что он и есть министр, и мне странно, что вы этого не знаете, дорогой свояк, или делаете вид, что не знаете.
— Да все я знаю, — отмахнулся свояк. — Но надо же было как-то красиво начать? С интриги, так сказать. А кроме того, всегда окончательно убеждаешься в правоте слухов лишь тогда, когда источник слухов их же и подтверждает. Вот теперь, после того как ты подтвердил, что едите вы с этим министром из одной тарелки, я могу тебе рассказать о сути дела. И я тебя прошу, не нужно ничего записывать. Все предельно просто. У меня в управлении находится некоторая часть двух самых известных американских фондов. Конечно, я там не один, но мои компаньоны люди проверенные, им можно доверять всецело. Наши с ними цели совершенно совпадают.
— Побольше заработать? — Арик пожал плечами. — А я-то здесь при чем? Разве хотите взять в долю?
— Заработать? — свояк придвинул к себе коньячный тюльпан, понюхал и пробормотал: «Что столетний, что трехлетний, а воняет клопами. Нет ничего лучше водки». — Заработать — это банально. Хотя, конечно, не без этого.
Он поманил Ариэля пальцем, сам перегнулся через стол и заговорщицким шепотом произнес:
— У нас должна быть цель великая, прямо историческая. А то все твердят, что жиды Россию продали. Народишко языком метет, а она все стоит, не качается. Так надо, наконец, заняться этим. Через глобальный экономический саботаж, через хаос и Россию на бок завалим. А как она начнет валиться, дробиться на части, тут свое и отпилим. Надо соответствовать репутации, в конце концов. Поверь, ради этого стоит прожить жизнь. Я столько лет мечтал ехать по большому городу, да вот хоть бы и по Москве, в метель, вечером, в час пик, когда вокруг столько озабоченных и забитых жизнью существ внутри своих консервных банок, они окружают меня и не знают, что вот сейчас, тут, неподалеку, находится хозяин и разрушитель этого мира — я.
Арик изобразил вежливое согласие, поиграл бровями, а про себя подумал: «Пафосно и громко, совсем по-стариковски. Любит он пострелять из пушки по воробьям. К чему вся эта велеречивость? А ведь дельце-то аховое, мягко говоря. Гешефт сумасшедший».
Произнеся свою напыщенную речь, будущий «хозяин и разрушитель» подал Арику знак, что беседа завершена и он может вернуться к гостям. Арик предложил присоединиться: «Что вам здесь одному куковать?» Свояк согласился, и мужчины вместе покинули кабинет на втором этаже, оставив недопитую бутылку коньяка горевать о своей недооцененности. Внизу то вспыхивал, то вновь разгорался многоголосый смех. Арик перегнулся через перила анфилады, лицо его приобрело глумливое выражение. Он повернулся к свояку:
— Вот идемте, там у нас есть один дуралей, невероятно смешной и жалкий. Будет весело...
* * *
Нет-нет-нет! Не то чтобы денег не было вовсе, они, разумеется, были! Есть ли разница между «быть» и «водиться»? Во всяком случае, Сашенька Лупарев предпочитал второй глаголец, именно так и говоря о себе: мол, деньжата у меня водятся. Было у Сашеньки и дельце — пустяк не пустяк, а так, подобие свечного заводика где-то под Рязанью. Выпускал тот заводик кирпичи, и Сашенька всем этим страшно гордился. Он гордился сутки напролет и через это немного повредился рассудком. Кирпичи расходились гораздо хуже, чем пресловутые горячие пирожки, но арендовать несколько комнаток на Юго-Западе Москвы, поселить в этих комнатках десяток-другой наймитов — все в подвальном этаже, а самому занять обставленный новой непылящейся мебелью кабинет неподалеку от парадного, да еще и утвердить возле себя в меру смазливую овечку, — это кирпичи дозволяли. Сашенька алкал богатства. Настоящего. Он видел себя принцем с обложки журнала — из тех солидных изданий, что так любили фотосессировать Марину и Арика. Лупарев купил «мерседес» и поселился на Рублевском шоссе. На собственный дом, пусть даже самый скромный, или собственный надел земли, пусть и самый лоскутный, у Лупарева астрономически недоставало. Дом был снят им у старожилов Николиной горы, сдавших свой деревянный сруб со сносной обстановкой и частными соснами количеством более сорока. В сруб Сашенька въехал совместно с законной супругой Ирой, сыновьями Кристианом и Эриком и полоненной им на условиях контракта сингапурской рабыней Мглафвавой, которая простоты ради откликалась на Глашу.
Кристиану, старшему, исполнилось, кажется, пять лет, брат его был на год младше. Имена для отпрысков Сашенька придумал самостоятельно, но на этом сходство его детишек с милыми маниловскими Фемистоклюсом и Алкидом скоропостижно заканчивалось. Дети росли гадкими, скверными и избалованными. Особенно преуспевал в постижении законов патрицианства Кристиан: рабыня Глаша заслужила от него удар железным паровозиком в бровь, и на всю жизнь отныне розовый паучий шрам будет ей напоминанием о Кристиане.
Мглафвава, словно модная болезнь вкупе с двумя обезьянами, бочками злата и грузом шоколата, была импортирована из Малайзии, где распространением подобного рода забав занимало себя некое агентство. Дело в том, что у всякого рода лупаревых еще со времен Российской империи в крови сидит страсть к диковинам. Диковины нужны лупаревым, словно стакан воды жаждущему, — без диковин лупаревская жизнь захиреет, так как нечего станет показывать другим лупаревым, чтобы те впечатлились. Рабыня из Сингапура была для нашего Лупарева чем-то сродни адмиральскому вымпелу, ее демонстрировали гостям с прелюдией «наша служанка, масса достоинств, старший из нее веревки вьет, а она ничего, терпеливая, вот что значит не наша культура». И ровно ничего из ряда вон выходящего не внесла Глаша в жизнь лупаревского семейства, уйдя во мрак, растворившись где-то в среднерусской осенней равнине, там, где начиналась глинистая и прилипчивая, в дождь нахоженная тропа.
А вот был в семье Лупарева еще один занятный случай, теперь уже с младшим его. Крошка Эрик залез в автомобиль, стоящий на взгорке, умудрился его завести и снять с ручного тормоза и низвергся в нем до одной из сорока с чем-то сосен участка, сам притом нимало не повредившись, да и машину изувечив не основательно. Родители превратили злодейство в кич:
— Нет, ну вы только подумайте, что за умница! — с умилением, подпустивши в голос материнской амброзии, ворковала супруга Ира.
— Это ведь сообразить надо! — вторым голосом фонил Сашенька. — Какая наблюдательность! В эти годы я таков не был. Отрадно, что дети идут далее родителей, — с умиленным вздохом заканчивал он и при этом водил рукой чуть выше колена, словно гладил собаку.
Ирина считалась подругой Марины, поэтому Лупаревы сейчас были в ресторане вместе с прочими, и Сашенька, который любил выпить, сидел уже довольно кривенький. Ира посвящалась в какие-то тайны женского круга, то есть была при деле, а с ним никто из мужчин особенно не разговаривал, с первого взгляда определив в нем выскочку и мелкую сошку. Сашенька понимал все прекрасно, и эта собственная незначительность висела у него на шее, словно жернов, надсадно тянула, тяжелея с каждой рюмкой. Сашенька упрямо противился жернову, поднимал голову, обводил «недотрог» пьяным взором. Вспыхивал замутненный глаз его, но ненадолго — вновь он свешивал унылую голову, обиженно трепетал ушами и напоминал прибитого жизнью Карандышева, надоедливого и липкого огудаловского ухажера, пришившего бесприданницу под шелест невысокой волжской волны.
В конце стола полыхнуло смешком — это отделившееся от женщин мужское общество, в которое Лупарева не принимали, что-то обсуждая, коснулось сальной детальки. Не бог весть что за повод: чей-то знакомый недавним летом отдыхал в Биаррице с юной нимфой. На выходных, оставив ее, переехал в Ниццу, где в кафе увидел собственную супругу, завтракавшую в компании изможденных ею молодых альфонсов. Возмущенный, он потребовал объяснений и был препровожден в жандармерию, где с него взяли отпечатки пальцев, словно с вора-домушника, а супруга долгое время бродила под оконцем камеры, пытаясь охладить воинственный пыл благоверного. К вечеру ей удалось достичь желаемого, и лишь тогда деликатные жандармы, уловив в их болтовне примирительные интонации, отпустили лжеправедника на волю. После очередного взрыва смеха Сашенька окончательно решил, что смеются над ним, над его аутсайдерской позой, над его потугами, цена которых во хмелю становилась ему пронзительно понятной. Тогда он вскинул голову и под хруст шейных позвонков ни с того ни с сего назвал не успевших еще отсмеяться мужчин сволочами и еще как-то исключительно похабно. Описывавший минутой ранее немую сцену, разыгравшуюся между супругами в кафе Ниццы, воочию увидел иллюстрацию к своему рассказу, ибо все остолбенели от подобной Сашенькиной выходки, но потом лишь махнули рукой: мол, с него и в трезвости-то нечего взять, с убогого, так чего ж мы ищем от него в пьяном раже. И Лупарев, ожидавший несдержанности, вспыльчивого ответа — словом, действия, — а встретивший все то же равнодушное презрение, заплакал пьяными откровенными слезами, оставшись в совершенном одиночестве, и некому было утешить его в тот чужой именинный вечер.
* * *
Сидящий тут же, за столом, Арик, поглядывая на своего престарелого родственника, в который раз покрывался гусиной кожей, что всегда бывало с ним в предвкушении скорой и значительной поживы — так у хищников дыбом встает шерсть на загривке и хвост делается трубой. Вот и Арик неспокойно ерзал на бархатной обивке гамбсовского полукресла из гарнитура, бог весть как попавшего в ресторанную обстановку.

Глава 2

Может, кому-то и нравится жить в Сочи, вот уж не знаю таких. Сам-то я здесь родился, спасибо папаше-военному. Десять лет назад он пьяным упал в море, да только его и видели. Я с тех пор всегда с опаской захожу в воду и далеко стараюсь не заплывать. Мне кажется, что превратившийся в какую-нибудь зубастую рыбину отец, соскучившийся без привычного общества, так и поджидает, когда мелькнет перед его лупоглазой рогатой башкой моя пятка, чтобы утащить меня на дно. Нет уж, папенька, довольно ты нам попил красненькой, плавай-ка ты лучше один.
А Сочи мне надоел. Раньше я любил его, а теперь не могу узнать свой город — таким он стал пафосным, дорогим... совсем чужим. Местные жители, то есть и я в их числе, чувствуют себя на положении досадливых мух, от которых отмахиваются отдыхающие. Делать здесь нечего. Таксистом я становиться не хочу, карманником тоже, да и приличная с виду работенка администратора в каком-нибудь отеле меня не прельщает. Мне бы чего-то такого... Учиться после школы я не стал, было не на что, а так хотелось в Москву или в Ленинград, даже лучше в Ленинград, там ведь есть Финский залив — пусть совсем другое, но все же море. Но в Ленинграде у меня никого, да и после того как он стал Питером, тоже никого не появилось. А вот в Москве, мать говорила, жил когда-то родственник по фамилии Мемзер. Этот родственник, доводившийся мне дядей, благодаря своей фамилии уехал было в Америку, там страшно разбогател и вернулся сюда, чтобы богатеть дальше. Так многие делают, ссылаясь на ностальгию. Говорил мне кто-то, что у эмигрантов это называется «камбэкнуть на Рашу», или на «мазерлэнд». Как это часто бывает, Мемзер о нас, скромной своей сочинской родне, и не вспоминал, да и мы ему не докучали совершенно, опасаясь, по провинциальной своей наивной воспитанности, вызвать его раздражение или даже ярость своим внезапным появлением в его жизни.
Я меж тем устроился слесарем в автосервисе и немедленно ощутил себя белейшей из ворон в этом обществе замасленных мужиков с их вечной потребностью опрокинуть чекушку безо всякого повода и разговорами «за жизнь». Все это мне претило, я лишь выполнял то, что мне говорили, а возвращаясь домой, помогал матери по хозяйству, копался в семейном достоянии — огородике или делал уроки вместе с младшей сестрой. Иногда шел к морю — был у меня там свой укромный угол, где я устраивался с бутылкой колы и книжкой или каким-нибудь журналом, где печатают рассказы. Пляжная полоса впереди была пустынна. Все прибрежные достопримечательности находились в стороне, и я лишь раз вынужден был стыдливо отвернуть от своего убежища, в которое проникла молодая страстная парочка отпускников, освобожденных от супружеских уз на срок в две недели ровно. Возможно, то, что я на них натолкнулся, было каким-то знаком, но я, разумеется, ни о чем таком не подумал и, растеряв все романтическое настроение, созданное предвкушением покойного чтения чужих мыслишек в журнале, побрел домой, размышляя по дороге о вполне непристойных вещах, касающихся безмятежных адюльтерщиков, лишивших меня заслуженного вечернего отдыха.
Мать встретила меня в некотором волнении — это выражалось в том, что очки ее были пристроены на лбу, прядь когда-то каштановых, а ныне пегих от преобладающей седины волос выбилась из-под платочка и в руках она держала письмо.
— Вот, твой дядя наконец о нас вспомнил, — произнесла она со значением. — Он скоро будет здесь.
— В смысле? — Я отнюдь не разделял ее возбуждения, все еще лелея подробности соития тех изменщиков, и вопрос мой вышел совсем тусклым и до того непонятным, что я вынужден был конкретизировать: — Он разве у нас собрался остановиться? Но у нас негде! Не на кухне же ему спать, в самом деле, — и, вдавив в речь какую-то ненужную паузу, добавил: — Мама.
Мать вся как-то собралась, сжалась, словно пружина, и этот ее завод сошел на нет всплескиванием рук, от чего очки вернулись на свое привычное место, оседлав нос и сделав мать прежней, знакомой:
— Да конечно же нет, Сереженька! Твой дядя человек, — она со значением произнесла следующее слово, — очень богатый, — мать выговорила это четко, по буквам, — и собирается нанять горную виллу. Он зовет всех нас в гости, непременно надо с ним повидаться!
Я пожал плечами, скорее из духа юношеского противоречия, чем в действительности так считая:
— Зачем это? Я, во всяком случае, никуда не поеду.
Мать немедленно рассердилась. Она стала позволять себе вот так шквалисто сердиться после утопления пьющего моего родителя, словно ранее концентрировала в душе эту естественную человеческую способность выходить из себя, не проявляя ее при отце, который во хмелю распускал руки и не раз бил ее. Но тут, к моему удовлетворению, и сестра поддержала меня, заявив, что мы нищие, но гордые и ни на какие смотрины к богатому дядюшке никогда не потащимся. Мать спорила с нами, а потом вдруг сразу как-то ослабла, с ненатуральной безнадежностью махнула рукой, пробормотав: «Что же я хочу, ведь я сама вас так воспитала», — и больше не настаивала. На следующий день была суббота, в автосервисе у меня выдался выходной, и я видел, как после долгих сборов мать, надев все же то самое платье, которое она примеряла первым, перед восемью остальными, такими же старомодными, настоящими осколками прежней ее жизни за военным, последний раз взглянула в зеркало, провела рукой по шарикам бус и, с укоризной взглянув на меня, еще сонного, стоящего в дверях своей спальни, ушла из дому. Я пошел досыпать и, уже сладко зарывшись половиной лица в подушку, понял, что ее уход непременно должен быть связан с приездом этого любителя горного воздуха — моего американского дядюшки.
День тянулся как-то неравномерно, и один час, пролетев, как мне казалось, за четверть часа, сменялся другим, тянувшимся никак не быстрее трех своих эквивалентов. Мать вернулась под вечер, от нее вкусно пахло мускатным вином, духами, которых у нее никогда не было, и еще чем-то нездешним, но весьма приятным. Она сдержанно улыбалась (исхитрялась улыбаться, даже когда пила чай) и таинственно молчала, справедливо ожидая взрыва нашего любопытства. Этот немой поединок, эту партию клуба молчунов сдала сестра, которая, не выдержав, спросила что-то дежурное, что-то похожее на «Как все прошло?», но все же немного не то. Впрочем, это неважно.
— Все же очень жаль, что я не воспитала тебя в кавказском послушании. Мне было неловко перед твоим дядей, когда я заявилась одна-одинешенька и поначалу имела глупый вид. Он ведь так хотел тебя видеть. Ты его интересовал гораздо больше, чем какая-то старушенция. Представь себе — только о тебе мы и говорили! Но, тем не менее, все закончилось прекрасно! — Мать, довольная тем, что все шло так, как она задумала, щелкнула пальцем по своей фарфоровой чашке — щелчок этот вышел у нее каким-то по-мальчишески озорным — и принялась расказывать дальше. Из ее слов мы узнали, что являемся бледным отростком мощнейшего финансового ствола, который представляет собой наш еврейский дядюшка, вернувшийся из своей Америки. Видно было, что все эти слова — лишь частые шпалы, уложенные под рельсы, которые должны в конце концов куда-то привести, чем-то таким возвышенным закончиться, чем-то, что никак не будет похоже на заурядный тупик или депо, воплощенное в последнем глотке маминого чаю. Так и вышло. Мать с торжеством извлекла из сумочки конверт и принялась им трясти над столом. Из конверта выпали американские купюры. Собрав все эти существенные и значительные бумажки в веер, мать указала им на меня и торжественно произнесла:
— Собирайтесь, молодой человек! Вы едете покорять Москву!
Думаете, я возразил ей? Что толку возражать, коли веер реален, коли впереди Москва, коли дядюшка оказался порядочным и согласился потрафить племяннику, призвав его под свою благополучную сень? Ну не противопоставлять же, в самом деле, всей этой заманчивости мой автосервис, овражек в береговой полосе, обесчещенный двумя скоропостижными любовниками, разлетевшимися к тому времени по разным городам, окунувшимися в реальность своих семей и привычность супружеского благополучия и тотчас позабывшими о данной друг другу клятве в скором времени встретиться.
Оказалось, что дядюшка боится самолетов и даже из Америки прибыл, затратив кучу времени на морское путешествие до Европы, а оттуда уже поездом на Белорусский вокзал. Поэтому, отдавая матери конверт с веером, он попросил, чтобы любимый, никогда им прежде не виденный племянник прибыл к нему так же, поездом. Самолетом я летал только раз, в детстве, стало мне тогда худо, я весь был зелено-белым, и, помню, отец в своей форме, мужественно улыбаясь окружающим, заботливо наклонялся ко мне, менял приветливое лицо на свирепую маску и аспидно шипел: «Цыц, твою мать!»
Поэтому поезд. Пусть. Тем удобнее, тем лучше, когда есть время для перехода из мира в мир, не так болезненно, не так неожиданно оказаться в незнакомой столице, с корнем выкопавшись из семейного огородика.
Я стоял у окна в своей плацкарте, наблюдая за большой стрелкой часов, застывшей перед ежеминутной судорогой, и ждал, когда от ее толчка тронется, обратится в движение весь мир. Циферблат покажет свой тыл и медленно пропадет для меня, оставшись для кого-то на месте, столбы начнут отступать, уходя вглубь сцены, подобно актерам на последнем выходе, когда уже никто не собирается кричать им «бис», а все протискиваются в гардероб. Потечет вспять перрон, унося своим течением окурки, плевки, семечную осталость, убогий киоск с развешанными журнальными красотками, угнетающими либидо отдыхающих, и людей, идущих вперед, а все же пятящихся, словно раки, благодаря преломлению в стекле исчезающих за краем оконой рамы плацкарты под каким-то особенным углом. Там, за окном, была явь, здесь — сон, ни звука, лишь ноги чуть ослабли и понимаешь, что, как и во сне, если захочешь двинуться вперед, чтобы оказаться там, среди киосков, плевков и людей, то ничего не выйдет, не стронешься с места...
На перроне суета, много женщин. Они больше любят провожать, чем мужчины. Среди них мать (радостная) с сестрой (мрачной). На сестре ее свитер, купленный на рыночке возле порта, такого небось в Москве и не увидишь, мать какая-то маленькая, зачем-то в черном, как тихий смиренный инок. Она выполнила свою задачу в отношении меня и теперь притворяется. Вон и рукой мне машет как-то совсем по-другому. Впрочем, я и не знаю, как она обычно машет. Какая теперь разница? Прощайте, прощайте, прощайте!
* * *
Пропал вокзал за окном, пропал Сочи, в котором он прожил двадцать три года. Хоста, Мацеста, Дагомыс, фонтан с подсветкой — городская гордость и место сборищ таксистов и проституток, бесчисленные шашлычные и концертная терраса с афишей Ларисы Долиной, автомат с грушей, измеряющей силу удара подвыпивших курортников, и только море долго еще тянулось за окном и обещало никогда не закончиться, но обмануло, поезд отвернул и море исчезло — все пропало, и он, оказавшись в не успевшем еще раскалиться пространстве плацкартного вагона, осмотрелся.
Напротив сидели какие-то тетки, и одна из них решительным жестом уже достала из-под откидного столика сверток с вареной курицей, а другая подняла над коленями свое вязанье, питавшееся через толстые, словно мучные червяки, шерстяные нити, тянущиеся из недр сумки, где их нехотя отпускали тугие клубки. Слева, на двойном месте, расположился какой-то стриженный ежиком спортсмен с жилистой шеей и в майке с фирменной закорючкой. Его визави был еще крупнее и загораживал своей спиной проход, так что все проходящие вынуждены были просить его как-нибудь подвинуться. На это широкоплечий откровенно хамил, советовал поискать другую дорогу и вообще вел себя крайне вызывающе, да еще и оказался приятелем стриженного ежиком спортсмена, с которым они тут же начали пить водку и закусывать рыбными консервами, взломанными с помощью перочинного ножа. С опаской поглядев на эти грозящие вскорости привести сами себя в действие бомбы системы «Быдло», Сергей, вдруг спохватившись, что они уже прикарманили его конверт с зеленым заветным веером, судорожно зашарил рукой, нащупывая, вожделяя ощутить под пальцами приятный обнадеживающий хруст, гарантию своего безбедного (он не думал сейчас о милостях дяди, так как не мог еще к ним привыкнуть) столичного жития. Тревога почти наповал убила его, сердце готово было извергнуть из двух носовых кратеров потоки теплой лавы, но, по счастью, конверт и не думал исчезать — свернутый вдвое, он по-прежднему покоился в потайном, нашитом матерью кармане, заколотом английской булавкой.
Переведя дух, наш путешественник несмело повернул голову в направлении казавшейся теперь чуть безопаснее преступной парочки и, всмотревшись в лицо огромного Кингконга Гардеробовича, с отвращением увидел, что лицо это словно собрано из кусков разбитого зеркала и какой-то фантастической иглой грубо сшито заново. Кингконг Гардеробович, уже под хмельком, рассматривал собственные колоннообразные пальцы и время от времени принимался с удручающей тревожной быстротой шевелить ими, а после вдруг подносил какой-нибудь палец ко рту и отгрызал заусенец, сплевывая его вместе с коричневой слюной на пол. Занятие это вскоре ему наскучило, и он поднял лежащий перед ним журнал с полуголой красоткой на обложке — можно было сделать верную ставку на то, что журнал куплен в вокзальном киоске. Раскрыв его посередине, Кингконг немедленно стал утробно хохотать, перемежая свой смех икотой и звуками громоподобной отрыжки. Его сосед-спортсмен, выпив полстакана, гладил себя по шее и сморкался в какую-то бумажку. Тетки напротив хищно терзали ранее замученную для них курицу, которой теперь уже было все равно. Косточки они заворачивали в газетные обрывки и с несмелыми ухмылками бросали под стол, а разделавшись с курицей, принялись за большие зеленые яблоки, оглушительно хрустя ими и давясь соком. Огрызки последовали туда же, куда и куриные кости, а после обе женщины принялись за вязание, с каким-то истуканьим упорством перебрасываясь сведениями, составляющими тайну их общих знакомых, эстрадных певичек и актеров.
Эти наблюдения сыграли с Сергеем недобрую шутку: он понял, что его сейчас вырвет. Одновременно с ощущением близко подступившей тошноты он вспомнил случившееся с ним в школе, когда на какой-то торжественной демонстрации он вот так же неожиданно сделался бледен и вывернулся наизнанку при всеобщем внимании. До роковой секунды оставалось менее ее самой, и Сергей, схватив чемодан, бросился к тамбуру, задевая углами багажа колени, торсы и выставленные в проход края ботинок. В тамбуре ему стало легче: по счастью, окно было опущено, и он стоял, глотая сентябрьский воздух, все еще очень теплый в этих местах.
В тамбуре показался проводник, попросил для проверки билет. Сергей, отколов английскую булавку и коснувшись веера, неожиданно для себя вместе с билетом достал крупную банкноту и, втолкнув билет вместе с нею в разжавшийся кулак проводника, попросил того изыскать возможность перевести его, Сергея, в вагон купейный, а если возможно, то и в мягкий.
— Ну, идем, — с какой-то пошлинкой подмигнув, сразу откликнулся впечатленный его щедростью и отношением к жизни проводник.
Проходя насквозь вагоны, он видел за окном мимолетно изменившуюся природу: лес стал другим, гуще, выше, травы сочнее. Наконец плацкарты кончились и начались купе, и Сергей был совсем не против занять полку в одном из них, дав себе слово, что не станет привередничать, а сразу же отвернется к стенке и уснет. Но и купе прекратились; проведя Сергея через ресторан, проводник открыл перед ним дверь в мягкий вагон, где в больших салонах пассажиры восседали на диванах, потягивая коньяк и читая свежие, деловито шуршащие газеты. Собственно, вагон был разделен пополам: спереди находились спальни, а к ним примыкали салоны на несколько человек каждый. Пассажиры побогаче оплачивали и спальню, и салон, а некоторые так всю дорогу и ехали в салоне, лишь на ночь оставаясь в относительной нестесненности.
Мягкий вагон был для Сергея чем-то по-неземному притягательным, совершенным признаком непозволительной прежде роскоши, вот так молниеносно наступившей, словно посреди дыма дешевых папирос вдруг отчетливо раздался голландский аромат вишневой косточки. Меж тем проводник открыл перед ним дверь салона, что-то сказал, но в этот момент поезд въехал в тоннель, а когда выбрался из него, совсем-совсем скоро, проводник, как в сказке, исчез, словно провалился вниз и сидел теперь на шпалах, озадаченно потирая ушибленную голову. Сергею же проводник мог бы представиться апостолом Петром — ключником, проведшим его из плацкартного ада в Эдем спального вагона, но эзотерический настрой обыкновенно приходит позже, по осмыслении произошедшего, а оно ведь только сейчас случилось, и незачем о нем размышлять — ничего в нем нет, чтобы назваться воспоминанием...
В купе-салоне, очень просторном, обитом мягкой, бесшумной тканью, сидели двое: небывало красивая огромноглазая женщина, совершенно какая-то чудесная, из тех, которых и в мечтах у Сергея даже не водилось, и довольно пожилой, очень респектабельный господин, весь такой подтянуто-загорелый, с тщательно закрашенной сединой на висках и крупным бриллиантом превосходной воды на мизинце. Сергей с провинциальной осмотрительностью аккуратно присел на свой диван и тут же провалился в его упругую дорогую мягкость, неожиданно, помимо своей воли, откинулся на спинку и не больно, но гулко ударился затылком о плюшевый валик. Раздался звук, будто стукнули палкой по туго набитому мешку. Пассажиры его (теперь и его тоже) купе сделали вид, что не обратили на эту неловкость ни малейшего внимания, лишь женщина с едва заметным высокомерием поглядела в его сторону, но тотчас же отвела взгляд. Он вздумал было стесняться, но стесняться было не перед кем. Ободренный этим фактом, равно как и воспитанностью своих соседей, Сергей принялся смотреть в какую-то книжку, на самом же деле разглядывая их, совсем новых для него во всех своих проявлениях людей. Очки помогали ему проделывать наблюдения с большей конспирацией.
Дама была одета в кипенно-белый, сильно декольтированный и довольно длинный снизу наряд, долгота которого, впрочем, с лихвою превозмогалась боковым разрезом на юбке, поднимавшимся много выше колена. Кожа ее, лишенная загара, светилась изнутри чуть заметным оттенком персика. Шея была грациозной, пальцы длинными, грудь полной, волнующей и высокой. Красоту ушей подчеркивали две бриллиантовых капли карата в два каждая. На груди застывшей слезой покоился камень еще больший, а пальцы были почти без украшений, лишь безымянному левой руки повезло — его дважды опоясали кольца: в одном переливался и рассыпал по сторонам бесчисленные брызги света бриллиант, посаженный в оправу столь искусно, что он был виден весь, второе, обручальное, представляло собой простой ободок из белого золота. Серьезное лицо дамы было прелестным: губы полные, лоб высокий, на щеках — едва намеченные нежные ямочки, светлая копна волос убрана назад и затянута в простой походный хвост. Ее спутник казался иностранцем, потому что на носу его уютно сидели очки для чтения, да и вообще... Ну, словом, иностранцы непременно должны быть такими. Однако Сергей ошибся.
— До чего же мне охота чего-нибудь выпить, — протяжно, даже с какой-то обидой сказал этот господин совершенно по-русски и без малейшего акцента и, взяв со стола маленькую бутылочку французской воды, потряс ею над хрупким высоким стаканом. Из бутылочки в пустой стакан упала одинокая капля, и господин, вздохнув, опять пожаловался: — Хоть бы фруктов принесли. Надо было купить в городе. И зачем я тебя послушал?
— Но ведь это ты затеял игру в прятки на вокзале, — фыркнула женщина с легким, но не жеманным негодованием. — Я все никак не забуду, такая глупость все-таки...
Ее муж устало потер лоб и неопределенно пожал плечами.
— Ты сам виноват, что нам пришлось прятаться, — добавила его жена и поправила на коленях юбку, искушенным боковым зрением моментально уловив, какое впечатление произвели на недавно вошедшего молодого человека ее ноги. Он, заметив, что от нее не укрылось его любопытство, с показным вниманием стал смотреть в свою книжку.
— Ладно, — она говорила тихо, только для мужа, — эту тему стоит закрыть.
Муж знал, что своим молчанием необыкновенно раздражает ее. Глаза его светились озорством, брови ассиметрично разошлись (правая была много выше), а еще он жевал резинку, энергично двигая челюстями. Происшествие, которое немного рассердило его супругу, не стоило вообще-то и выеденного яйца. Московский доктор прописал Мемзеру двадцать дней горного воздуха, тишины и орехов в меду. Составляющие рецепта были доступны повсеместно, за исключением этих самых орехов. Зацепившись за них мысленно, Мемзер уже сам и выбрал это место сравнительно недалеко от Сочи, где теперь есть сносный hotel международной марки и от этого отеля недурные виллы, которые состоятельные господа предпочитают нанимать на выходные и праздничные дни. В Сочи у него было и другое, чрезвычайной важности дело, и рецепт врача подвернулся как нельзя кстати. Без этого Мемзер никогда бы не убедил супругу променять Лазурный берег на сомнительный сервис краснодарской здравницы. Она с показным мужеством выдержала в горах чуть более двух недель, а потом решительно объявила о своем желании сбежать от этой однообразной тишины и белых гостиничных полотенец, и вот тут-то, перенастроив ход мысли на хоть сколько-нибудь вялое движение, Мемзер ускорил поиски своей не такой уж и дальней родственницы, для чего, заплатив несколько монет за сведения об ее адресе, отправил по этому адресу письмо с предложением о встрече. Он рассчитывал на трогательную сцену, на пылкие объятия детей, о существовании которых он узнал из справки, подготовленной для него еще в Москве, но, как оказалось, никто не разделял силы его порыва. Жена и слушать не хотела ни о каких бедных родственниках и на время встречи уехала кататься верхом. Сами же бедные родственники и не думали появляться, и лишь их мать, поразившая Мемзера своей бесцеремонной, ничем не прикрытой и бесхитростной провинциальностью, явилась к нему и с порога принялась просить устроить судьбу ее мальчика, что по сути своей Мемзера совершенно устраивало. Мать же продолжала с надрывом рассуждать о том, что для его сестры, должно быть, и тут сыщется муж, да и пусть девочка остается подле матери, а вот сыночек — он захиреет здесь, попадет под дурное влияние, затоскует, и жизнь его прервется, так и не свершив значительного поворота на какую-нибудь центральную улицу, по которой имеют право ходить лишь удачливые и здоровые особи, а все прочие довольствуются тем, что глядят из узких своих проулочков на этот шик и сияние. И долго бы она еще сетовала на свою жизнь, поворачивая ее перед Мемзером со всех сторон, но тот быстро понял, чего она от него хочет, и совершенно искренне сказал:
— Да пусть приезжает прямо ко мне домой. Я с радостью его устрою куда-нибудь при себе, ведь и детей у меня нет, а он получается совсем близким, твой сын. Кто знает, может быть и дело мое он...
Но тут Мемзер осекся — быть может, вспомнив колючие глаза и плотно сжатые губы своей любимой жены, а может, и по другой причине, известной только ему, — и жаждущей матери так и не пришлось дослушать эту многообещающую и кажущуюся в его устах такой серьезной фразу. Разумеется, она, его супруга, и есть единственная законная наследница. Да и что вообще говорить о каком-то завещании? Ведь он еще крепок и слишком любит жизнь, чтобы помышлять о тоскливой бренности, переходе в мир иной и оставлении супруги в роли богатой молодой вдовы. У него на этот счет совсем иные планы. Нет-нет, довольно об этом, а мальчик — что ж, пусть мальчик приезжает...
Жена восприняла его затею крайне отрицательно и назвала ее «нашествием голодных ртов в успешное предприятие». Он тщетно пытался отговориться, ссылаясь на то, что всего один голодный рот не в силах что-либо испортить в его деле, крепком и надежно поставленном. Испытывая неловкость перед родственницей, он ничего не сказал ей о местонахождении своей супруги и, стремясь предотвратить ситуацию, при которой вновь обретенное семейство, одумавшись, теперь уж запросто решит в полном составе заявиться к ним, солгал, что завтра же уедет из Сочи, тем более что дело свое он сделал. Спустя несколько дней, уже разместившись в вагоне, он вдруг увидел из окна свою родню, непонятным образом тут оказавшуюся. Обнаружить себя было неловко, и фрукты, свежие и сочные, уложенные в корзину вокзальным торговцем, так при нем и остались, хотя Мемзер с женой еще в такси твердо обязались друг другу не забыть купить в дорогу как раз такую корзинку.
Превосходно отдохнувший, налитой бодростью и желанием Мемзер, выглядящий так, будто мир каким-то образом весь, целиком, находится у него в кармане и был там всегда, сколько он себя помнит, жевал свою резинку и гармонировал со всем, что было вокруг него, на нем и внутри него. Единственным крошечным пятнышком на этом полотне, созданном Совершенством, был невесть как попавший в их купе молодой человек, и Мемзер принялся его рассматривать, цепляясь за малейшие детали облика, отметив про себя выглаженный пиджачок надевавшегося на выпускной школьный бал костюма, свежую дешевую сорочку, такую тонкую, что она грозила расползтись от ветра или неловкого движения, ботиночки с затертыми ваксой проплешинами на задниках, покрытую конфетным золотцем оправу очков. Все это проницательный делец ощупал, взвесил и, оценив с точностью до копейки, ностальгически вздохнул, вспомнив себя, вот так же когда-то отправившегося в Москву из дома своего деда Исаака в Кишиневе.
Сергей меж тем, почувствовав к себе такое пристальное, раздевающее внимание, готовился уже с вызовом поглядеть на этого физиономиста, но тот, предчувствуя на уровне импульса, отвернулся, да и жена весьма кстати что-то такое добавила к своей обвинительной речи. Она была из тех решительных, расторопных дамочек, что привыкли всегда ставить в разговоре последнюю точку, даже в случае, когда в этом не было никакой необходимости.
— Я надеюсь, вся эта неприятная суета теперь в прошлом, — вот что услышал Сергей и при звуках ее голоса едва заметно вздрогнул от удовольствия. Голос у нее был глубоким, а вовсе не протяжным, кокетливым, пустомельным. Ровно ничего пошловато-обыденного в нем не было, и чувствовалась даже некоторая царственность, что, впрочем, не раздражало, а воспринималось как само собой разумеющееся у таких вот обеспеченных и серьезных женщин. Заметив, что молодой человек обратился в слух, она с легкой тенью досады отвернулась к окну и принялась наблюдать за мельканием дорожных столбов, от нечего делать ведя им счет. Это подействовало гипнотически, женщина, сама того не замечая, сомкнула веки и провалилась в минутный сон. И кое-что даже приснилось ей: миролюбивое, улыбчивое и оттого невыносимое лицо мужа, который прекрасно знал, что она знает, что он знает, как раздражает ее это его снисходительное молчание. И вот, готовая высказать прямо в это лицо что-то особенно резкое, она проснулась. Но купе было рассечено сияющими лучами, а Мемзер с миролюбивым молчанием сидел в своем углу, весьма уютно там устроившись, и читал американскую книжку, толстую, с выпуклыми золотыми буквами названия — какой-то бестселлер, выпеченный «Нью-Йорк Таймс» сравнительно недавно. Привыкший от всего получать удовольствие, но не требовательно, а просто так, по сложившейся жизненной традиции, он и читал схожим образом, впитывая так и не ставший ему родным язык с явной старательностью прилежного ученика. Мемзер был работоголиком, всякое напряжение принималось им за истинную благодать, и сейчас он был счастлив, что работает, успешно складывая в уме английские слова в наполненные смыслом предложения. Увлекшись книгой, он ничего вокруг не замечал и даже страницы переворачивал очень быстро, не давая застывшему, неинтересному, предсказуемому мирку купе вновь овладеть им. Каждым переворотом страницы он отмахивался от этого мирка, словно от домашней назойливой но, тем не менее, любимой собачонки.
В жене Мемзера эти сияющие лучи не будили ничего романтического и с ее точки зрения могли называться лишь привычной для купе духотой. Поезд и обязан быть душным, так заведено, таков порядок, а значит, хорошо, что духота существует согласно правилам. «Вообще, — рассуждало ее сознание, — все в жизни и должно идти вот так, согласно правилам и четкому расписанию, без потрясений и вольностей, в ней не должно быть места опереткам и водевильчикам». Шекспир с его жизнью-театром и людьми-актерами был для нее неприемлем, а потому ей и неведом. Модная американская книжка должна лежать на виду, на журнальном столике в «зале» или кичливо стоять на полке шкафа из карельской березы в просторной библиотеке. В купе ей не место. Здесь подойдет какой-нибудь сборник кроссвордов, журнал с караваном глянцевых историй, романы Донцовой или Тополя, в конце концов. Совершенно незачем с таким студенческим, нарочито-заумным видком вот так смаковать американский бестселлер. Это сущее ребячество, это не подходит для мужа-бизнесмена, это легкомыслие и личина. Наверняка все это он делает нарочно, чтобы рассердить ее. «Папины причуды», — вдруг подумалось ей, и, вспомнив о разнице в возрасте с мужем, она невольно взглянула на молодого соседа. Представила, как отбирает у мужа книжку, прячет ее в чемодан. Опомнилась — никогда она себе этого не сможет позволить — и вновь с досадой отвернулась к окну.
Теперь уже ничто не мешало Сергею разглядывать ее. Он даже отложил машинально свое чтиво и лишь спустя минуту, спохватившись, вновь прикрылся обложкой, будто щитом, при этом почти безотрывно пожирал глазами ее прелестное лицо.
Поезд еще раз повернул, и солнце теперь полностью завладело их купе. Сергей видел, как солнечный свет придал молодой женщине какую-то немыслимую, изысканную утонченность, словно вся она купалась в невероятном, сияющем, роскошном облаке. На миг он перестал помнить, что муж ее — загорелый, крепкий, судя по всему, очень следящий за собой человек находится здесь, совсем рядом, и у Сергея чуть было не вырвалась какая-нибудь незамысловатая фразочка, вроде «кхе-кхм, а вот как вас зовут? А можно я отгадаю? Ах, я ошибся? Скажите пожалуйста, а ведь я был уверен, что вас зовут именно так», ну и все прочее в подобном пошленьком духе. Однако муж был тут и миролюбиво сопел за своей книгой, не замечая ничего вокруг, — столь же безразличной ко всему выглядит собака, которой дали грызть кость, однако если положение станет критическим, кость ее не остановит и нарушителю будет искусан весь его замысел. И Сергей сразу отступил, одумался, как-то обиженно засопел, полез за носовым платком, протер очки, вновь нацепил их, словом, проделал массу никчемных действий, лишь бы погасить в себе это непреодолимое желание заговорить с красавицей.
Ему помогла бесцеремонность проводника и сочный звук отошедшей в сторону по хорошо смазанным полозьям купейной двери:
— Обед, прошу вас, кто желает, — с ленивым достоинством произнес проводник и красноречиво напружинил руки, держащие железный ящик с колесами, в котором этот самый обед и томился, упакованный в аллюминиевые порционные судки. — На горячее у нас курица или... — проводник запнулся и с недоверием поглядел на свой ящик, — или рыба.
— Нам ничего, — Мемзер, который вот уже полчаса томился мерцающим чувством голода, но все никак не мог оторваться от книги, теперь решительно ее отложил, нежно посмотрел на жену, словно ища у нее поддержки, и добавил: — Мы идем в ресторан.
— Для вас, пожалуйста? — проводник с надеждой посмотрел на Сергея, но тот лишь мотнул головой, и проводник с негодованием удалился.
Жена Мемзера не хотела идти в ресторан, она вообще терпеть не могла поездов, и предстоящий переход из вагона в вагон казался ей чрезмерным насилием, форменной жестокостью. Она, пожалуй, взяла бы для себя рыбу или... курицу, ах! — какая в сущности разница! Но он, он вечно все испортит, все сделает по-своему, как будто бы ее и нет вовсе, вернее, она есть, но желаний ее никто не спрашивает, пусть это и мелкие, обыденные желания, а не покупка манто или авто, где она всегда выбирала лишь на свой вкус. И вот теперь придется тащиться, ступая по шаткому вагонному полу, туда, где сидят какие-то люди, которых ей совершенно не хотелось видеть. И кто-то из них непременно будет уже пьян и нелепо балагурист, кто-то станет есть, чавкая, селедку, кто-то со значением будет рассказывать о делах на своем производстве. Женщины будут пытаться казаться воспитаннее, чем они есть, роняя с неумело зажатых в левой руке вилок крупные, неловко порезанные туповатым ножом куски отбивной. Чей-то ребенок с искаженным лицом опытного сумасшедшего, издавая звуки волынки, примется носиться вдоль прохода меж столиками, а его мать, сидящая в обществе своих подруг за шампанским, станет время от времени окрикивать его резким голосом не раз обманутой женщины. Покидая купе, женщина, все еще очень сердясь, позавидовала этому невесть как попавшему в вагон первого класса парню, который достал из своей дорожной сумки сверток, а уж из свертка слежавшиеся, обтекаемой формы бутерброды и бутылку колы, и немедленно и с очень аппетитной жадностью начал есть. Она невольно засмотрелась на этого беззаботного паренька. Ей вдруг захотелось остаться — просто стоять и смотреть, с каким искренним аппетитом он ест. «Кто как ест, тот так и любит», — вспомнила она услышанную где-то мудрость.
Мемзер вытащил из кармана карточку, заложил ею место в книге, мягко ее захлопнул и поднялся следом за женой, наполнив собой весь объем купе. Они двинулись к выходу, и Сергей поджал ноги, отчего сделался очень похожим на турка — ему лишь не хватало этой ведрообразной, с кистью, шапочки.
* * *
Сергей остался со своей сухомяткой в неожиданном интиме купе. Он жевал безвкусный черствый сыр и мягкий раскисший хлеб, он пил свою химическую отраву, он смотрел в окно. За окном все неизъяснимо поменялось. Исчезли южные сады, все чаще попадались какие-то поля с синеющим на горизонте лесом. Белые сараи, словно горсть с сожалением выплюнутых зубов, полупустые полустанки с мелькающими яркими кофточками, которые довольно скоро сменились на разноцветные плащи. Вот грянул мост, блеснула внизу вода, хотя нет — это не вода, а отражение солнца в ветровых стеклах автомобилей на широкой автостраде, но была и вода, и снова поля, сараи и плащи на полустанках.
Бутерброды кончились, он сделал последний глоток, уселся поглубже да поудобнее и закрыл глаза.
Москва, Москва! В самом этом названии уже была волнительна каждая буква, каждый слог. Он никогда раньше не был там, а впрочем, нет, был — в пятилетнем, кажется, возрасте, на каком-то вокзале, проездом из города N в город опять же N, где отец получил новое назначение. С этим переездом, с вокзалом связано было самое, пожалуй, значимое их семейное предание. Маленький мальчик ухитрился потеряться, и тогда сценарий его поисков был проигран до конца. Было все: и слезы, и беготня, и расспросы «не видели ли вы тут мальчика, такого... в курточке и синих штанишках», и милиция, и объявление по радио, и какой-то магазинчик, в котором он увидел диковинных игрушечных солдатиков, да так и стоял, раскрыв рот, пока, наконец, догадливый грузин-продавец не спросил его имя и не отвел к тому месту, откуда велась радиопередача. И вновь слезы, и вновь расспросы «как ты мог, неужели ты на понимаешь, как мы тебя...», и свирепость отца, от оплеух которого Сережу заслоняла мама, и все тому подобное. Вот такой Москва ему не запомнилась, он не ведал ее, но, как ему казалось, понимал и ничуть не пугался. Ему пригрезился широкий Новый Арбат, не раз виденный им в чертовом ящике, совершенно пустой, без людей, хотя и наполненный свистящими автомобилями, и идущая по нему красавица. Э, да что-то уж больно похожа она на вот эту самую, только что покинувшую купе прелестную даму! И красавица шла навстречу и улыбалась, и раскинула руки, приглашая его в свои объятия. Он шагнул к ней, она насмешливо протянула ему какой-то ключ, он хотел взять, но так произошло, что она уже выпустила, а он еще не поймал, и ключ мягко, словно лист, опустился на асфальт, Сергей нагнулся за ним и... провалился в совсем уже основательный, черный сон без видений.
Он спал, широко раскрыв рот, и в горле его что-то влажно клокотало. Очки, как и положено им, оставшись без присмотра, немедленно спозли на кончик носа, и одна из дужек показалась из-за уха, призывая все остальные части: линзы, перемычку с упорами и свою более благоразумную товарку — победокурить и закончить падением на мягкий пол вагона. Прошло около двух часов. Сергей безмятежно спал, вытянув ноги, и супругам пришлось акробатничать, перешагивая их, как бурелом в лесу. Кухня вагона-ресторана оказалась сносной, и жена Мемзера была в хорошем, томном настроении. Эти вытянутые ноги молодого птенца лишь позабавили ее. Кажется, она даже отпустила по этому поводу какую-то шутку, а муж ее поддержал, и оба они, довольно хихикая, устраивались поудобнее на своих диванах. Мемзер был очень доволен эмоциями жены, два-три раза принимался за повторение какой-то старой, еще во время обеда им предложенной шутки или анекдота, и всякий раз она улыбалась, притом совершенно не слушая мужа, а думая совсем о другом предмете. И предмет этот находился совсем рядом и видел сладкий сон.
Состав принялся тормозить и вскоре, почти совсем растеряв былую резвость, пришвартовался вдоль какого-то перрона. Мемзеру в голову пришла шальная мыслишка, он выскочил на перрон, заметался в поисках прилавка с цветами. Ничего не нашел и, часто смотря через плечо на колышушийся в людских волнах поезд, нырнул в здание вокзала, где никаких цветов не купил, так как не смог сопоставить свою душевную возвышенность с обыденным и даже жалким видом сомнительных увядающих букетов. Раздасадованный, он обзавелся какой-то газетенкой, хотел было купить еще что-то, но вспомнил о краткости стоянки, выскочил на перрон и увидел, что поезд, придя в движение, набрал уже достаточную скорость, и теперь он его вряд ли догонит. Все же он побежал, сквозь оконце тамбура увидел лицо проводника, махнул ему, и тот милостиво открыл дверцу и подал ему руку. Путь Мемзера пролегал почти через весь состав, и он был свидетелем курящих девочек-подростков, раскрашенных в готической манере, и их спутников, очень грустных и тощих молодых людей с длинными косыми челками, спадающими им на подбородки. Кто-то огромный, бесформенный лежал под откидным столиком плацкартной «четверки», а напротив него сидел остриженный коротко спортсмен и потирал костяшки кулака, с удовлетворением поглядывая на дело рук своих. Далее начался купейный класс, где все было тихо и не пахло из туалетов столь ошеломляюще и откровенно, а уж затем показались и родные берега мягкого вагона, и вот, наконец, его купе...
Парень спал, подогнув под себя ногу. Мемзер сел на свое место, раскрыл книгу, перевел дух, поглядел на жену. Та назвала его «чокнутым дурачком» и ушла на спальную половину. Быстро вечерело, незаметно навалилась ночь, а Мемзер все читал свою книжку, упорно пытаясь вникнуть в смысл каждой странички.
Начало всякого пути всегда перенасыщено излишней конкретикой, значение которой в самом деле ничтожно и составляет всего какую-то крупинку от целой жизни. Хлопоты первой половины дороги, ее волнения мгновенно и безнадежно забываются, и сон, разделяющий путешествие надвое, делает вторую половину быстрой и оглушительно трезвой. Под утро Сергей проснулся, поглядел на часы — он проспал необычайно долго. Во рту стоял кислый привкус ностальгии, и он поспешил уничтожить его, обосновавшись в уборной. Долго брызгал в лицо тепловатой водой, сняв рубашку, вымыл под мышками, с упоением надраил зубы и растерся наждачным вафельным полотенцем. Когда он вернулся, посвежевший, выглядящий полным хозяином наступающего дня, его соседи еще спали, и он, выйдя в коридор, долго смотрел на серые очертания деревень и мощное однообразие леса, пока, наконец, Мемзер, высунувшись из спального купе, не попросил у проводника кофе.
После кофе время пошло еще быстрее, рассвет наступил окончательно, состав шутя пронзал подмосковные города, замелькали безнадежно-зеленые туши электричек, окно исполосовали улитки дождевых капель. Картина была безрадостной, и даже встречный поезд не нарушил ее: эта печальная конкретность томительно контрастировала с местом, откуда они вчера отправились, полные обманчивых надежд и ложных предчувствий. Впрочем, все эти мысли проносились лишь в голове молодого человека, который направлялся в свое вопросительное будущее. Мемзер же думал о завтрашней теннисной партии в компании с титулованным государственным чиновником, жена его рассеянно включала эльмовы огоньки ближних планов: посетить косметолога, зал аэробики, консультанта по зарубежной недвижимости... Поезд, войдя в поле притяжения столицы, наддал и пошел еще быстрее, торопясь к желанному причалу, проводник объявил о скором прибытии, Сергей принялся вытаскивать свой чемодан, они с Мемзером столкнулись спинами, рассмеялись: один густо, покровительственно, другой коротко, отвлеченно. Сергей извлек из чемодана теплую куртку, с трудом натянул ее — и то наполовину, вышел в коридор, и тут же поезд, плавно качнувшись, встал, сделалось шумно, в этой суете юноша не успел мысленно, бросив последний взгляд, попрощаться с красавицей и на короткое мгновение пожалел, что никогда более ее не увидит.
В середине платформы истязал щеки духовой оркестр. Музыкантами, одетыми не то в ливреи, не то в военную форму с золотыми кистями аксельбантов, распоряжался некто высокий, с выправкой, в черном. Завидя мелькнувшего в купе господина, высокий завершил очевидно долгий, бог весть когда начатый процесс торжественной встречи коротким «приехал», и оркестр утроил торжество звука над вокзальной муравьиной незаметностью, а высокий занял место поодаль слева, возле таких же, как он, молодцеватых, спортивных... Сергей шел по перону с легким холодком волнения в груди, к Мемзеру спешил носильщик, понукаемый широким человеком все из той же встречающей роты почетного караула. Как и оркестр, носильщик не вызывал отторжения, лавируя своей тележкой между брошенными на произвол судьбы пассажирами. Вместе с потоком бывших сопричастных к поезду людей Сергей прошел всю бескрайнюю платформу и, выйдя через здание вокзала, набитого чемоданами, кассами, спальными залами, игровыми автоматами и товарами в дорогу, оказался в Москве.
* * *
Да уж и оказался! И здесь же, сию секунду, готов был повернуться и по шпалам, обгоняя здравый смысл, нестись обратно. Толпа — одновысокая, в которой лишь изредка встречались выступающие плечи и головы, толпа бесцветная, пахнущая конским потом, подхватила меня и понесла прочь от вокзала. Нечего было и думать, чтобы повернуть вспять течению ссутуленных спин и рук, сжимающих что-то, пусть иногда лишь пустоту, или выставленных вперед, толкающих, острыми донными камнями продирающих борта локтей, тысяч ртов, изрыгающих проклятия всему сущему. Меня прибило к поручню. Я почти разорвался им по линии поясницы. К счастью, нашел в себе силы что есть мочи оттолкнулся от смертельной железной черты, заработал локтями, заслужил от какой-то полной дамы с декадентским каре прозвище «козел». Не смутившись, еще выше подтянул чемодан свой да сумку и ринулся на штурм самобеглой лестницы. Оказавшись в метро, я пропустил подряд один или два поезда, наблюдая, как правильно нужно залезать в вагон, и вполне успешно, даже с местом, доехал в третьем поезде куда мне было нужно. После такого ослепляющего начала, московского откровенного приема, я почуял, как возникла, как пришла ко мне жившая где-то на опушке ершистость. Пришла, да так навсегда и осталась, доказав свою безусловную нужность, как сухие спички доказывают ее заблудившемуся и продрогшему грибнику.
Это была московская кубическая окраина, где шелушащиеся стены домов с отчаянной, наплевательской, безоткатной гордыней демонстрируют сами себя и хранят немудреные, предсказуемые и никому, кроме квартирных воров, не интересные секреты своих жильцов, где ютятся возле тонких деревьев пыльные автомобили, а трансформаторные будки изрисованы черными острыми буквами и свастикой. Сюда мне посоветовал сосед, частенько бывающий в столице и всякий раз останавливающийся в дешевенькой гостинице. Комната нашлась, у нее был свой номер и та легкость, с которой она превращала всякого прибывшего и озирающегося по сторонам, состоящего из песчинки своего «я» человечишку в постояльца, гарантируя легкий сквозняк из-под плохо прикрытой рамы, поношенную простынь, лампочку в сорок свечей и, наконец, умывальник. Удобства в виде душа были где-то там, где заканчивается коридор, сил дойти туда почти не было, а те, что остались, пошли на чистку зубов и распаривание лица под горячей струйкой умывальника. Очки... — говорил я, что постоянно ношу их? — очки я положил рядом, сбоку, на какой-то выступ этого мойдодыра. Без очков я, признаться, кое-что вижу, но лишь до той степени, чтобы не наткнуться на что-нибудь довольно крупное, например письменный стол или шкаф. И вот сейчас я, с зажмуренными глазами нашаривая полотенце, столкнул очки, они упали, обманув меня, звуком своего падения указав несколько иное место, и я наступил на них. Очки свои я, как и многие очкарики, называю «глазами». Так вот, в то утро, в маленькой комнате постоялого двора, я сам помимо воли лишил себя глаз. Была пятница, и даже необходимость вернуть себе зрение не могла заставить меня покинуть своей комнаты, окунуться в ужасающую суету, стать безвольной деревяшкой, которой играет поток толпы. Нанести визит дяде я планировал в воскресенье утром, догадываясь, что по субботам его лучше не беспокоить. Ведь, чего доброго, дядюшка мог соблюдать шаббат, и я своим появлением мог бы вызвать его напряжение, лишнее, запрещенное заковыристым еврейским обычаем действие. Значит, пятницу я вполне могу подарить самому себе, бездарно растратив ее на неподвижность и сон. А магазинчик оптики непременно где-то есть — где-нибудь здесь, поблизости.
Успокаивая себя, я заснул, и мне приснилось, что я остановился в роскошном, с мягкими кушетками, номере, а мои очки, уже давно отремонтированные и заново оправленные в респектабельное золото, держит на подносе убедительный лакей. За спиной его выстроился духовой оркестр, все напряженно молчат, вслушиваясь, ожидая изменения моего сонного дыхания, момента моего пробуждения, с тем чтобы грянуть туш и произнести подобострастным баском:
— Ваше высокоблагородие, извольте примерить очки-с.
Ах, мечты... но что в них дурного, в сонных, бестелесных...
Пробуждение, как всегда, разочаровало сквозняком из окна и надписью на стене, сделанной шариковой ручкой. Надписью, которую прежде я не приметил, теперь же она оказалась прямо перед моими близорукими глазами. «Мир убогих и шутов». Однако... Какой-то, по всей видимости, шекспировед сделал ее, или, на худой конец, родственный мне по духу циник. Во рту скопилась горькая слюна, желудок надсадно взвыл, и я вдруг вспомнил, что невероятно голоден. Эта мысль, а за ней и немедленно последовавшее подташнивание выгнали меня из общественной кровати, заставили, многократно чертыхнувшись, найти брюки и все, что к ним полагается. Щурясь по-кротовьи, я оказался на улице и немедленно стал озираться в поисках хоть чего-то, что могло бы явиться местом, где подают, продают, подносят, отпускают, торгуют какой-нибудь едой. Сослепу мне показалось, что впереди маячит вывеска булочной, и я буквально ринулся к ней, предвкушая хруст и ломкость теплой корки, чуть тягучую мякоть и глоток чаю или кофе. Но глаза в тот сумеречный вечер подвели меня, словно сами по себе, по собственной воле решив, что им, ослепшим, надобно. Булочная оказалась оптикой и, забыв о голоде, я отдался на милость какой-то девушки, лицо которой, смутным пятном плавающее передо мной, показалось умеренно симпатичным. Голос ее был деловитым, поставленным и вытекал из смутного пятна непрерывным, без пауз, ручьем. Это бесчеловечное, механическое, дрессированное обращение смягчалось тембром: мягким, словно обволакивающим. Я с молчаливой неуклюжестью протянул свои искалеченные очки, и со стороны пятна послышался короткий нервный смешок:
— Откуда у вас этот антиквариат?
«От верблюда!» — мысленно ответил я и так же мысленно развернулся и покинул глазной ремонт, очутившись на сумеречной улице все таким же голодным и подслеповатым.
«Дедушка завещал, на смертном одре», — я заставил себя улыбнуться, и улыбка вышла кислой. Впрочем, это тоже мысленно...
— Я, знаете, из глубинки, от столичного шика отстраненной. Мы там к вещам относимся беспощадно в том смысле, что снашиваем все под корень, на моды внимания не обращая, — расшаркался я наконец-то, фиглярничая и маневрируя частями тела.
— Увы, но придется с ними проститься. Мы помочь не в силах, можем лишь подобрать что-нибудь новое. Есть недорогие модели, — суховато закончила загадочная девушка.
Что-то такое поднялось во мне — я вспомнил о своем веере, сообразил вдруг, что могу совершенно спокойно растратить его. Небось дядюшка щедрой рукой отсыплет мне еще и еще, стоит лишь ему намекнуть о возникшей надобности.
— Нет уж, давайте что подороже и, пожалуйста, скорее.
— Надбавка за срочность... — начала было она, но я по-барски отмахнулся:
— Лишняя информация. Скажите лучше, где можно подождать, желательно неподалеку, а то я ничего не вижу, ненароком еще попаду под трамвай.
— А у нас тут трамваи не ходят, — зачем-то ответила она.
— Мерси, но тем не менее?
— Можете посидеть вон там, за стеллажами. Там есть телевизор и журналы.
— А кофе?
— Хорошо, сделаю вам кофе.
— А что-нибудь посущественнее? — я откровенно наглел, меня забавляло, что она обязательно должна была сказать что-то хамское, даже не очень грубое, а такое... народное, что ли. Какую-нибудь фразу, от которой цепенеешь — пошлость совершеннейшую. Но этого не произошло, и вместе с полной до краев кофейной кружкой я получил две булки с маком «из личных запасов». Размышлять о причинах небывалой отзывчивости девушки я вначале не стал, вцепившись зубами в тесто и обжигая язык растворимым, сдобренным порошковыми сливками и подслащенным рафинадом напитком. А вот уж насытившись, я изъерзался в нетерпении, ожидая, когда же она вернет мне дар глазеть по сторонам, чтобы увидеть, как следует разглядеть ее, познакомиться. Она непременно должна оказаться красавицей, даже лучше той роскошной и недоступной дамы из поезда. У меня есть деньги, я смогу пригласить ее в ресторан, расскажу о своих перспективах, о дядюшкиных садах Семирамиды, и она отдастся мне где-нибудь, как-нибудь, когда-нибудь...
— Вот. Готовы ваши очки. Примерьте.
Увы, но мое прозрение ознаменовалось горьким разочарованием. Так бывает, когда рассыпается придуманный образ, на глазах гибнет величественный воздушный замок, казавшийся столь надежным Девушка оказалась совсем несимпатичной, у нее были очень короткие толстые ноги, красноватая сыпь на лбу и... И хватит на этом. Должно быть, к такой реакции она давно привыкла, а я не смог сдержать этой мути, поднявшейся со дна глаз, получивших способность видеть. В общем, я расплатился, стараясь не смотреть даже в ее сторону, поблагодарил за кофе и вышел прочь, включив в голове какую-то музыку, чтобы поскорей забыть о давешней неловкости. Возникло желание пойти хоть куда, хоть к черту на кулички, лишь бы у него там были нормальные, живые, веселые люди. Метро, центр Москвы, ресторан или кафе? Почему-то мне совсем не хотелось туда, я слишком ощущал свою чуждость тому миру, что, возможно, встречу, отразившись в зеркале витрин и ослепнув от неона вывесок. И я решил поискать здесь, неподалеку, среди этой обшарпанной убогости, кубизма бетонных коробок для жилья. Там, в центре столицы, где все так нарядно и нет возможности увидеть изнанку, вкривь и вкось затканную черновыми швами, невозможно понять дух моего нового города. Я уж и не помню, какой он по счету, но точно самый большой.
Я вышел к шоссе и побрел вверх, к мосту, туда, где виднелась воронка подземного перехода. На другой стороне был рынок, а для меня, провинциала, рынок — важное место. Во всяком случае, ничего кроме рынка я здесь не знал, да я и рынок этот не знал, но хотя бы мог ожидать от него предсказуемости: торговые ряды, суета, батраки-носильщики, толкающие перед собой телеги с товаром и нелюбезно оповещающие о своем неотвратимом приближении толпу. Торговцы и торговки, сытно лузгающие подсолнечных деток. Какие-то вечные платки из некрашеной овечьей шерсти, золотые зубищи... Но ничего этого не было и в помине. Рынок закрывался, народ валил прочь, и я сновал между извергаемой человеческой породой юркой щепкой. Меня словно тянуло туда, внутрь рынка. Верно, так проявлял себя мой дух противоречия, бродящий в каждом молодом человеке и угасающий в большинстве наших современников годам к тридцати семи. Перейдя Рубикон — незримую линию входных ворот, — я вдруг оказался в сильно разреженной атмосфере: повсюду закрывались лавки, охранники заглядывали в темные углы, один из них подошел ко мне и поинтересовался, не заплутал ли я и что вообще тут делаю.
— Да вот, хотел где-нибудь перекусить, — выпалил я первое, что пришло в голову, и тут-же вспомнил, что за последние сутки съел лишь две невкусных булки. Такими они казались мне теперь, после того как я увидел уродство их владелицы. Голод вновь ударил под дых, и я громко икнул, чем, по-видимому, произвел на охранника благоприятное впечатление.
— А ты вон в кафе сходи, у нас тут их до этого самого, много, то есть. Вон там узбеки, но у них когда как, можешь на несвежее нарваться, а там вьетнамцы — у этих я ни разу не был, так что лучше уж иди к узбекам. Шашлычная вон там есть, но далековато, — он чертил пальцем по воздуху, стараясь, чтобы я понял его объяснения.
— Шашлычная? Нет, спасибо! Я из Сочи, у нас там шашлыком никого не удивишь, да и узбеки как-то приелись. А вот вьетнамцы — это интересно, пойду к вьетнамцам, — я поблагодарил охранника за всестороннее объяснение и пошел к аккуратному, выстроенному из разноцветных щитов домику с иероглифами над входом.
Внутри было уютно и очень свободно, почти не было посетителей. Ко мне подскочил маленький, с крупными, обтянутыми верхней губой зубами вьетнамец. Губа тут же отскочила вверх, чуть не шлепнув его по приплюснутому и какому-то размазанному носу, — это он так улыбнулся и пригласил меня садиться.
* * *
Он опустился за стол, покрытый клеенчатой скатертью, украшенной по краям целлулоидными кружевами. Замечательным было еще то, что стол этот единственный был установлен возле широкой кирпичной колонны, вокруг которой, казалось, и выстроена была вся легкая, ненадежная, словно карточный дом, постройка. В кафе (если это так называется, а не как-нибудь иначе, скажем, дыра или яма) стоял полумрак и было накурено. В дальнем углу за столом, предназначенным для четверых, ухитрилось разместиться шестеро персон, что ничем сверхъестественным не было, так как четверо из них были людьми весьма щуплыми, а двое как раз наоборот — довольно на их фоне крупными. Четверо были вне всяких инсинуаций вьетнамцами, остальные могли быть кем угодно, начиная с афганцев и заканчивая представителями редкого племени калашей, населяющего высокогорную часть Пакистана. Все шестеро непрерывно курили новомодные тонкие, с большим фильтром сигаретки «Кент», пачки которых в беспорядке, перемешавшись с телефонными трубками, какими-то четками, чайными пиалами и кучками упавшего мимо пепельниц табачного пепла, валялись на столе. В перерывах между затяжками застольщики что-то коротко друг другу говорили, смотря при этом в сторону, противоположную от собеседника. Один из них даже два или три раза глянул на Сергея, но Сергей этого не видел, увлеченно терзая политого соусом цыпленка. Говорили они по-русски, и всяк коверкал этот неродной для себя язык самым немилосердным и смешным образом. Вьетнамцы сюсюкали, и все у них было «луцсе», «мозет бить» и «посол ты на...», а у неразъясненных их оппонентов все больше проскальзывало шипящих и окающих слов, по-первости и вовсе непонятных. Меж тем все они понимали друг друга превосходно, и разговор их мало-помалу достиг чересчур высокой ноты. Один из вьетнамцев сперва визжал, словно нападающий кот, затем достал пистолет и направил его в грудь одному из шепелявых спорщиков. Однако выстрела не последовало: сидящий рядом вьетнамец шлепнул ладонью по стволу и быстро что-то приказал. Видимо, он был старший, и слушались его беспрекословно, так как пистолет немедленно исчез столь же стремительно, как и появился. Сразу после этого тон разговора заметно понизился, а вскоре беседа и вовсе закончилась. Четверо вьетнамцев как по команде встали и без рукопожатий, безо всяких послесловий двинулись к выходу. Лишь один из них, тот, что воспрепятствовал употреблению пистолета, немного задержался, извлек из-под стола чемоданчик и бухнул его перед недавними собеседниками. Те немедленно, ухватившись обеими руками за углы и чуть не разорвав чемоданчик пополам, потянули его на себя, а взамен швырнули вьетнамцу почти такой же, но коричневого, кажется, цвета. Спустя минуту в кафе осталось всего три человека, не считая обслуги. Сергей поливал чем-то пельмени и уже неторопливо, с пластикой насытившегося кота покрутив пельмень в тарелке, отправлял его в рот. Официант с выдающимися зубами в восхищении качал головой и прицокивал языком. Он любил гостей, обильно и жадно насыщающих себя: значит, все нравится, значит, хромой Нгуен Ва, повар, живущий при кухне, не зря старался сегодня, отбирая продукты, разводя жар в котлах, где он варит капусту, размалывая мясо в пенистый фарш...
Афганцы-ливанцы-иранцы не спешили уходить. Они заказали у зубастого официанта еще один пузатый и увесистый чайник, тот, что сидел дальше от Сергея, положил чемоданчик перед собой и, щелкнув замочками, открыл его. Сергея привлек этот звук — он не видел сцены с пистолетом, не вслушивался в их забавно-русский разговор, но вот клацание замочков, попавшее точно в паузу между музыкальным шумом заведения, заставило его повернуть голову. Те двое, скалясь, смотрели в открытый мир чемоданчика, полный туго утрамбованными пачками розовых ассигнаций. Официант подошел к Сергею и спросил, не желает ли тот рассчитаться, так как за поздним временем кафе должно быть закрыто, но Сергей с удивлением заметил, что кафе закрытым быть не следует, ведь на дверях имеется доказательство «круглосуточно работает». Официант сразу как-то обмяк, и Сергей заказал себе пива. Зубастик, так про себя прозвал Сергей официанта, грустно поглядев на него, поплелся к барной стойке. Он словно опустошил заряд своих батарей и теперь грозил вот-вот остановиться и, завалившись на бок, комично дергать ногой, совсем как тот кролик из рекламы. Он поставил перед иракскими пакистанцами их чайник, принес кружку Сергею и, что-то бормоча себе под нос, вышел через общую дверь на улицу. Перед тем как покинуть собственное кафе, зубастый официант заплакал. Но никто, никто не видел этого. И это было уже неважно, потому что чайник в руках арабского марокканца взорвался, с ужасающей огненной силой разметав лоскутное зданьице кафе, взгромоздив на уровень бывшего потолка утварь и обугленные мебельные деревяшки, разорвав стальную плиту и хромого повара Нгуена, раскатывающего рисовое тесто, и лишь Сергей остался посреди всего этого кошмара, укрытый спасительной колонною, вмиг покрывшейся выщербленными ранами, принявшей на себя всю ярость адской машины. Он все так же, не шелохнувшись, продолжал сидеть за своим столом, словно неопалимая купина, и в пиво ему насыпалось густого черного пепла.

Глава 3

Насчет своих добрейших отношений с министром Ариэль говорил сущую правду. Все так и было, и довольно уже давно, с тех самых пор, как на вступительном экзамене очутились за одной партой будущие приятели и компаньоны Арик и Павлик. Как это порой бывает в стрессовой ситуации, когда в человеке просыпается что-то сродни благородству, они поддержали друг друга, каждый помог ближнему: написав свой вариант, не поленился проверить вариант соседа. Оба поступили в солиднейший институт без всякой протекции — некому было ее оказывать. Родители Ариэля были, как ни странно, бедны, отец работал в издательстве литературного журнала, мать там же корректором, а Павлик вообще был сыном учительницы начальных классов из неполной сельской семьи. Дружба их носила сдержанный мужской тон, рукопожатия были суховатыми, но Арик знал, что все, с чем он обратится к Павлику, тот без всякого эмоционального надрыва выполнит. На первом курсе друзья придумали свой первый небольшой бизнес: на кухне родительской квартиры Арика отливали в формах фигурки гипсовых существ из китайского гороскопа, раскрашивали их и с большим успехом продавали на улице. Квартира была двухкомнатной, и Арику в ней принадлежало шестнадцать квадратных метров, десять из которых друзья оккупировали под тюльпанную плантацию. В течение года на этой плантации, как и положено, прямо из земли вылуплялись из своих луковиц цветы, нужный срок подрастали, а потом их срезали, укладывали в картонные коробки, набивали этими коробками «Запорожец» Смелянского-старшего, Павлик, имевший водительские права, садился за руль и компаньоны-мелиораторы выезжали в Московскую область, где не было диктатуры аэродромных кепок, держащих столичные рынки и цветочную торговлю на них под своим неусыпным оком. В Щелково, в Пушкино, в Софрино — они с колес продавали чудом выросшие цветы из собственной квартирной галереи и довольно скоро сколотили на двоих приличный капитал. Сейчас все это выглядит неправдоподобным, сейчас разнообразие и обилие цветов давно не в силах хоть сколько-то удивить, но было время, когда занюханный букетик из трех завернутых Ариком в прозрачный полиэтилен тюльпанчиков считался невероятным дефицитом, и даже те, кому незачем, не для кого было покупать цветы, все равно покупали их, повинуясь коллективному порыву. А потом кончилось студенчество — это был как раз последний год, когда студентов еще распределяли. Арик сумел выкрутиться и под распределение не попал (ему грозила не то Воркута, не то Норильск), а Павлик на факультете считался объектом преподавательского обожания, и его распределили в Госбанк. Был между друзьями совет, и на совете этом кое-что меж ними решилось.
Ариэль сошелся с некоторыми знакомцами отца, превратившимися из скромных издателей, журналистов, научных работников в предпринимателей. Коллективный разум создал сперва мираж, а затем сделал его явью, воплотив в одном из первых частных банков новой страны. Под ногами валялись никому не нужные золотые слитки, их лишь нужно было отмыть от коровьих лепешек и пустить в дело. Банк стремительно разрастался, обретал многочисленные щупальца, каждое из которых мощно обвивало какую-нибудь интересную темку, выжимая из нее натуру и множа, множа, множа капиталы. Надобно ли подробничать об этом? Вряд ли... Очень быстро банк, входящий уже в целую копилку разных зачинаний, стал перед задачей дальнейшего роста и принялся заручаться поддержкой гауляйтеров российских, судейских вершителей, проводя в государственном аппарате собственные переделы, ставя повсюду, где на то появлялась возможность, нужных людишек. За этими-то людьми моментально закрепилось прозвище, впрямую и бесстыдно указующее на связь того или иного государственного чиновника с группой Ариэля, обретшей к тому времени имя собственное — «Группа А». Выполняя то, что от них требовалось, людишки стремительно богатели и не особенно переживали после скорой отставки, которая, впрочем, слишком скорой никогда не случалась — времени хватало, чтобы обеспечить себе приятную жизнь в качестве бывшего государственного «служки».
Павел сидел в своем Госбанке, и репутация его была изысканно-безупречной. В начале подъема по финансистской ранговой лестнице он лишь подавал бумаги. Затем, не особенно ловя с неба звезды, а спокойно, вдумчиво, подобно врастающему в плоть земную и обещающему стать необхватным дубу, он начал расти, вскоре уже ему подавали бумаги. И содержание, и вес этих бумаг с течением времени тоже становились все существеннее. Конечно же, у Павлуши было тайное вложение в банк его приятеля, хотя ни в каких документах оно не значилось, но лучшей для Павлика гарантией, что старый дружище его не кинет, было его собственное, Павликово место. К этому времени, ежели представить себе обыкновенный спортивный пьедестал, Павел Уляшев стоял в финансовом мире на ступеньке, соответствующей бронзовой медали. От главной ступеньки его отделяло совсем немного, но он не спешил подниматься, все и так было неплохо и ждать оставалось пустяковую малость.
Вольница меж тем закончилась, власть поменялась и пьедестал сам собою очистился. Павел занял его после уговоров — он позволил себя упросить, явив образчик скромности честнейшего служаки. Заняв пьедестал, он уж было и развернулся, да все же как-то скупо, с оглядками, не теряя прежней своей осмотрительности. Нынешнее руководство к нему благоволило, и он представил им Арика, отрекомендовав его как человека исключительно лояльного, всегда готового дать сколько скажут, не избегая пределов разумного. И Арик дал и попал в разряд неприкасаемых: проверки и ревизии обходили его стороной, в газетах о нем начали было писать всякое, да быстро поняли, что всякого лучше не писать, а лучше как о покойнике: или хорошо, или вовсе ничего.
Примерно в это самое время, а когда именно — никто точно не знает, между закадычными друзьями состоялся секретнейший разговор. Проходил он в парижской квартире Ариэля, из окна которой открывался удивительный вид на крыши Латинского квартала, Люксембургский сад, на шпиль Сорбонны и зубцы собора Гюго:
— Паша, теперь ты должен оставаться на своем месте, насколько у тебя хватит физических возможностей, иначе говоря, жизни, — Арик пролил горячий кофе, попал на руку, охнул, чертыхнулся, но тут же рассмеялся: — Видишь, правду говорю.
— Как пойдет, — рассеянно ответил министр и свой кофе пить не стал, даже чашку предусмотрительно отодвинул чуть ли не на середину стола. — Ты же понимаешь, Ариэль, что никаких гарантий быть не может. Так вообще не бывает, где ты видел пожизненного министра?! — Павел по привычке потер лоб, что случалось у него лишь в периоды наивысших переживаний, и добавил: — Я же не генсек, да и Россия нынче не Совок.
Ариэль усмехнулся:
— Во всяком случае, недалеко от него ушла твоя Россия...
— Почему же только моя, — министр насупился, — она и твоя тоже. Разве нет?
— И да и нет, — Арик критически посмотрел на обожженную руку, место ожога покраснело. Он пробубнил: — Первая степень. Однако.
— Что? Ты о чем?
— О том, что, покуда я в этой стране зарабатываю деньги, она моя. А как только перестану их зарабатывать, то, как говорится, я вас не знаю, меня тут не стояло. Гори она огнем, Россия ваша. У меня же двойное гражданство, Павлик. Ты разве не знаешь? Я и тебе рекомендую обзавестись. На всякий случай. Я ведь не случайно сказал, что нынешняя Россия от Совка недалеко ушла. Наступит время, и все вернется обратно. Иначе и быть не может, у власти те же люди, они не умеют управлять по-другому, не обучены. Их демократия — уродливая, сифилитичная кухарка, та самая, обучившаяся управлять государством. И мне эта кухарка вроде и не по душе, я же интеллигентный человек, а вроде и на счастье она всем нам. Только вот что я тебе скажу, Павлик, от сифилиса гниют, сгниет и кухарка эта, и с нею вся та пакость, которая сейчас здесь рулит. Вот тогда понадобится тебе второй паспорт, чтобы р-раз так — чемодан-вокзал-граница, и нет тебя.
— Государственному служащему иметь двойное подданство воспрещается категорически, — раздражаясь, ответил Павел.
— Тебе теперь можно все, — Арик подул на ожог и поморщился: сильно жгло. — Только осторожно. В Израиле тебе, конечно, не дадут, извини, а вот американское можно устроить.
— Да с чего ты вообще завел этот разговор? — Павел-министр даже взвизгнул. — Это что за шоковую терапию ты мне тут устраиваешь? Позвал в гости, обсудить, а сам мороку напускаешь?! Я ведь и обидеться могу, друг сердешный. Небось понимаю, как я тебе нужен! Так изволь вести себя корректно и пугать меня не смей! Вот пошлю тебя подальше...
Арик сделал примирительный жест, мол «прекрати, старик», по-хозяйски закинул ноги на невысокий журнальный столик:
— Я тебе друг, Паша, а друзья должны говорить друг другу правду, заботиться должны друг о друге. У тебя нервы на пределе, я же вижу. Так вот, возвращаясь туда, откуда начал, повторяю: работай себе честно и ни о чем таком не думай. На жизнь нам всем, слава богу, хватает, а вот сорвать по-настоящему большой куш на твоем месте можно. Даже, Паша, грех его будет не сорвать. Только ты один, без моей помощи, без поддержки не сможешь ничего сделать. Я плохих советов не даю и сейчас ничего тебе предлагать не стану. Но и ты уж мне поверь, однажды мы с тобой сделаем такое... — Арик мечтательно прикрыл глаза. — Знаешь, когда миллиарды в активах, в акциях — это, конечно, впечатляет, но с акциями может приключиться все что угодно, активы могут национализировать, а вот наличные деньги... наличные деньги — это сказка. Ладно ты — у тебя особенно и нету ничего, но и у меня свободных денег как-то не виделось никогда, во всяком случае столько, сколько мне хочется. В общем, однажды я обращусь к тебе с предложением... Обещай, что ты его выслушаешь.
Павел с недоумением пожал плечами и поглядел в окно. Выслушает, чего же здесь особенного. Предлагай, друг Ариэль. Как ты там сказал: «Должны говорить друг другу правду?» Правда лишь тогда чего-то стоит, когда она стоит дорого.
— Изволь, я обещаю — прервал министр свои размышления и почувствовал, как давившее с утра, еще с посадки в Москве сердце словно кто-то отпустил и оно забилось ровно и спокойно. Сделалось легче на душе, и Паша подмигнул своему закадычному товарищу:
— Я бы выпил чего-нибудь. Ты как на это посмотришь?
Арик с добринкой во взоре улыбнулся:
— Даже составлю тебе компанию ради такого дела. Полезем на крышу, у меня там солярий.
* * *
Они сидели на крыше, в ротанговых плетеных креслах, Павел клевал носом, его разморило от выпитого, и майское солнце Парижа ласково гладило его по макушке. Арик, напротив, пришел в прекрасное расположение духа и, как это всегда бывало с ним в редкие мгновения нетрезвости, философствовал на одесский манер, цитировал по памяти Бабеля:
— Все же громадная со стороны бога вышла ошибка поселить евреев в России, чтобы они там мучились, как в аду. Разве было бы плохо, когда евреи жили бы здесь, во Франции или, скажем, в Швейцарии, где вокруг были бы первокласные озера с карпиком, гористый воздух и сплошные французы, а?
— Ну и пшел к чертовой матери, — беззлобно выругался Павел и прикрыл глаза, голова кружилась. Хоть и невысоко, а с непривычки как-то ощущается, что до земли добрых тридцать метров.
— Позже друг мой, чуть позже. Вот разбогатею, — Ариэль увидел, что друг его спит, и еле слышно добавил: — и отчалю. Насовсем.
* * *
Получив сейчас предложение от свояка, Ариэль в очередной раз поразился беспримерной его мудрости и демоническому напору. Для старика, хотя родственника назвать так можно было все еще с очень большой форой, не существовало шлагбаумов, когда он решал чего-то добиваться. Арик понимал, что все только что им услышанное, все, с такой легкостью переданное в полусотне слов, было свояком тщательно спланировано бог весть как давно. То был человек, о котором Арик, как ни старался, знал вполовину меньше того, что хотел бы знать. Если с той частью жизни, что свояк провел в Советском Союзе до эмиграции, было все более или менее понятно, то о его делах после отъезда, о способе, которым тот сколотил в Америке бешеное состояние, нигде ничего решительно невозможно было почерпнуть.
Жорж Мемзер, или, как он сам любил себя называть и требовал того же от некоторых остальных — Георгий Мемзер, родился где-то на юге Ростовской области, в чьей-то семье, в какой-то день сорок восьмого года между ноябрем и декабрем, а точнее сказать не представляется никакой возможности ввиду отсутствия в этих сведениях скрупулезной метрической точности. Отец Мемзера считался крупнейшим на всю область антикваром и прославился тем, что скупал у неискушеных жителей их фамильные реликвии, предлагая взамен то, что обыкновенно за алмазы и золото предлагают невежественным дикарям: бусы и стальные топоры, словом, ширпотреб. Или платил им деньги, но никогда не давая даже и четверти реальной стоимости, представлял дело так, что продавец был рад собственному избавлению от ненужной рухляди. Эта самая бесценная рухлядь хранилась Мемзером-старшим в трех облепленных железом амбарах, и вот, когда третий амбар наполнился под завязку, Леопольд Мемзер пошел в отделение милиции. Да-да! Именно в милицию пошел мудрый Мемзер-старший и прихватил с собою не то узелок, не то мешочек, а в мешочке том лежали отнюдь не сухари или кальсоны с распущенными нижними завязками. Вместе с узелком-мешочком Леопольд зашел в кабинет начальника милиции и провел там, за закрытой на все замки дверью, более двух часов, а когда дверь открылась... Когда дверь открылась, на пороге стоял Мемзер-отец, и в руках у него не было узелка, но зато в кармане у него был новый паспорт на имя Михаила Ивановича Пасько и телеграмма, где говорилось о том, что товарищу Пасько необходимо срочно, во что бы то ни стало, со всей семьей доехать до Москвы по причине угасания ближайшего какого-то родственника, вроде бы родного брата.
На ростовском вокзале, с помощью телеграммы быстро обретя билеты и загрузив три амбара в багажный вагон, семейство Пасько расселось на шести лавках и в двадцать четыре глаза засмотрелось на ростовский перрон. Да так и таращилось в окно без отрыва, когда паровоз свистнул, наддал и повлек состав с прицепленным багажным вагоном в сторону Москвы. С той поры маленький Жоржик, ставший Григорием, понял, что любит поезда.
В Москве они скоро устроились в каком-то деревянном большом доме в Сокольниках. Дом принадлежал летному госпиталю, и бывшие Мемзеры жили в трех больничных палатах, где стены были выкрашены в белое и болотное, стояли железные кровати без набалдашников и лаконичные, потертые с углов и прижженные папиросами тумбочки. Багажный вагон со всем содержимым был переведен на запасный путь, возле него выставили охрану, и никто не задавал вопроса: «А что это собственно за вагон, что за странность такая?» Часовой не подпускал к вагону без личного разрешения коменданта вокзала, а у Михайло Ивановича такое разрешение, конечно, было, он несколько раз в свой вагон наведывался и выносил оттуда что-то завернутое в газеты и перевязанное почтовой бечевой.
И все, решительно все потекло изумительно удачно. Подкупленный милицейский комиссар из Ростова выдал Мемзеру путевку в новую жизнь. Не пропуск, не визу, а именно путевку, а она отличается тем, что выдается лишь на время. В Москве ростовский антиквариат-подпольщик быстро нашел покупателей на свой хранившийся в багажном вагоне товар. И то были не перекупщики-выжиги, готовые замучаться за копейку, а настоящие, богатые клиенты. Очень серьезные люди. Пасько сделался известным в мире подпольного антиквариата, многие из его высокосидящих клиентов благоволили ему, в особенности один очень крупный товарищ из торговли. Рассудив, что таковым расположением грех манкировать, Пасько стал обхаживать крупного товарища и надарил ему множество весьма ценных безделушек, которые им, профессионалом, воспринимались примерно так же, как воспринимает кассир деньги, видя в них лишь резаную да раскрашенную на разный лад бумагу, или цветочница, которая фыркает от негодования, получая к празднику букет. Товарищ же был исключительно азартным и фанатичным коллекционером. Пасько подманивал его поближе, как подманивают крупную дичь, привязав на веревке кролика, и своего добился. Подполье сменилось на кабинет заведующего универмагом — место по тем временам неслыханное, недосягаемое, небожительское, а семья расселилась в новой четырехкомнатной квартире выстроенного пленными немцами дома. Довольно быстро сколотилась вокруг Пасько — шайка не шайка, ведь они никого не грабили, не убивали, — а такая компания людей нужных, объединенных любовью к хорошей, вольготной жизни, имеющих неограниченные средства и готовых эти средства вкладывать в исторические роскошества.
То были странные времена. С одной стороны, нельзя было воровать, и за воровство было положено столько неприятностей, вплоть до лишения жизни, что иной сто раз думал, прежде чем со вздохом подставлял ладонь под прореху в государственном кармане. С другой стороны, и впрямь было супротив воров и государство победившего социализма, и те, кому судьбою было даровано вести с расхитителями социалистической собственности незримый бой. Исполняли они свой долг рьяно, мзды не брали, что особенно забавно звучит сейчас, когда вроде бы и государство есть, ан всякий норовит чего-нибудь такого у этого самого государства тиснуть, или, проще говоря, украсть. И ревнители закона остались, да только обвинить их в чистоплотности, когда некоторые заказывают для своих погон у ювелиров золотые звезды, как-то не поворачивается язык. Смертную казнь, опять же, исключили, а чего же еще бояться человеку, кроме смерти? Но тогда, еще каких-нибудь тридцать лет тому назад, все было совсем иначе...
У Мемзера-Пасько был его универмаг. По тем временам это слово звучало для большинства точно название загадочного экзотического архипелага с пальмами, сахарным тростником, райским изобилием. Универмаг был легальной крышей, заведование им повышало статус человека до значительнейшего. Нехитрые, с точки зрения сыщиков из отдела борьбы с расхищениями социалистической собственности, методы усушки и утруски, к коим прибегали все без исключения сотрудники универмага, разумеется, в универмаге водились. Так было заведено, и вообще магазинная торговля без воровства немыслима и никогда в ней ничего не поменяется. В торговле лишь тот еще не вор, кто по какой-то причине не может украсть, а чтобы уж совсем украсть было нечего, такое просто невозможно. Мемзер-старший даже не воровал — слишком это слово банально из-за того, что под него подпадают и кража машины навоза, и сложнейшие банковские операции по выводу средств в неизвестном для окружающих направлении, — он комбинировал. В одном из складов универмага, который так неофициально и назывался «директорским», он оборудовал что-то вроде лавки древностей. Помещение было наводнено антикварными вещицами, все было в исключительно надлежащем порядке расставлено, учтено, внесено в особый каталог. К складу был приставлен отдельный сторож и учетчица Ляля Гельмановна — хитрейшая татарка с платиновыми коронками, отсидевшая когда-то в мордовских лагерях за скупку краденых произведений исскуства. Само собой, что и сторож, и учетчица числились в служащих и получали по две зарплаты: одну в кассе в день выдачи, другую у директора в кабинете с глазу на глаз. Эта Ляля Гельмановна и спалила, как говорится, все дело, но об этом чуть позже...
Своих особых клиентов Мемзер привечал в ином месте, на скрытой от ненужных глаз даче. Была у него дача в тихом местечке, которое так и подмывает определить как «верстах в десяти от Москвы по Северной дороге». Мемзер считал себя человеком интеллигентным и презрительно кривил губы, слыша названия «Ярославка», «Варшавка», «Каширка» и прочее подобное. О себе он иногда говорил, что родился на свет с врожденным чувством правильного русского языка.
На даче он держал нечто совершенно особенное. То были по-настоящему уникальные, фантастической редкости и цены вещицы, все больше из «трофейной Европы», как называл он перемещенные после войны ценности. У каждой вещицы была своя, длинная, зачастую кровавая история, и не все из них были куплены Мемзером-старшим для последующей перепродажи. Под его началом деятельно трудилась бригада уголовников, и когда очередная генеральская вдова или доживающая свой век примадонна артачилась и не продавала камею, миниатюру, картину за назначенную комбинатором цену, он называл бригадиру адрес, и вещь попадала к нему гарантированно и притом совершенно бесплатно.
Здесь же, на даче, в тайнике, защищенном от металлоискателя своей глубиной, он держал большую часть денег, не доверяясь сберегательной кассе и чемодану в камере хранения. Попасть в тайник можно было лишь через каминный дымоход, и эту тайну Мемзер-старший открыл сыну примерно за месяц до своего злополучного финиширования на прямой, именуемой незаконной красивой жизнью, когда в кабинет заведующего универмагом вошли пятеро в одинаковой одежде серого цвета. Мемзер-Пасько с добродушинкой на них прищурился:
— Костюмы у вас, дорогие товарищи, не из моего ли универмага? Как же, как же, шестой отдел, фабрика «Красный пролетарий», — он прервал сам себя. — Можно подумать, что есть пролетарии еще какого-нибудь цвета. Да... Так зачем пришли вы до меня, как до родной мамы?
— Леопольд Соломонович Мемзер вы будете? — задал глупый вопрос один из визитеров и достал из бокового кармана пиджака наручники, будто вытаскивал из пробитой пешней во льду лунки зимнюю полусонную рыбу. Так они и болтались у него на загнутом крючком мизинце. Было в этом какое-то особенное ублюдочное изящество, какой-то отвратительно гадкий безнаказанный шик и Мемзер-отец заплакал. Заплакал не потому, что жизни его наступил конец, не оттого, что дети его остались не выведены в люди, а хворая женской болезнью жена вернулась из больницы, чтобы угаснуть дома, нет. А заплакал он, понимая, что этот скот вот так, с усмешкою раскачивал на своем пальце его, Мемзера, кандалы и был сейчас вершителем его судьбы или того немногого, что от нее осталось. «Сгорел, сгорел Пасько», — говорили с придыханием его компаньоны и сжигали мосты, унитожали улики, вырывали из памяти, как листок из записной книжки, его фамилию.
Отца расстреляли в шестьдесят восьмом и сделали конфискацию. Со стен большой квартиры в Брюсовом переулке исчезли картины Ботичелли и Веронезе, тяжелые зеркала в завитках бронзы. Вынесли из комнат кушетки декабриста Бестужева, коллекцию романовского фарфора. Пузатый от столового серебра буфет исчез бесследно вместе с серебром. Каминные часы Буре «Сатир и нимфа» почили в бозе. Всю, решительно всю обстановку описали молчаливые деловитые люди в костюмах из шестого отдела и вывезли на крытых грузовиках в неизвестном направлении. Хотя это еще вопрос, в неизвестном ли? В Эрмитаже, Русском музее, музее Пушкина и прочих этого рода предприятиях, почтивших бы за честь разместить мемзеровскую собственность у себя, она никогда не появлялась. Зато кое-что вскорости можно было увидеть в доме министра внутренних дел Щелокова, в коллекции супруги Леонида Ильича Брежнева, на даче зятя все того же Леонида Ильича товарища Чурбанова и в интерьерах некоторых прочих ответственных товарищей.
Забрали и дачу. Поселился на ней какой-то отставной хмырь, кажется, почетный метростроевец. Картошку посадил, пристроил кой-чего на свой вкус, купил дефицитной целлофановой пленки да понаделал огуречных парников. Жил хмырь метростроевский со своей хмырицей, хмырятами и хмыренышами на даче по нескольку месяцев кряду, начиная от первой апрельской оттепели и заканчивая ноябрьским хрустким снежком. Топил печку дровами и по-хозяйски завезенным углем, закатывал банки с домашними разносолами и все сетовал, что погреб у него, видите ли, маленький, надо бы расширить...
* * *
Жора Мемзер ходил по опустевшей, эхом отвечавшей его шагам квартире и кусал нижнюю губу. Душа его была отравлена ядом ненависти, просила о реванше, жаждала отомстить. Он остался в семье за старшего. Парень он был башковитый, учился в Бауманском, носил комсомольский значок и всегда имел в кармане сто рублей — сумма по тем временам астрономическая. С арестом отца комсомольский значок с него вскоре сорвали, из Бауманского отчислили, придравшись к каким-то пустяковым нарушениям дисциплины. То ли он дважды опоздал к лекции, то ли еще что-то. У нас ведь система известная: захотят убрать, так подведут, что и шито будет и крыто. Страна, в которой детей еще недавно заставляли отрекаться от родителей, на чьих посмертных делах стояло «враг народа», не может измениться быстро. И даже если с виду будет казаться, что она изменилась, при малейшем дуновении лубянского ветерка все тут же станет прежним. В общем, остался Жора без образования, а с тем и без перспективы состояться как человек значительный. Начинать же карьеру мясника, или торговца снегирями на рынке, или настройщика роялей (он неплохо музицировал) Мемзер не хотел вовсе.
На год семидесятый пришелся разгар еврейской эмиграции. Семейство Мемзеров решило уехать из страны по израильской визе. Для отъезда катастрофически не хватало средств, и только тогда Жора решил наведаться на конфискованную у них дачу.
Стоял декабрь, и он совершенно не знал, что его ждет, когда садился на утреннюю пустынную электричку, еще не остывшую от покинувшей ее недавно толпы. Он слишком увлечен был своими мыслями, чтобы заметить за собой след в виде мужчины неприметной наружности, одетого в тот самый костюм из шестого отдела универмага. И уж конечно он никогда бы не догадался, что это был тот самый, державший на отлете наручники типус, пришедший когда-то за его отцом. Татарка Ляля Гельмановна попалась на старом — она скупала краденое, и за ней принялись следить те, кто получает за это свое жалованье и льготы на проезд в общественном транспорте. Через нее вышли и на завмагом Пасько...
Тот, кто арестовал отца, был следователем по его делу. Тогда долго искали. И в квартире, и на даче, и стены они исследовали с металлоискателем, но больше того, что обнаружили, найти им не удалось. Был следователь человеком угрюмым, себе на уме, что называется, измученным профессией. К людям относился с недоверием — судьба у него была тяжелой и даже трагической. Родителей в войну убило под Киевом, и он, круглый сирота, воспитывался в детском доме. В органы пошел по зову сердца, и сердце его огрубело и закалилось в кузне сурового чекистского характера. Всего себя отдавал он своей, наверное, полезной работе. Причуд и странностей, кроме означенных, не имел, семьи не создал. Дамы избегали его — он их отпугивал своей чрезмерной угрюмостью. Приближалась пенсия, следователь жил в комнатушке коммунальной квартиры, где помимо него находился обезноженный трамваем инвалид-алкоголик Колян, проживал дедушка-точильщик Макарыч, любивший взять работу на дом, беспокойное семейство дворника Азиза и кто-то еще. Квартирный вопрос у следователя был не то чтобы неразрешимым: он стоял в очереди, но до него никогда не доходили, а ежели все-таки натыкались на его фамилию в списках, то переносили «на потом», обеспечивая жильем молодых семейных лейтенантов. Он не жаловался, не имел привычки. Давно разочаровавшись и в жизни, и в людях, он всех про себя называл сволочами и мечтал о тихой старости на шести сотках в Малаховке. Мечта его долгое время была бесплотна и как дух носилась над водами, но во время ареста завмагом снизошло на следователя откровение. «Вот оно! — решилось в мозгу его. — Непременно надо к этому присмотреться». И он присмотрелся, и еще более сильным стало его постпенсионное вожделение, когда нашли во время обыска лишь то, что лежало на виду, тогда как по его соображениям должно было быть кое-что еще. Он побывал и на даче, один, тайно, глухой февральской ночью, ничего не нашел, а тут и пенсия ему вышла, времени свободного оказалось — хоть сдавай в закрома родины, и он приобрел привычку следить за старшим сынком расстрелянного завмага. Кому-то могла бы эта его привычка показаться маниакальной, но он верил в свою следовательскую интуицию, не разу его не подставившую, и продолжал подсматривать, подслушивать, подмечать, благо юнец в лицо его не знал и при ходьбе лишний раз не оглядывался.
Почти два года следователь ждал этого утра. Он сел в противоположном конце вагона: парень был как на ладони, смотрел в окно, и видно было, как ходит его острый кадык. Следователь впился в этот кадык взглядом и всю дорогу не сводил с парня глаз. В кармане он прятал наган...
Георгий спустился с платформы, когда еще не рассвело. Дорога в дачный поселок вела через лес, шла сквозь совхозные поля, петляла в редком перелеске, проходя по берегу небольшого, подземными ключами налитого пруда. Раз или два ему показался за спиной отчетливый снежный хрусток чужих шагов, он резко оборачивался, но никого не увидел. Старый волк шел след в след, замечательно умело прятался за стволами, так что в утренних сумерках заметить его было невозможно. Наконец дорога уперлась в ворота поселка. Заперто. Георгий перемахнул через них в два счета. Зашагал по покрытой чистым незатоптанным снегом главной улице. Зимой на дачах никого не было, и лишь сторож иногда выходил из своей сторожки, а на ночь выпускал собак. Ничьих следов, кроме собачьих, на снегу не было — это врезалось Георгию в память на всю оставшуюся жизнь. Их бывшая дача была последней в проулке, отходившем от главной улицы. В свое время отец именно по этому признаку и выбрал ее среди прочих: соседи только с двух сторон, а с третьей прекрасный сосновый лес, воздух чистейший — вышел за ворота и оказался в берендеевской чаще, — сказка! Он перелез через кирпичный забор — предмет всеобщей соседской зависти, попал в сугроб, увяз в нем по грудь: изнутри, с подветренной стороны, изрядно намело и на участке снегу было выше колена. Новый хозяин поменял все замки, и Жора, поискав глазами, подобрал половинку кирпича: на крыльце под навесом стояло прикрытое фанеркой ведро, кирпич лежал сверху, чтобы фанерку не снесло ветром. В ведре оказалась зола. Он разбил кирпичом оконце веранды, просунул руку, повернул шпингалет, открыл...
Внутри было холодно, пожалуй, холодней, чем снаружи. Дом вымерз, и половицы встречали старого хозяина сдержанным морозным скрипом. Дверь с веранды в дом не закрывалась никогда, и метростроевец этой традиции не нарушил. Печка, большая, смахивающая на русскую, занимавшая так много места, утвердилась в середине дома и, казалось, была построена прежде него самого. Возле печки, как всегда, стояла самодельная, из куска арматуры, кочерга. Он взял эту кочергу, зашел печке в тыл, со стороны, противоположной жаровне, и ударил первый раз... Осыпалась штукатурка, показались ничем не скрепленные между собою кирпичи в двойной кладке. Он вынимал их руками и отбрасывал в сторону. Проделав лаз, чтобы впору только протиснуться, Мемзер достал карманный фонарик, осветил первые ступени почти вертикально уходящей под землю лестницы и полез в отцовский тайник.
Подземелье встретило его запахом глубинной земли, пробивавшимся сквозь щели дощатых подгнивающих стен. В крохотной, метр на полтора каморке не было ничего, кроме оцинкованного ящика размером с обыкновенный чемодан. В таких хранят кинопленку. Георгий упал на колени перед этим ящиком, щелкнул запорами, поднял крышку. В ящике лежали деньги. Много. В основном доллары и федеративные немецкие марки. Он принялся набивать ими карманы пальто и брюк, клал за пазуху, когда в карманах стало тесно, то под рубашку, поближе к телу. Внизу, под денежными пачками, лежал пистолет: старый Мемзер словно читал в книге судьбы, он предусмотрел все до последней мелочи.
Следователь ждал Георгия возле печки. Он устал прятаться от «паскудыша» и сейчас с нетерпением ожидал, когда голова преследуемого им от самой Москвы паренька покажется из печной дыры, которую он (вот болван!) не приметил в прошлый раз. Он, разумеется, собирался пустить в ход наган, но пока что держал его по-прежнему в кармане. Вместо револьвера он достал пачку сигарет и закурил, тем самым подписав себе смертный приговор. Некурящий Мемзер еще в самом низу, лишь начиная подъем, почуял запах табака и привел пистолет в нужное состояние. Следователь видел, как сперва показались из печного лаза худые пареньковы ноги в осенних, насквозь вымокших ботинках, затем пальто с неестественно раздутыми карманами. И стоило ему подумать, что в карманах лежит то самое, за чем он сюда пришел, как вдруг парень рухнул на пол и, совсем как в кино с Юлом Бриннером, по-ковбойски застрелил следователя, угодив ему своим выстрелом точно в грудь.
Он столкнул еще хрипящего в агонии отставника вниз и услышал, как тело с глухим стуком ударилось об ящик. В пристойке, сооруженной метростроевцем, Георгий нашел громадную, в сорок литров, бутыль ацетону, неизвестно для каких надобностей там бывшую. Притащил ее в дом, опрокинул, чиркнул спичкой...
При разборе оставшихся от дачи головешек ничего существенного обнаружить не удалось: до приезда милиции на пожарище успели здорово наследить. Особенно копаться местные милиционеры на стали, да и кому охота лазить по саже и углям. И лишь весной, когда из дыры в уцелевшей печке начало попахивать, догадались заглянуть и нашли чей-то труп. Спустя некоторое время пришли к Мемзерам, но никого уже не нашли: квартира в Брюсовом переулке занята была другими, сестра Григория — единственная, кто отказался от выезда за границу, — вышла замуж и поменяла фамилию. Следователя-пенсионера долго еще считали пропавшим без вести, а позже и вовсе забыли о нем, сдав дело в архив за давностью лет.

Глава 4

Город вокруг меня ниспадал складками северного сияния, на мгновения драпировал себя взбитыми сливками французских штор и тут же распадался на части, чтобы повториться вновь и вновь, на излете своем истончаясь, словно чуждая природе дымка, на закате убедительно расправляя горы плеч-этажей, не держась своей плоской, бескорневой основой за твердь земную. Я видел лицо города сквозь прозрачность белых халатов, занавесивших воздух повсюду, где еще было для него место. Они пытались своей белизной убедить меня в том, что я умер, но я видел их насквозь и, отвечая впопад, улыбался, вполне натурально шевелил целыми руками и ногами, сердце мое исправно стучало, голова была как никогда ясной, и к ясности добавилась эта странная способность видеть сквозь белое...
И меня, наконец, отпустили. Вначале лишь для того, чтобы вновь я попался в пушистые лапы милицейских дознавателей, а уж затем и они изволили разжать когти, и вечер, оказавшийся столь противоречивым, расположенный где-то посередине между определениями «кошмарный» и «чудесный», вновь навалился своей мирной обыденностью, пытаясь подмять под себя. Одно лишь прояснил этот вечер — прервал мою горячечную, порывистую самостоятельность, и более всего мне сейчас захотелось под крыло, в дом, где мое появление сделалось бы желанным. Я решил немедленно, не отмыв сажи со лба и коленок, поехать к дяде, рассказать, поделиться с ним моим волшебным спасением, придать нашему знакомству оттенок обманчивой новизны, ведь я мог бы бесхитростно и открыто заявиться к нему в искреннем обличье бедного родственника, а теперь, после случившегося, я решил подавать себя иначе.
В зрачок вонзился свет такси. Его шашечки помогли решить дилемму — с помощью чего передвигаться неокрыленному таланту. Я поднял руку и оказался в чреве желтого таксомотора вместе с его повелителем — немногословным скупым дистрофиком, цепляющимся за рулевое колесо костлявыми, точно куриными, лапками. Мы вместе ринулись куда-то, понимая, что это движение непременно прервется именно в той точке, имя которой я назвал шоферу. Он молчал. Он молчал даже после моих попыток разговорить его, и тогда замолчал я и всю дорогу молчал даже больше, глубже, осмысленнее, чем он. Я смотрел по сторонам, ощущая беспомощное негодование от того, что мне не с кем разделить свои впечатления от всего случившегося со мною, от всего, что происходило вокруг. Желтый таксомотор плыл по городу. Вдоль улиц торопливо, рывками скользили люди, то сбиваясь в стайку, то распадаясь на отдельности, на кровяные тельца в микроскопе, кишащие в прожилках застывшего на светофоре автомобильного потока. Потом все это опять двигалось, дома шли по сторонам улицы в мерцающих точках комнатных светильников, а над ними было непонятно где начинающееся темное небо. Впечатление мое от суетливой столицы, выскочившее наперед меня из вагона поезда и сперва похожее на маленькую, пустяковую комнатную собачонку, теперь обратилось в большого серьезного пса, с виду симпатичного, а на деле недружелюбного и с неясными намерениями. Я не выдержал, спросил у куроподобного водителя, скоро ли конец, и получил очень краткий ответ. Самый краткий из всех возможных. Он просто мотнул головой слева направо. Значит, еще нет. Я принялся считать перекрестки, пытался отметить в памяти имена дорожных указателей, и порой, во время редких ускорений автомобиля, все вокруг меня становилось до того бесплотным и призрачным, что я нарочно крутил пуговицу пальто, казавшуюся одиноким доказательством моего бытия.
Все пройдет. Вот и поездка моя в конце концов закончилась. Расплатившись и получив вместо сдачи непереводимое «гм», я очутился на тротуаре с зажатым в кулаке клубком Ариадны в виде бумажки с адресом дядюшки. Покружив на месте, я было тронулся в какую-то сторону, но оказалось, что номера домов убывают, а мне нужен был солидный двузначный номер, солидный настолько, что он вот-вот был готов сделаться единицей с двумя нулями. К дому полагался корпус и строение, пришлось поплутать в арбатских дворах, тут и там перегороженных полосатыми трубами, и возле каждого стояла будка с маячившей в оконце непременно сердитой физиономией. Нечего было и мечтать, что этакая бульдожья морда соизволит подсказать нужный мне дом. Наконец из тумана выплыл задумчивый человек в коричневой шляпе и с трубкой. Я пригляделся и мне показалось — вот чудеса! — что это тот самый нахальный здоровяк из поезда, вышедший только что от волшебника, нацепившего ему маску интеллигента. Конечно же, я понимал, что это театр теней, игра света, просто вспомнил то поездное мурло, и мне стало противно. Я отвернулся, словно отказываясь от собственного вопроса.
— Это совсем не здесь, — услышал я бархатный голос несомненно воспитанного и адекватного человека. — Вам следует выйти на Арбат, повернуть направо, пройти квартал и повернуть направо еще раз. Этот дом второй по четной стороне.
Трижды направо? Поблагодарив, притом горячо, бесплотного, соткавшегося из дворовой мглы прохожего, которому мое воображение придало знакомый и враждебный вид, я отпустил его, и он упорхнул, заставив некоторое время гудеть стальные провода, протянутые между домами. А я резво припустил по указанному адресу.
* * *
Он позвонил у высокой, в три его роста, входной двери. Дверь являлась произведением входного искусства: по монолитной дубовой поверхности шла мореная резьба, тела мужчин и женщин, украшенных крыльями, сплетались в греховной борьбе, и дубовый этот барельеф, повествующий о падших ангелах, завораживал и ослеплял. Сергей, натурально открыв рот, разглядывал его, и это любование довольно бесцеремонно прервал лакей, показавшийся из-за двери, распахнув ее с геркулесовой силой.
— Чего надо? — недружелюбный лакей повелевал радиостанцией и уже почти был готов отдать ей приказ насчет очередного неожиданного визитера, но рука его бессильно опустилась, когда за своей спиной Сергей услышал:
— Надо же... Старый знакомый!
Она... Она! Та красавица из поезда!
— З-здравствуйте, я... Я пришел к своему родственнику, — и, чувствуя себя полным кретином, Сергей стушевался и невпопад уже спросил: — Простите, здесь живет Георгий Леопольдович? Моя фамилия Севостьянов. Сергей Севостьянов, я его... — и Сергей ввернул малознакомое и с трудом понимаемое, но куртуазное словцо: — Я его кузен.
— Вот как? — Брови красавицы выгнулись насмешливыми дугами. — Сочинский кузен, путешествующий железной дорогой? У вас это наследственное?
— Что именно? — Сергей вполне взял себя в руки, поза его обрела уверенность, и качнувшиеся было в сторону женщины весы вновь заняли серединное положение.
— Эта ваша дурацкая любовь к поездам. Скажите, вы тоже боитесь летать, кузен Севостьянов?
Она не стала дожидаться ответа, будто наперед все знала, вне зависимости от того, что он ей скажет. Вошла и поманила его за собой.
Сергей ожидал увидеть подъезд — пусть в мраморе и коврах, но все же что-то коллективное, — с рядами почтовых ящиков, со списком жильцов, с кнопками их переговорных устройств, а вместо этого увидел настоящую дворцовую парадную лестницу без малейшего намека на ее использование кем-то, кроме дядюшки и его очаровательной жены. Тот же лакей, подевавший куда-то свою рацию, принял у Сергея его пальто и заметил то, чего никто не заметил: на спине, чуть к правому плечу, пальто украсили две прожженные дырки, — подумав, что, должно быть, это проделки какого-нибудь недоброжелателя с сигаретой. Разумеется, лакей ничего не знал о взрыве и чудесном спасении владельца пальто: на службе он не смотрел телевизор, да и Сергея в нем показали лишь мельком. Охочие до жареного репортеры, увидев, какое внимание проявляют к Сергею милиционеры, поспешили произвести его в возможного организатора взрыва вьетнамского кафе на Черкизовском рынке, и уже позже, когда Сергею кто-то задал вопрос, мол, «это что, хобби такое у тебя?» и Сергей пробовал возмущаться, перед ним так никто и не извинился.
Он заметно оробел и стоял, переминаясь на одном месте и вежливо крутя головой, пораженный роскошью этого преддверия дома. Лестница была высокой, длинной, ступеней в шестьдесят, и первый ее марш оканчивался широкой площадкой, где на стене висело итальянское зеркало — новодел, искусственно состаренный на фабрике муранского стекла под Венецией. Зеркало было огромным, и от него, как и от всей прочей обстановки, веяло тяжелым, убедительным богатством. Далее, от площадки, лестница раздваивалась и вела на этаж с чередой комнат. Все начиналось с гостиной такого размера, что белый концертный рояль в ней казался величиной с табуретку, затем следовала библиотека с диванами и большим глобусом восемнадцатого века, столовая, кабинет хозяина...
Но ничего этого Сергей еще не видел, он все продолжал стоять где стоял и смотрел на нее: восхитительную, грациозную, «неземную» (это и прочие схожие словечки мелькали в его правом полушарии с беспорядочностью и быстротой молний). Предмет его внимания, не оглядываясь, поднимался по лестнице; отразившись в огромном зеркале, она поправила прядь, выбившуюся чуть больше прочих, и вот только тогда вспомнила о нем.
— Что же вы стоите, кузен? Для вас нужно какое-нибудь особенное приглашение?
Она отнеслась к его появлению совершенно спокойно. Еще в поезде что-то такое в ней шевельнулось, когда она впервые увидела этого милого (она удивилась, что назвала его именно так) парня. Она даже что-то такое тогда подумала, кажется... Нет-нет, должно быть, это лишь кажется.
Она предвкушала: ей приятно будет принимать его так изящно в своем доме, приятно поражать невиданным богатством, но особенно приятно будет показывать ему комнаты и выслушивать рокот его почтительного восхищения. И так как обыкновенно у нее бывали люди ее же круга, перед которыми ей давно наскучило щеголять, она была почти нежно благодарна этому провинциалу за то, что он дает ей возможность освежить, возобновить ощущение гордости, которое она познала в первые месяцы замужества.
Сергей давно преодолел скованность и сразу же установил для себя позволительную дистанцию. В поезде он мысленно вожделел ее, воображение рисовало ее обнаженной, раскинувшейся в полумраке на шелковых, скользких от пота простынях, замученной его любовью и жаждущей вновь его рук и всего остального, но сейчас она мгновенно стала для него женой человека, от которого зависела вся его дальнейшая судьба; женой человека, из которого ему было сказано выжать все, что только возможно, — и тем самым она стала выше, отдаленнее, недоступнее, даром что он познакомился с ней. У нее оказалось замечательное имя — Наташа, похожее на прыжок с трамплина и мягкое приземление в сахарные облака.
* * *
Мы с ней сидели в библиотеке. Я столько книг видел только в кино, но там они декорация, а здесь податливое вещество, вон — встать на лесенку, которая справа у стеллажа, протянуть руку, и можно достать альбом с золотым обрезом. Он стоит, наверное, больше, чем моя жалкая, нищая жизнь. Глядя на эту невероятную роскошь, я вдруг приуныл, а позже почувствовал себя наполовину раздавленным червяком: одна половина парализована и прилипла к асфальту, другая отчаянным сигнальным флажком изображает бодрость и оптимизм.
— Как у вас тихо, — сказал я, не найдя ничего лучшего, — совершенно невозможно себе представить, что кругом шумный город, что рядом Арбат и это, как его?..
— Садовое кольцо, — подсказала она.
— Да, и Садовое кольцо, и так много всего, чего я никогда не видел!
— Вы впервые в Москве?
Я улыбнулся. Вышло, кажется, довольно жалко. Ничего не ответил. Она встала и позвонила в колокольчик, вошла какая-то девчонка в кружевном белом переднике, Наташа велела ей сделать кофе:
— О! Я забыла спросить, пьете ли вы кофе? Знаете, многие не пьют, вот, например, мой муж. Он совершенно не пьет кофе, даже без кофеина. Говорит, что все это профанация, все равно в нем есть кофеин.
— Я пью, пью, — я торопливо закивал, и вновь это выглядело жалко, и я окончательно приуныл. Когда принесли кофе, я уделил чашке внимания в триста раз больше, чем она того заслуживала. О чем говорить с Наташей, я совершенно не знал, а она словно была довольна моим молчанием и совершенно открыто рассматривала меня, как если бы я был крокодилом или медведем в зоопарке.
— Так вы кем все-таки точно приходитесь моему мужу? Четвероюродный племянник или что-то в этом роде? Это хорошо, что он вас приставит к делу, это по-семейному трогательно. Он вообще редкостный добряк, мой муж. Иногда даже чрезмерно. У него ведь громадное дело здесь, в Москве, а уж в Америке...
Она сделалась высокомерной, вернее, она была такой постоянно, просто я только сейчас обратил на это внимание. И обратив, вдруг словно посмотрел на себя со стороны и самому себе ужаснулся. Как?! Я, который до этого жил себе, пусть и небогато, но свободно, я, который считал себя вольным ветром и позволял себе роскошь иметь собственные соображения о том, как устроен мир, теперь застыл в собачьей позе, поджав хвост и лапы, в ожидании, когда мне бросит сахарную кость со стола эта барыня, для которой я, оказывается, лишь «что-то в этом роде»?! Мне сделалось жарко, и от предвкушения продолжения разговора внутри прошелся от горла до желудка, начал подниматься обратно и застрял в груди холодок.
— Наташа, скажите, а вы давно замужем за моим дядей?
То, что я пропустил ее вопрос, уже само по себе было вызовом, она растерялась, поэтому немного рассеянно сказала «три года», и я тут же продолжил:
— Как вы с ним познакомились? Ведь вы из небогатой семьи, не так ли? Это нас роднит, вы не находите?
— Я из семьи с историей и традициями, — холодно, сквозь зубы произнесла она, вглядываясь в мое лицо с каким-то особенным, новым для нее интересом, — и нас с вами уж точно роднить ничего не может.
— Вот как? А я думал, все люди братья и сестры. Мне позволительно так думать, ведь я всего лишь валенок из провинции, а для вас, счастливой воспитанницы семьи с традициями и жены миллиардера, я даже не имя существительное, я «что-то», почти средний род, не так ли? — (она удивленно захлопала глазами). — Вы знаете, при всем моем внешнем неотесанном убожестве у меня бесконечно богатый внутренний мир, и я с удовольствием показал бы его вам, картинку за картинкой. Знаете, такие картинки, как в комиксах?
* * *
Она всплеснула руками и расхохоталась. Со стороны выглядело, очевидно, занятно: один, защищаясь, ощетинился будто еж, другая скрывает свою растерянность деланным, ненатуральным смехом, словом, все ведут себя неоригинально и предсказуемо. Чем закончилась эта беседа? Да ничем. Снизу донесся мелодичный звонок, щелкнула дверь, и сразу в доме все изменилось. Воздух словно стал гуще, теплей, и в нем появился аромат свежей сдобы с изюмом. Дом наполнился множеством звуков, как будто разминался, перед тем как грянуть, симфонический оркестр, а меж тем все это производил лишь один-единственный человек — хозяин дома.
Мемзер несколько часов провел в компании с нужным человеком. Арик выполнил обещание, желанное знакомство с министром состоялось.
Арик устроил все наилучшим образом: они встретились в загородном спортивном клубе, познакомились, дядюшка и министр сыграли в теннис, и дядюшка позволил себя обыграть с небольшим перевесом, создав видимость упорнейшего состязания, хотя в реальности Мемзер играл ошеломляюще, имел тридцатилетний стаж и шутя порой разделывал под орех молодых инструкторов, поражая тех своей выносливостью и реакцией. Министр был доволен, как и всякий не лишенный тщеславия человек, чья низкая от природы самооценка нуждается в постоянном подтверждении. Из спортивного клуба они переехали в недавно открытый, очень недурной, загородный же, ресторан. Там, еще не сделав и намека на то дело, которое хотел обстряпать через министра Мемзер, они выпили за знакомство, но ресторан для серьезной беседы не подходил. С интервалом в несколько минут обязательно подходил кто-то, здоровался, норовил перекинуться парой слов, и всякий раз это были либо знакомые Арика, которых приходилось знакомить с Павлом и Мемзером, либо знакомые Павла или Мемзера, которых также приходилось представлять. Были, впрочем, и такие, кто знал всех троих сразу, но легче от этого не становилось, и разговор не шел, да и не мог зайти дальше каких-то пустяков. Арик жил неподалеку, здесь же, по соседству, располагался и министр, а Мемзер имел загородный дом дальше их всех и появлялся там довольно редко. Решили поехать к Арику, продолжить разговор у него, и разговор этот состоялся. Мемзер вернулся домой в прекрасном расположении духа, которое всегда посещало его в преддверии больших прибылей. Увидев жену с незнакомым молодым человеком, он удивленно поднял одну бровь и приготовился что-то спросить, но пригляделся, узнал недавнего попутчика, мгновенно все сопоставил и сгреб племянника в объятья.
— Нет, ну надо же, какое чудо! Ты только посмотри, Наташа! Ведь чудо?!
Она ничего не ответила, лишь неопределенно фыркнула, и Мемзер со смехом сказал, что она чихает как кошка или собака, он точно не помнит, но очень похоже. Мемзера смешило и то, что, кажется, тогда, в поезде, жена что-то такое не больно приятное говорила о его родственнике, пока родственник тут же рядом и сидел. Что именно говорила Наташа, мог ли это слышать Сергей — никак уже не вспомнить, но что-то было, что-то было, и эта щекочущая неуверенность еще усиливала смешную сторону совпадения, он смеялся, пока жал руку племяннику, он продолжал смеяться, когда с размаху упал в кресло и на мгновение задрал ноги в долгоносых, по моде, туфлях.
— Называй меня только дядя, никакой казенщины! — Дядюшка и впрямь был очень рад, ерошил племяннику шевелюру, хлопал его по колену, показывал на него пальцем своей жене и утверждал, что Сергей хоть и дальний, очень дальний родственник, и даже совсем как будто не еврей, а все же невероятно похож на родного брата самого Мемзера, ныне живущего в Штатах и занятого где-то в науке.
— А знаешь, — обратился Мемзер к жене, — я сегодня играл в теннис с одним простофилей, и нужно было обязательно ему проиграть. Никогда бы не подумал, что это, оказывается, сложнее, чем выигрывать по-нормальному. Потом нам так и не дали толком пообедать, а ужинать у Ариэля я не стал. Он нелеп со своими обрядами и традициями, и у него всегда невкусно. Так что я здорово проголодался, думаю, и Сергей не против перекусить...
— Ужин ровно в девять, — сухо ответила Наташа и покинула их, ушла на свою половину дома. Мемзер проводил ее глазами, весело посмотрел на племянника, подмигнул с компанейским видом и спросил:
— Ты ужинал?
— Почти. Меня отвлекли форс-мажорные обстоятельства в виде взрыва.
Дядюшка весь буквально застыл — не только улыбка, но и очередной готовый сорваться с губ смешок упал к ногам тонкой прозрачной льдинкой. Сергей рассказал ему о своем посещении вьетнамского кафе, и Мемзер слушал его, прикрыв глаза рукой, затем вдруг быстро вскочил, извинился, сказал, что у него срочное дело, и вылетел из библиотеки. Вернулся он через несколько минут прежним, то есть очень довольным, и, как ни в чем не бывало, продолжал расспрашивать Сергея о всякой чепухе:
— Ты, значит, остановился в каком-то клоповнике?
— Да вот... Сосед посоветовал остановиться в «абевегедэйке».
— Что это такое? — поморщился Мемзер.
— Гостиница в Измайлове.
— Так, понятно. Туда тебе больше возвращаться не следует. Поживешь пока у меня, а там присмотришь себе подходящее жилье.
— У нас ему будет тесновато. — Наташа внезапно появилась, и сразу стало понятно, что она непременно какое-то время подслушивала возле приоткрытой двери. — Тесновато, — повторила она. — А вот подыскать ему хорошую квартиру — это трезвая и здравая мысль. Здесь, я уверена, много сдают.
Мемзер насупился, посмотрел на нее исподлобья, но опять вдруг рассмеялся, всплеснул руками и, откинувшись на кресле, задрал ноги, хоть и не столь высоко, как прежде:
— Нет, ну ты видал? Моя милая жена — образчик гостеприимства! Впрочем, быть может, ты с ней согласен?
Сергей, решивший не выказывать никому своего смущения, бодро кивнул:
— Как вы решите, дядя. Если вы намерены ввести меня в дело, то я, вероятно, должен буду находиться где-то поблизости круглые сутки. Я боюсь, если я останусь в вашем доме, вы прогоните меня на третий день: чужой человек бревно в глазу, да и я не хочу чувствовать себя... Ну, как вам сказать...
— Бедным родственником, — подсказала Наташа.
— Совершенно верно. Давайте, я несколько дней поживу в своей гостинице, надеюсь, ее-то никто не станет взрывать, а за это время попробую подыскать квартиру?
Мемзер лишь рукой махнул; он видел, что назревает между его женой и этим мальчишкой ссора, и ссоры этой ни за что не хотел, он вообще не хотел портить себе настроения сейчас, когда план, врученный ему там, за тридевять земель, в Америке, начинал свои первые, но уже такие уверенные шаги. Что такое все его прежние занятия, его дела, эта никчемная домашняя склока в сравнении с делом, которое он начал здесь? Сейчас важен абсолютный внешний покой, концентрация. Пусть живет где хочет...
— Как скажешь, Сережа, — дядюшка взглянул на часы. — Ого! Уже пять минут десятого! Ужинать, немедленно ужинать! Ты с нами, дорогая?
— Я сыта по горло, — усмехнулась Наташа и вышла на сей раз действительно вон.
За ужином, состоявшим из винегрета, гречневой каши, паровых куриных котлеток и компота из сухофруктов (Мемзер любил все простое и здоровое, питался без изысков), дядюшка принялся распрашивать Сергея о его сочинском житье-бытье, удивлялся, крякал, причмокивал, словом, был благодарным слушателем, затем спросил:
— Так ты подружился с Наташей, правда?
Сергей улыбнулся.
— Нет, она на самом деле очень хорошая женщина, — продолжал Мемзер, — просто место ребенка — ее и только ее, а она, как всякий ребенок, очень ревнива. Вот и переживает, что теперь у меня вместо нее одной появился еще и ты, новый ребенок, о котором я стану заботиться. Найдешь квартиру, дай мне знать, я все оплачу. Хотя, — Мемзер достал ложечкой из кружки с компотом раскисшую курагу и поглядел на нее с недоумением, — хотя квартиры здесь сдаются очень дорого. Но это так, ерунда, мысли вслух. Деньги надо считать в любом случае, ведь они для того и нужны.
После ужина Сергей засобирался домой. Дядюшка хотел было отправить его на своем автомобиле, но передумал:
— Увидят, на чем ты подъехал, так еще убьют. Несоответствие форматов. Мой торжественный катафалк и твои джинсы — это даже не контраст, это небывальщина. Здесь незачем привлекать к себе внимание, только если тебе нужно это для бизнеса, а так — тише воды, ниже травы. Знаешь, сколько дураков погорело из-за своих понтов? О-о-о... Как-нибудь расскажу. Ну, до скорого...
После того как племянник ушел, Мемзер поднялся по дворцовой лестнице и на цыпочках стал красться в комнаты жены. Он медленно водил головой по сторонам и удивлялся, что некоторые предметы обстановки, в строгом порядке расставленные, развешанные тут и там, совершенно ему, хозяину дома, незнакомы. Дом этот, купленный им у бежавшего от новой власти толстосума, смешил Мемзера, а жене его был по душе. Просто она считала, что дом очень богатого человека должен быть именно таким, как этот. Все в этом доме исходило от Наташиного вдохновения и вкуса. Он был перенасыщен роскошью и удобствами, но большинством этих удобств никто не пользовался. Было, например, на столике в ванной комнате круглое, в человеческое лицо увеличительное зеркало с электрической подсветкой. Наташа купила его мужу для бритья, она не выносила уколов его мужского атавизма, но Мемзер никогда зеркалом не пользовался — с тех самых пор, как однажды утром он увидел в этом увеличительном стекле ярко освещенную, чудовищно распухшую, обросшую рожу. Предметы роскоши выполняли роль театральной декорации. Никто не любовался ими, лишь служанка, та самая, в кружевном переднике, дважды в неделю протирала везде пыль.
В комнатах мебель была подобрана в старинном вычурном стиле. Что-то было новоделом, что-то восстановленным антиквариатом, и в целом напоминало иллюстрированный журнал. В кабинете, где Мемзер появлялся очень редко, предпочитая для работы офис, на письменном столе стояло вместо настольной лампы бронзовое изваяние в виде выпрыгивающего из волн Левиафана с плафоном в пасти. По стенам Наташа развесила картины — образчики современного искусства, представлявшие собой яростные мазки неврастеников, берущихся за кисть без понимания того, что же в конечном итоге они хотели бы изобразить. Были среди этого и действительно интересные, заслуживающие внимания полотна, но они неприметно висели по углам, и в глаза бросались эти яркие цветные кляксы, изображающие не то рыбу в небе, не то зонтик, раскрытый на Северном полюсе.
Дверь в спальню супруги была приоткрыта, он сперва просунул голову, потом плечо... Она сидела перед зеркалом и клеила на лоб кружки огурца. Лицо ее при этом было совершенно белым от крема, а волосы подняты и собраны на темени в большой пучок. На появление мужа она никак не откликнулась, и Мемзер с нежностью подумал, что его деточка — так он называл ее про себя, — сердится.
— Каково жить с молодой женой? — как-то спросил Мемзера Дональд Трамп, и Мемзер ответил, что сам поначалу чувствовал себя маньяком-педофилом, Гумбертом Гумбертом, но потом ничего, привык.
Наташа особенно нравилась ему в такие моменты — она кое-кого ему напоминала...
— Тебя нельзя упрекнуть в гостеприимстве, дорогая, — сказал Мемзер, желая еще немного повысить градус ее негодования.
— Я поражена. У меня нет слов. Так пресмыкаться перед этим сопляком, перед этим ничтожеством! «Мы родные люди», «называй меня дядюшкой», «давай на ты»! Где твое чувство достоинства?! Или теперь ты всякой дворняге будешь предлагать поселиться в собственном доме и...
— Ну все. Хватит. Не заговаривайся, — совершенно другим, властным и резким тоном отрезал Мемзер. — Он родной мне человек и получит то, чего заслуживает, если хорошо себя проявит. И коли ты намерена поссориться со мной из-за него, знай, что мое мнение о тебе сильно пошатнется.
Наташа слегка побледнела, затем вдруг вскочила, бросилась к мужу, упала перед ним на колени, прильнула к руке:
— Ну прости, прости меня, Жорочка! Ну?
— Поздно уже, — Мемзер зевнул, не глядя на нее. — Я, пожалуй, пойду спать, день сегодня был прекрасный. Да встань ты, Наташа! Просто вести себя надо по-человечески. Посмотрел бы я на тебя, если бы я стал так же разговаривать с твоей мамашей или сестрой. Нет, я правда пойду, меня в сон клонит.
Он поцеловал ее в лоб, вышел, прикрыв за собой дверь, и, конечно, не мог видеть, как выражение на лице жены мгновенно сменилось с простодушия на ненависть.

Глава 5

Америка, ты веришь слезам. Веришь, потому что тебя научили соблюдать приличия, дали тебе кодекс, по которому ты живешь, и в кодекс этот входит милосердие. Во всяком случае, веришь настолько, чтобы можно было разжалобить эмиграционного офицера. Полноватый, рыжий, с бляхой на форменной рубашке, с табличкой, где написана его польская фамилия, эмиграционный офицер сидел в своей конторке и разглядывал Жорино семейство в полукруглое окошечко. Жорина мать, вдова своего расстрелянного мужа, не выдержала и заплакала. Дети облепили ее, стали утешать. Отчего она заплакала? От унижения. Да-да, от этого порою хочется выть, хочется расцарапать себе лицо, хочется сделать что-то из ряда вон выходящее, лишь бы прекратить ощущать брошенные этим рыжим поляком убийственные для достоинства словечки, которые так больно ранят, едва прозвучав, действуют, словно иглы, входящие под ногти.
Им случайно достался этот офицер. Совершенно случайно. Рядом сидела чернокожая сотрудница, еще дальше мексиканец, затем какой-то седовласый с баками, и у всех были посетители, все улыбались, и только Мемзерам достался этот поляк. Он взял их бумаги, лениво полистал, зевнул, подвинул к себе свой кофе в большом картонном стакане с крышкой, и вдруг спросил, с ленцой растягивая слова:
— А вот скажите мне, чего вам, евреям, не сидится на одном месте? Чего вас гоняет по миру? Советский Союз, видать, тонет, если крысы бегут с корабля?
И мать Мемзера вначале опешила, а потом перед ней встала картина вот такой же очереди в Аушвице, и она, маленькая девочка в этой очереди. Одной рукой вцепилась в руку матери, другой в медвежонка, и вот они перед столом, за которым сидит похожий на этого поляка, только форма другая, и говорит: «Ребенка в седьмую зону, мать в пятый барак». А возле пятого барака труба и дым из трубы, и сажа густыми черными хлопьями. И вспомнив все это, мать зарыдала. Ничто не могло ее успокоить, с ней сделалась натуральная, очень сильная истерика. Поляк испугался, вышел из своей конторки, что-то залопотал, потом набежали еще люди, и тот самый седовласый, с баками, спросил Мемзера, в чем, собственно, дело, что у них случилось. Тот объяснил...
Неизвестно, что там стало с тем поляком. Может, с ним ничего и не стало, может, работает до сих пор, сидит в своей конторке, задает вопросы. Единственное, что становится понятным как-то сразу, так это то, что сам он похожим вопросом никогда не задавался. Не живется что-то полякам в их маленькой и крикливой, словно воробей, Польше, так и норовят разлететься кто куда.
А Мемзерам после того случая дали гражданство очень быстро. С собой они кое-что привезли, и привезли бы гораздо больше, если бы две трети не пришлось оставить на советской таможне, но да бог с ней, с таможней. Они поселились в Квинсе, а через полгода Георгий Мемзер записался в армию и добровольцем уехал во Вьетнам.
— Мам, так надо. Мы сюда насовсем, когда вернусь оттуда, легче будет пустить корни. Бывшим солдатам от государства идет сильная поддержка, — Жора обнял мать, оставил за старшую одну из сестер и ушел на войну.
Разговоры о прекращении американской армией боевых действий шли с шестьдесят восьмого года, но последний американский солдат, нагруженный своим мешком и винтовкой, покинул Вьетнам лишь в семьдесят третьем, а до этого времени добровольцы и резервисты исправно перебрасывались транспортной авиацией на американские базы в Сайгоне и Дананге, в Фубае и Кхесане. После обучения Мемзер попал в саперную часть и двести тридцать дней искал мины — нашел их, наверное, целый состав. У него хорошо получалось, его ставили в пример как образцового солдата. Никто никогда не смог бы предположить, что Мемзеру прекрасно известно месторасположение минных полей неприятеля, а в нагрудном кармане его солдатской куртки лежит нарисованный чужой рукой план минирования района, и на ломаном английском, с частым вкраплением чужих окончаний, с галочками и точками над буквами написаны к этому плану пояснения.
Саперы не только ищут мины, они их также и ставят. Мемзер обезвреживал те мины, что ставил против него и прочих американцев вьетнамец по имени Нам Кам, партизанская часть которого была расположена всего в двадцати шести километрах от американской базы в деревеньке Мхетнань. У американцев деревенька считалась мирной, они ездили туда утолять физиологические потребности и вмазываться наркотой. В деревеньке работало два сносных бара, набитых девками и выпивкой, героин можно было купить почти в открытую, а такая мелочь, как травка, курилась вместо табака повсюду, и считалось даже, что именно в прибрежном Дананге растет марихуана особенного, высшего сорта, какого не сыщешь во всем этом чертовом Вьетнаме, чтобы он провалился в преисподнюю, где черти с вертолетов лихо брызжутся напалмом.
Однажды случилось несчастье: нашли американского сержанта по фамилии Хикс, причем нашли его, злодейски кастрированного, без ушей и с бамбуковой палкой, вбитой в задницу. Хикс был найден возле деревни, ситуация была спорной, жители деревеньки собрали делегацию и прислали на базу парламентеров, утверждая, что нет среди них такого злодея, кто мог бы так поступить со злосчастным сержантом, но все было бесполезно, и взбешенные потерей боевого товарища американцы решили устроить форменную расправу. Той же ночью деревня была блокирована со всех сторон, кроме малярийного болота, в которое никто не хотел лезть, а отделение Мемзера поставило на пути к болоту такой минный частокол, что и по сей день оставшиеся в живых ветераны лишь качают головой, недоумевая, как за весьма короткий срок им удалось настолько плотно заминировать такую немаленькую территорию. После того как они поставили мины, отделение Мемзера присоединилось к остальным охотникам, многие из которых были как минимум накурены, и в деревеньке началась зачистка. Врывались в каждый дом, искали оружие, убивали, жгли, многие были под кайфом еще более сильным, кровь била в одуревшую голову, и берегов они не ведали. Мемзеру сделалось гнусно, а после того как рядовой Таккер вытащил из хижинки за волосы какую-то вопящую старуху и прикончил ее очередью в голову, Мемзера вырвало и он побежал куда-то, не разбирая дороги, лишь бы скрыться из этого ада. И нигде он не мог укрыться, везде происходило что-то подобное тому, что проделал на его глазах Таккер, и лишь на самом краю деревни он смог, наконец, перевести дух и осмотреться. Возле крохотной, похожей на все остальные, хижины с соломенной крышей оказался рядовой Мемзер, прислонился спиной к ее стене и так просидел, покуда не настало утро, погрузившее всю деревню в кровавый туман. Вместе с рассветом утихли и выстрелы, наступила тишина, а Мемзер все сидел, невидяще смотря перед собой и опирась на свою винтовку, и в голове его вертелась только одна мысль: «Вот как, оказывается, сходят с ума». А потом из хижины вышла женщина с ребенком, мальчиком лет восьми, мальчик заметил Мемзера и бросил в него чем-то, прежде зажатым в кулачке, и Мемзер увидел, что возле его ног лежит запал от динамитной шашки.
Дом этой женщины обыскали и нашли динамит, патроны и прочее. Тогда ее арестовали, отвезли на базу и посадили в тюрьму, а дом сожгли как дом пособницы вьетконговцев. Так уж получилось, что ночным часовым, охранявшим тюрьму, назначен был именно Джордж Мемзер. Он сидел в караулке и писал письмо матери, когда в дверь сперва постучались, а затем в караулку вошел вьетнамец примерно одних с Мемзером лет, невысокий и щупленький, как и все вьетнамцы, и молча положил на стол толстую пачку долларов. Вначале, увидев вьетнамца, Мемзер беспокойства не ощутил: этот доходяга был ему знаком и постоянно крутился возле базы, никто его не прогонял. Жора даже как-то подумал, что это, наверное, связной или разведчик, иначе что ему делать в таком месте. Лишь когда вьетнамец выложил свои доллары, Мемзер с недоумением на него уставился:
— Ты чего, приятель? Хочешь, чтобы я положил твои баксы в Бэнк оф Америка и высылал тебе проценты по голубиной почте? — доброжелательно спросил Мемзер и покосился на открытый ящик стола, где лежал пистолет.
— Отпусти. Мой жена. Возьми деньги. Отпусти... — залопотал вьетнамец, двигая пачку долларов поближе к Мемзеру.
— Хочешь сказать, что твоя жена из сожженного дома? — сразу догадался Мемзер и, выхватив пистолет из ящика, наставил его на вьетнамца. — А ты тогда кто?
— Мой зовут Нам Кам, — просто сказал вьетнамец, не обращая внимания на пистолет. — Я партизан.
— Вот падаль, — по-русски выругался Мемзер и хотел было надеть на чудака наручники, как тот внезапно переменился в лице:
— Русский? Говорите по-русски, товарищ? — «причесывал» вьетнамец почти без акцента и куда лучше, чем по-английски.
Тут настала пора удивляться Мемзеру. Затею с наручниками он временно отменил и, продолжая держать русскоязычного вьетнамца на мушке армейского кольта сорок пятого калибра, спросил, откуда тот знает язык.
— Я учился в Москве! — гордо заявил вьетнамец. — Мир, дружба, Ленин!
— А здесь ты что делаешь? — немного обескураженно спросил Мемзер.
— Воюю против янки и продаю им дурь, — просто ответил тот и добавил: — Товарищ.
— Да какой я тебе... тьфу ты! Вот же интернационализм до чего доводит! В американской армии встретить красного партизана, чью жену я арестовал, а он стоит передо мной, говорит по-русски и предлагает мне взятку из денег, которые получил за дурь, проданную моим сослуживцам, да еще вдобавок называет меня товарищем!
— Товарищ, товарищ, — закивал вьетнамец, — у нас большой завод, делает дурь, покупают янки, дают деньги, мы покупаем оружие, стреляем в янки. Отпусти жену, очень прошу.
— Нет, — Жора решительно мотнул головой. — Иди, пока цел. Раз ты почти москвич, можно сказать, мой земляк, я тебя не трону, уходи.
— Не надо, не гони, — вьетнамец понял, что разбудить в этом, по всей видимости, иммигранте дух коминтерновской солидарности вряд ли удастся, и предложил: — Можем делать бизнес вместе, можешь очень хорошо заработать, приедешь в Америку богатым.
— Забавно, — Жора почувствовал вдруг, что тому нет резона его сейчас обманывать, и опустил пистолет. — Ну, рассказывай.
О том, как рядовой саперного отделения Джордж Мемзер стал в американском контингенте войск влиятельным человеком, стоит сказать пару слов. Двести тридцать дней он выкапывал из земли мины по бумажкам, нарисованным Нам Камом, снабжал его наркотой сослуживцев и получил за свою службу три медали, а на двести тридцать первый день его забрали в военную полицию. После длинной беседы его отпустили, он был переведен в курьерский отдел при штабе, и это отныне позволяло ему перемещаться по всем разбросаным в стране военным базам. В армии среди солдат и офицеров давно уже велись разговоры о нежелании и дальше оставаться пушечным мясом, многие находились на грани и спасение искали в наркотиках. Столько наркоманов, сколько было среди военнослужащих тогда, во Вьетнаме, не было больше ни в одной армии мира и, наверное, уже никогда не будет. Мемзер перевозил партии товара с курьерской почтой, а на должность эту его пристроил высокий чин из штаба, имевший теперь, после беседы с арестованным рядовым Мемзером, большой интерес в их с Намом деле. Но все это были сущие крохи в сравнении с планом, разработанным на встрече генерала, Мемзера и Нам Кама.
— Война рано или поздно закончится, в сенате полно горлопанов, которые хотят ее прекратить, — начал генерал, — и нам с этим парнем, — он ткнул пальцем в Мемзера, — придется убраться. И хорошо, пусть заканчивается, но вместе с войной прекратится и бизнес. В Штатах полно хиппи, которые травятся мексиканской поганью, а здесь товар чище и для одной дозы его нужно в пятнадцать раз меньше. Мы организуем отправку транспортной авиацией, прямо из Сайгона. Нам Кам обеспечит производство и контроль качества. Самое главное, чтобы качество всегда оставалось неизменным, Нам Кам за это в ответе. Я прикрываю бизнес здесь до тех пор, пока идет война, пока не начнется вывод войск.
— А что должен делать я? — с тревогой спросил Мемзер.
— А ты, парень, собирайся домой в Нью-Йорк. Станешь там принимать товар и возьмешь на себя реализацию. В сущности, — генерал с силой потер горло, словно освобождаясь от панциря, — на тебе будет лежать самая ответственная часть — это продажа, получение денег, их отправка сюда и вложение туда, куда я тебе укажу. Если все пойдет хорошо, то мы с тобой быстро перестанем быть рядовыми американцами.
— А меня, значит, бросите? — мрачно подытожил речь генерала Нам Кам.
— Поживем — увидим, — и генерал многозначительно подмигнул вьетнамцу.
Почти сразу после этого разговора Мемзер оттянул кожу на ляжке и прострелил ее из пистолета. Получилось легкое сквозное ранение мягких тканей. Мемзера комиссовали из армии. Его парадный мундир был тяжелым от наград и украшенным нашивкой за полученное боевое ранение. В Штаты он вернулся весной семьдесят третьего. За два года с военных аэродромов в Гинлане и Сайгоне он получил в общей сложности сорок тонн превосходно переработанного героина, расфасованного в индивидуальные пакетики. В этом был смысл: полное производство вел во Вьетнаме Нам Кам, и ему не нужно было опасаться облав, обысков и расследования. Так в те годы поступали многие, но, в отличие от Мемзера и его компаньонов, они везли в Штаты сырье, которое перерабатывали на подпольных заводах под носом полиции и ФБР, а нос у ищеек — самое чувствительное место. Конкурентов регулярно накрывали, тем более что Мемзер охотно сливал их благодаря информации, переданной ему из Вьетнама. Накладные расходы Мемзера были минимальны: он арендовал несколько складов в разных районах Нью-Йорка и никогда не держал много товара в одном месте. Со складов героин поступал двум проверенным оптовикам, а уже от них попадал, если можно так сказать, «в уличную розницу». Свой первый миллион Мемзер заработал в три дня. Спустя месяц он явился в крохотный «Коммонвелш бэнк» в Северной Каролине и предложил владельцу пятьдесят миллионов наличными. После непродолжительных переговоров обезумевший от радости владелец, который еще утром думал, как свести концы с концами, пересчитал деньги и подписал купчую, а через день уехал из страны, справедливо рассудив, что тот, кто покупает банки за наличные, может позволить себе нечто менее экстравагантное, например, пристрелить бывшего владельца банка как человека, который много знает. В «Коммонвелш» Мемзер вкачал триста миллионов, открыл отделения во всех крупных городах западного побережья, заказал нескольким крупнейшим агентствам широкую рекламную кампанию, и уже очень скоро ведущие банкиры Америки с удивлением на грани негодования обнаружили на своем поле скороспелого конкурента, дела которого день ото дня шли все лучше. Понятное дело, происхождением банка заинтересовались, но произошло несколько важных событий, которые заставили интересантов отступиться. Ведь это только в Голливуде бескорыстные полицейские и агенты эф-би-ай с горячим сердцем и замороженным мозгом до конца идут по следу негодяев и успокаиваются лишь после заточения нарушителей закона в тюремную камеру. Негодяй негодяю рознь, да и кино с его тупой прямолинейностью и примитивизмом, предсказуемостью и стандартным набором трюков не есть настоящая жизнь. А в настоящей жизни было так: в семьдесят втором году, когда война стала остывать, боевой генерал вернулся домой, вышел в почетную отставку и занялся политической деятельностью, выдвинув свою кандидатуру в сенат. Нетрудно догадаться, что его выборное ралли финансировал «Коммонвелш». Генерал стал сенатором от штата Пенсильвания, а «Коммонвелш» — частью «Ваковии», мощнейшей финансовой группы, располагающей сотнями отделений в Штатах и многочисленными филиалами за пределами страны подлинной, словно фальшивая драгоценность, демократии. Концы, как говорится в воду, и Мемзер, который провел сделку по слиянию с блестящим умением переговорщика, оказался в кресле первого вице-президента «Ваковии», держателем-акционером, в одночасье став одним из генералов финансового мира Америки.
Победа объединенного Вьетнама, переименование Сайгона в Хошимин и провозглашение коммунистического курса больней всего ударили по Нам Каму. С уходом американцев канал сбыта перестал быть легким и дешевым. На брошенных американцами аэродромах хозяйничали победившие вьетконговцы, и русские военные летчики сажали свои МИГи на построенные американцами летные полосы. Америке эта война стоила сотен тысяч солдат, Вьетнам потерял миллионы жизней, а Мемзер, сенатор и Нам Кам приобрели миллионы долларов. В день, когда последний солдат покинул Вьетнам, Мемзер позволил себе здорово напиться в доме конгрессмена.
— Что же дальше? Мы стоим на ногах, наши дела неплохи, но потеря прибыли от героина — это большая потеря.
— Не будь алчным ублюдком, Джордж, — ответил умный сенатор. — Твое дело принесет дохода в сотни раз больше, чем жалкая торговля дурью. Ты покупаешь и продаешь деньги, и что самое главное, с этим, похоже, смирились те, кто торгует деньгами с момента основания этой страны. Ты должен стать своим в их мире. Выгодно жениться — лучший и самый верный способ. Я постараюсь найти для тебя подходящую кандидатуру.
Подходящей кандидатурой оказалась дочь Джорджа Шульца — секретаря казначейства, главного финансового чиновника Америки. На вечеринке в честь дня рождения Шульца конгрессмен представил Мемзера как «храброго парня, проливавшего кровь за страну», воевавшего под его началом, героя войны, скромнягу, талантливого финансиста. Спрашивать об источнике стартового капитала в хорошем обществе не принято — это работа мытарей, и на именинника молодой банкир произвел самое благоприятное впечатление, тем более что старик Шульц служил когда-то в морской пехоте и воевал в Европе против немцев. Первый ручей был перейден вброд, сердце родителя покорено, казначей Америки сам познакомил единственную дочь с геройским парнем, настоящим американцем и патриотом. Дочь его особенной красотой не отличалась, но и отталкивающей ее внешность назвать было нельзя. Вокруг нее всегда было достаточно лизоблюдов и потенциальных альфонсов, но обаяние Джорджа, живущая в нем пылкость и широта суждений очень скоро покорили ее сердце. Свадьбу сыграли в ноябре семьдесят второго, и помимо большого количества гостей с астрономическим состоянием, тех, кто составлял финансовый ресурс Америки, на церемонии присутствовал старший Ротшильд, бывший самым почетным и дорогим гостем. Президент Соединенных Штатов прислал молодым поздравительный адрес и приглашение посетить его шале в Аспене в наступающем лыжном сезоне. Мемзер смотрел по сторонам, осторожно поворачивая голову, кружившуюся от предвкушения небывалого, фантастического взлета. Семья Мемзеров давно переехала на Манхэттен, у Жоры была квартира в пентхаусе с видом на Гудзон в районе Десятой Ист, его брат переехал в Бостон, поступил в Гарвардский университет, подавал большие надежды. Американский рог изобилия сыпал милостями на голову Мемзера, и щедрости его предела не было. Пол Уокер, темная лошадка и гениальный экономист из казначейства, подбирал себе команду, и Шульц отрекомендовал ему собственного зятя как человека, на которого во всем можно положиться. И вот настал день, когда Мемзер стал отцом маленькой Клары и советником будущего главы федеральной резервной системы. Было ему тогда всего двадцать девять лет.
* * *
Сообщества менял и ростовщиков существуют во всяком обществе и при любом режиме. Эти люди — бухгалтеры с калькулятором, встроенным в сердечную мышцу, они не ведают ничего человеческого, для них ценно лишь то, во что сами они оценивают одушевленные и неодушевленные (без разницы) предметы. Их принцип и система ценностей состоят лишь в производстве денег, и цель у них всегда оправдывает средства. Вопрос лишь в цене ресурса, который они привлекают для достижения цели, и в том, как скоро окупятся затраты на этот ресурс. Желательно, чтобы побыстрей. Очень желательно. Уволить тысячу человек? Погубить миллион на войне? Чепуха! Главное, что на этом кто-то заработает еще больше. Пока деньги в руках у государства — значит, все в порядке, значит, можно совершенствовать душу, думать широко, творить, но когда все деньги достаются менялам и ростовщикам, тогда менялы становятся настоящими хозяевами, подчиняя себе все в проморгавшем их термитную активность государстве.
Пожалуй, начиная с двадцатого века все в истории человечества пошло по кругу. Перестало появляться что-то новое, если не принимать во внимание модели сотовых телефонов и прочую подобную ерунду. Все это технический прогресс, и дна его пока что не видно, а вот в отношениях людей и денег никто уже не придумает ничего нового. В древней Галилее было принято платить церковную повинность или, если угодно, храмовый налог. Для верующих евреев не заплатить такой налог было делом немыслимым. Сумма его была равной одному шекелю. В то время Галилея была оккупирована Римом, и шекель украшал портрет кесаря. Такой монетой оплачивать храмовый налог было недопустимо, поэтому менялы, те самые, сидящие в храмах Иерусалима, Капернаума и прочих городов иудейских, придумали рубить монету на две половины, дабы платить налог половинкой без портрета, и продавали ее уже не за шекель, а, скажем, за три или даже за пять шекелей. Богоугодной монеты не хватало, поэтому все шли к менялам, сидящим в храмах, и те страшно наживались на половинках шекеля, загоняя их иудейским гражданам втридорога. Один праведник, имя которого тогда было мало кому известно, изгнал менял из храма, опрокинув их столы. Через несколько дней после этого события праведника схватили и распяли без суда. Спустя три дня после распятия он воскрес...
Так и в начале двадцатого века, когда несколько главных менял вновь собрались во имя создания центрального частного американского банка на острове Джекил — собственности банкира Джона Пирпонта Моргана, — это было настоящим заговором ростовщиков против Америки, а затем, как оказалось, и против целого мира. До этого в истории Штатов был Первый банк США, печатавший деньги, лишь часть которых была обеспечена золотом, затем Второй, также печатавший столько, сколько ему было нужно, и о котором упразднивший его президент Джексон сказал: «Вы логово гадюк; если бы люди знали о том, как вы зарабатываете деньги, и о существовании нашей банковской системы — революция началась бы завтра утром». Джексона решил поставить на колени председатель Второго банка Николас Бидл. Он прекратил печатать деньги, сократил их количество, потребовал возврата всех кредитов и отказался выдавать новые. На биржах началась паника и случилось то, что с тех пор называется финансовым кризисом. Но Джексон, старый вояка, смог утереть Бидлу нос, обвинил его в финансовых преступлениях, сместил с должности, закрыл Банк и смог вывести страну из кризиса, заставив банки выпускать лишь деньги, обеспеченные государственными облигациями. Кризис кончился, а в Джексона стреляли. Промахнулись...
«Банк Соединенных Штатов вел настоящую войну против народа с целью принудить его подчиниться своим требованиям. Нужда и смятение, охватившие и взволновавшие тогда всю страну, еще не могут быть забыты. Жестокий и беспощадный характер, который носила эта борьба с целыми городами и селами, люди, доведенные до нищеты, и картина безмятежного процветания, сменившаяся миром мрака и упадка сил, — все это должно на вечные времена остаться в памяти американского народа», — вот что сказал Джексон сразу после покушения, выступая перед конгрессом[1]. Он ушел и стал последним президентом, успешно боровшимся против менял и ростовщиков. Конечно, его сравнение с Христом не выдерживает никакой критики, но все же история пошла по кругу уже тогда. В начале двадцатого века менялы выбрали своего президента — Вудро Вильсона, а в тысяча девятьсот тринадцатом году появилась Федеральная резервная система — частный центральный банк, печатавший столько денег, сколько было необходимо ему, ни перед кем не отчитывающийся, не ведущий никаких документов, деятельность которого засекречена от всего мира самым тщательным образом. Федеральный резерв обладает собственной, независимой от прочих аналогичных служб службой внешней разведки. В структуре ФРС она имеет название «отдела внешнего мониторинга», сокращенно DIM. В эту службу входит также отдел экономической безопасности и анализа, развита система наблюдателей на местах, а представители ФРС работают в качестве дипломатов в каждом зарубежном посольстве США.
Впрочем, однажды, когда президентом был Кеннеди, он попытался отобрать у федеральной системы право выпускать доллары и напечатал свои, на которых вместо слов «Федеральный резерв» красным было написано «Соединенные Штаты». Красный цвет стал для Кеннеди роковым пророчеством — ему не повезло так, как Джексону, не дано было воскреснуть в третий день. Пуля снайпера попала точно в цель, навсегда отбив охоту у кого бы то ни было возмущаться существованием частного банка, управляющего фактически целым миром. Именно в такую, всемогущую, колоссальную, незыблемую систему попал Мемзер, сделавшись при жизни небожителем. Фантастическая карьера, небывалый взлет — и все это в двадцать девять лет!
* * *
Наму во Вьетнаме стало совсем тяжко. Семью он потерял, социалистическая система оказалась к нему благосклонна, а он ее искренне ненавидел. Участие в партизанской борьбе было оценено правительством, Наму даже пришлось занять должность в министерстве иностранных дел, и он ходил на работу, каждый день ожидая ареста, но все еще царила неразбериха, было не до него, и Нама не трогали. Выехать за пределы страны было невозможно: тотчас после воссоединения Юга и Севера на всей протяженности вьетнамской границы упал железный занавес. Нам просто опоздал, а переходить на нелегальное положение ему как-то не улыбалось. В тайнике он хранил семьдесят миллионов — свою долю от бизнеса с американцами, но не мог ими воспользоваться, их негде было тратить. Покажи Нам Кам долларовую бумажку — на него немедленно донесли бы, схватили и расстреляли. Валютная статья высоко оценивается уголовными кодексами тоталитарных режимов. Как сотрудник МИДа Нам несколько раз выезжал в соседние Лаос и Камбоджу, но сбежать не пытался, его деньги все еще были не с ним. Конечно же, он всем сердцем стремился в Америку, но считал, что прежние компаньоны его бросили. Легализоваться без их помощи было невозможно, вывезти деньги тоже невозможно, в общем, Нам Кам, к собственному крайнему удивлению, оказался совершенно запертым в стране, из которой он так мечтал удрать.
Прошло несколько месяцев. Вьетнамцы начали выпускать пленных, американские солдаты, которым посчастливилось выжить, возвращались домой, их обменивали на аэродроме недалеко от Ханоя. Нам Кам был включен в состав комиссии по обмену военнопленными, который продолжался несколько месяцев. Бывший наркобарон понял, что у него появился шанс, возможно, единственный, когда увидел, что один из пилотов военного борта — его старый знакомый. Именно ему Нам Кам отстегивал за перевозку наркотиков. Ценой невероятных ухищрений Нам смог передать пилоту письмо для Мемзера. Его дальнейшая жизнь теперь зависела от этого пилота. Нам пообещал ему все, что тот захочет, лишь бы получилось.
Пилот передал письмо Мемзеру лично в руки, и Мемзер испугался. Он так многого достиг, его репутация была безупречной! Если этот вьетнамец, которому, похоже, нечего терять, начнет говорить, если он словом обмолвится о том, чем занимался Мемзер во Вьетнаме, то карьере не только Мемзера, но и сенатора придет конец. И хотя в письме не было ни слова шантажа, Мемзер поспешил к сенатору и выложил письмо перед ним.
— Он на грани отчаяния. — Сенатор снял узкие очки для чтения и ужасно долго убирал их в футляр, так показалось Жоре. — Разумеется, мы ничем перед ним не виноваты, он там, мы здесь, но...
— Он может начать говорить, — закончил Мемзер. — Когда-нибудь его там возьмут за кадык и он все расскажет, а коммунистическая газета, любая, обязательно напечатает это, и тогда нам с вами...
— Да уж, после такого на Арлингтонском кладбище нас не увековечат, — сенатор задумался. — Похоже, выхода нет, надо вытаскивать парня сюда.
— И что тогда?
— Что, что... Одним узкоглазым в Америке станет больше. Он богатый сукин сын, здесь не пропадет. Надо подумать, как ему там попасть на наш самолет.
Мемзер развел руками:
— Вы предлагаете нам здесь подумать, как он там сядет на самолет?! Тут нужен целый план, настоящая операция.
— Вот и собирайся, — сенатор расправил плечи, осторожно покрутил шеей и улыбнулся, что не хрустнул ни один позвонок. — Тебя он знает в лицо, там на месте и определитесь.
Мемзер даже не стал возражать. Рядовые генералу не прекословят. Жене он сказал, что летит на рыбалку в Канаду, а вместо Великих Озер вылетел в Калифорнию с военного аэродрома в Нью-Джерси.
* * *
Так получилось, что последний самолет с военнопленными улетал в день, признанный в России и в некоторых других странах днем дурака. Жора об этом, конечно же, знал и впоследствии, вспоминая первое апреля семьдесят третьего, говорил, что именно поэтому все получилось. Вокруг все были настроены на серьезный лад, напряжены, об особенном статусе этого дня никто не догадывался: в Америке нет специального дня для дураков, что весьма странно и наводит на всякие мысли, а Вьетнам — это вообще другой мир, где ничего не понятно. Может, они там и празднуют, и чтят дураков, и поют им здравицы — это никому не ведомо.
Порядок обмена выглядел так: в самолет поднималась вьетнамская комиссия, осматривала своих, прикованных к длинному, идущему через весь салон стальному поручню. Беседовали, сверяли документы и тому подобное. Затем на борту оставался один наблюдатель-вьетнамец, а вместе с комиссией на землю спускался один американец, его заводили в ангар, где на полу сидели грязные, обросшие, истощенные люди, одетые во что попало. Там же, в ангаре, несколько поодаль, стоял рефрижератор с телами умерших в плену американских солдат. Из самолета выгружали гробы, и тела из рефрижератора в них перекладывали американские военнопленные. После того как с той и с другой стороны были произведены необходимые действия, начиналась сама процедура обмена. Из самолета высаживали половину вьетнамцев, после грузили гробы, потом оставшуюся половину вьетнамцев и после уже живых солдат. Проходило все, как правило, без осложнений: и с той и с другой стороны в процедуре принимали участие одни и те же люди, вьетнамцы вели себя корректно, что отчасти объяснялось присутствием в нейтральных водах американского авианосца, прикрывавшего операцию.
Нам Кам в письме описал подробный план действий по своему проникновению на последний самолет. Именно последний, иначе после его исчезновения в ходе обмена могли возникнуть ненужные осложнения, обмен вообще мог быть прекращен, и тогда никто не дал бы за жизнь Нама и ложки вареного риса. Вместе с двумя другими членами комиссии Нам поднялся в самолет, и первым, кого он встретил на борту, был Джордж Мемзер в форме лейтенанта ВВС. Все вьетнамцы, включая Нама, отдали лейтенанту воинскую честь. Он небрежно откозырял в ответ, пригласил в салон, где сидело сорок три человека в кандалах, и комиссия приступила к своей обычной работе. Через час закончили. Нам Кам остался на борту, Мемзер вместе с двумя вьетнамскими офицерами спустился по трапу и направился к ангару. Открыли рефрижератор. Мемзер руководилл похоронной командой, собранной из наиболее крепких военнопленных; на полу ангара поставили шесть одинаковых гробов, из рефрижератора вынесли пять тел и один продолговатый деревянный ящик.
— А это что за ящик?! — всполошился один из вьетнамцев. — У меня в ведомости нет никакого ящика!
— Это Боб Уэйд, капрал, — невозмутимо ответил Мемзер, — его останки сложили в этот ящик. Не раскладывать же было каждую кость в отдельности?! Боб Уэйд умер три года назад в плену. По воле родни его могилу эксгумировали, останки будут доставлены в Соединенные Штаты и перезахоронены.
— Ах, вот в чем дело. Но все же это странно. Я хотел бы посмотреть, убедиться...
Мемзер подошел к вьетнамцу вплотную и тихо, но очень уверенно сказал:
— Только через мой труп вы вскроете этот ящик и оскверните его прах. Это последний самолет, позвольте солдату возвратиться на родину хотя бы в виде не потревоженного никем праха. У вас есть обычаи, у нас они тоже есть. Это просьба солдата к солдату.
Вьетнамец согласился и отступил.
Ящик уложили в гроб и рабочий запаял цинковые швы. Дальше вся процедура прошла спокойно.
В самом конце (так было заведено), когда уже все американцы, и живые, и мертвые, были на борту, вьетнамский наблюдатель покидал самолет. Там, у трапа, ждал его американский представитель. Они обменивались бумагами, ставили печати и расходились каждый в своем направлении. За этим процессом внимательно наблюдали с земли: по периметру аэропорт был окружен войсками, рядом с ангаром застыла в ожидании алчущая крови зенитная пушка. И вот последний военнопленный исчез в брюхе самолета, а по трапу весьма резво сбежал Нам Кам.
— Жора, — по-русски сказал Нам, — я не ожидал, я даже не надеялся.
Мемзер принял мужественный вид и хотел ответить что-то пафосное, но передумал и лишь соорудил на лице многосложную гримасу, мол, «ну что ты, дружище, как ты мог подумать, что...» и все в этом роде. Нам Кам вытащил рацию:
— Мне придется еще раз подняться в самолет. Здесь неувязка с бумагами, кое-чего не хватает.
Ему доверяли. Ответили, что с бумагами-то как раз все должно быть в полном порядке, поэтому пусть делает все что нужно, и Нам вместе с Мемзером вернулись в самолет. Люк за ними закрылся, огромный С-141 взревел двигателями и стал выруливать на взлет. На земле началась паника. Зенитную пушку развернули, и она с вожделением впилась стволом в долгожданную цель, как вдруг в небе над аэродромом появилось сразу несколько истребителей Ф-8. Это лишь подстегнуло пыл зенитного расчета, но, к счастью, тот, кто отдавал приказы, оказался умнее. Рядом с полковником вьетнамской армии за погрузкой военнопленных наблюдал военный советник из дружественного СССР по фамилии Ковтун, он-то и отсоветовал горячим вьетнамцам открывать стрельбу.
— Пусть улетают, неужели не понятно, что это провокация? Собьете сейчас их самолет, и начнется новая война. Авианосец ракетами обстреляет Ханой, погибнут люди! Я вам запрещаю ввязываться.
— Но они захватили нашего сотрудника, — возразил вьетнамец.
— Это перебежчик, — махнул рукой Ковтун, — черт с ним, пусть летит в свою Америку, раз ему так хочется. Нам, товарищ, такие двурушники в социализме не нужны...
* * *
В деревянном ящике вместо останков Боба Уэйда лежали деньги, семьдесят миллионов долларов. Иногда огласка прошлого стоит куда больше, чем барражирование военной авиации над чужой территорией, а мудрый совет вполне может предотвратить готовую вот-вот разразиться войну. Нам Кам летел в Америку богачом, а Мемзер, обливаясь холодным потом в мучительном ожидании того, что фюзеляж самолета вот-вот разорвет зенитной ракетой узкоглазых, заработал пожизненную фобию и с тех пор летать не мог. Всякий раз в самолете ему становилось плохо. Он чувствовал, что умирает, и после очередного случая с вынужденной посадкой Мемзер отказался от идеи быстрых перемещений по воздуху.

Глава 6

Миша был бездомным четыре месяца. Ему посчастливилось найти место ночного сторожа в каком-то общежитии на северо-востоке Москвы. Теперь вместо прежнего семейного гнезда у него появилась восьмиметровая комнатушка в подвале, и Миша, как мог, в ней обустроился. В комнатушке была кровать, стол, стул, книжная полка с двумя кактусами, маленький телевизор и холодильник «Бирюса»: прежний сторож-гурман хранил в нем поллитровки, от чего однажды и помер. Миша много не пил, бросил. Слишком сильно его, пьяненького, мучили воспоминания о прошлой жизни, которая по прошествии четырех месяцев стала ему казаться миражом. Есть предел нищеты, за которым человеческое достоинство отказывается существовать.
Он совсем ничего не знал о судьбе бывшей жены, у него даже не было ее номера. Меж тем жена его вернулась в родную Сызрань, и там следы ее окончательно затерялись. Кажется, она не то устроилась в детский сад музыкальным работником, не то провалилась под лед во время прыжков через костер, разложенный на замерзшей речке по случаю празднования Нового года. В любом случае, что бы с ней ни произошло, это никому не интересно. Куда занятнее история сторожа Миши, однажды сошедшего с рельсов, а может, и наоборот, выбравшего торный путь своего истинного призвания.
Работал он по ночам, ведь недаром он был ночным сторожем. Днем Миша был предоставлен самому себе. Жалованье ночного сторожа общежития было пустяковым, хватало его на несколько банок консервов, сигареты, а иногда в конце месяца, если оставалось что-то, Миша покупал бутылку-другую пива и устраивался перед телевизором, усы антенны которого были обмотаны фольгой для лучшего приема. Он прихлебывал пиво, смотрел старые передачи, снимавшиеся телеканалами еще в прежнее, беззаботное время, и на душе у Миши становилось немного легче, и книжная полка, на которой вместо книг стояли кактусы, мнилась ему каминной полкой в собственном доме, а кактусы принимали форму китайских вазочек. Он стал искать возможность подработать. Кто-то рассказал ему о бирже сезонных рабочих на пересечении кольцевой и Ярославского шоссе, и Миша стал ездить туда ежедневно. Он оказался в окружении изнасилованных жизнью мужчин, готовых на любую работу, лишь бы получить за нее хоть что-то. Порой он возвращался в комнатушку ни с чем, но иногда в конце дня в его кармане хрустела бумажка, выданная хозяином коттеджа, которому требовалось что-то перекопать, снести, спилить — не все ли равно. За это время Миша изменился совершенно: кожа на лице почернела и задубела от вечного ветра, сквозящего над Ярославским шоссе, дующего над полями коттеджных поселков. Суставы пальцев раздуло от работы на морозе. Одним словом, из недавнего слегка заплывшего служащего Миша превратился в сухопарого жилистого работягу. Характер его приобрел множество скверных черт. Спокойный с виду Плешаков лелеял в груди тлеющий огонек ненависти, не обращенной к кому-либо персонально и одновременно с этим направленной против всех. Этот огонек вносил в Мишино существование смысл, согревал, когда приходилось носить бетон в ведрах, таскать кирпичи, разгружать арматуру. Его не раз обманывали, выбрасывали за ограду, не заплатив ни копейки, но попадались иногда и нормальные «коттеджники», эти хоть и требовали, придирались, но платили. Праздником для шабашников вроде Миши было найти «лоха» — ничего не понимающего в стройке простака с деньгами, которого запросто можно было облапошить и при этом получить чуть больше обычного.
Однажды возле толпы работяг остановился большой автомобиль, хозяин опустил стекло, окликнул старшего. Миша стоял совсем рядом и сразу узнал господина Лупарева. Когда-то Миша работал на него — в те канувшие в Лету дни благополучия, когда и квартира, и автомобиль казались собственными. Сашенька, а это и впрямь был он, понял наконец всю тщетность своих попыток соответствовать сливкам общества и решил переселиться в собственные чертоги, расположенные в месте не столь помпезном и снобическом, каким является Николина гора, а где попроще. Сашенька разогнал всех работавших на него сотрудников, заложил банку кирпичный заводик, который все же чего-то да стоил, и на эти деньги вел сейчас строительство собственного дома. Накачанные прежде цены на земли и строительство каждодневно худели, у Сашеньки было полно валюты, день ото дня возраставшей в цене, и ничего не осталось дороже и желаннее в России, чем американская стодолларовая бумажка. Лупарев, которому нечего было делать, как и многим, оставшимся не у дел по причине финансовой катастрофы, занимался строительством своего дома самостоятельно и очень гордился тем, что у него получается вести это созидательное предприятие весьма успешно и без излишних затрат.
В тот день он приехал за очередными «рабами» — так он называл тех, кто работал на его стройке. Платил им Сашенька неохотно, предпочитал часто менять «рабов» и почти ничего им не платить. Он называл это «сокращением издержек». Сашенька, разумеется, не узнал Мишу, и тот оказался сперва в его машине, а затем и на стройке. Плешакова определили такелажничать: разгружать машину с бетонными блоками. Двое рабочих стояли в кузове грузовика и закрепляли трос на поддонах с блоками, Миша снизу руководил крановщиком, указывая ему, куда опускать поддоны, выкрикивал то «вира», то «майна», и, конечно же, не его вина в том, что трос на одном из поддонов был закреплен плохо. Блоки рухнули с высоты в несколько метров, один из них ударил Мишу в плечо, тот охнул от боли и упал. Лупарев мгновенно оказался рядом и, увидев, что несколько блоков от падения раскололись, пнул Мишу ногой в спину:
— Ты, придурок! Портишь мне тут все, вместо того чтобы нормально работать! Вали отсюда!
Миша, охая, встал. Плечо ужасно болело, ныла спина от лупаревского пинка. Работяги проводили его безразличными взглядами, охранник поселка вывел его прочь. Миша попросил его показать дорогу до ближайшей станции и охранник брезгливо махнул рукой на восток: «Там автобус, до станции три остановки». Миша побрел туда, к остановке, очень долго ждал автобуса, продрог, но, к счастью, автобус все-таки пришел, электрички на Москву шли без перерыва, в вагоне было тепло, и Миша, которому досталось место, уснул, разморенный этим теплом и своими ноющими побоями. Разбудил его чей-то резкий голос.
— Четыре батарейки за десять рублей! Стельки с подогревом! Бумажники из настоящей кожи! — вопил появившийся в конце вагона коробейник, держа высоко над головой свой копеечный товар. Миша поморщился, хотел было вновь закрыть глаза, но обличность коробейника показалась ему знакомой, он всмотрелся и узнал в нем бывшего коллегу по работе. Подождал, пока тот поравняется с ним, окликнул, и бывшие коллеги, никогда прежде не дружившие, чуть ли не бросились друг к другу в объятья. Миша пригласил коробейника в свою комнатушку, и они проговорили целую ночь, благо в общежитии все было спокойно.
— Так и не нашел нормальную работу?
— Где ее теперь найдешь?
— Меня разорил банк.
— У меня отобрали квартиру.
— Мне с трудом хватает на жизнь, а еще приходится кормить детей, — откровенно признался коробейник. — Стыдно признаться, но иногда я думаю — лучше бы их вовсе не было, тогда я жил бы сейчас немного лучше.
— Как твоя жена? Моя смылась куда-то, и я не знаю, что с ней.
— Моя жена устроилась продавать билеты в метро, украла деньги, ее посадили. Мы живем в Подмосковье, снимаем полдома у бабки-пенсионерки, сортир во дворе. Развалюха ужасная, зато, — коробейник невесело усмехнулся, — недалеко от работы. Встаю утром, часов в пять, в это время самые полные вагоны, к обеду возвращаюсь, кормлю детей, вечером еду в Москву, чтобы сесть там на электричку в область.
— Безработица не сказывается? — поинтересовался Миша.
— Сказывается, — махнул рукой собеседник, — но люди все еще надеются что-то найти. А потом, не может же быть так, чтобы у всех было все настолько плохо, как у нас с тобой?!
— Как ты думаешь, кто во всем этом виноват?
Коробейник пожал плечами:
— Какая разница? Может, американцы, может, наши какие-нибудь. Кому мы с тобой нужны, кроме самих себя? Пожили взаймы красиво, думали, так вечно будет, а нас кто-то наколол. Все потеряли. А ты знаешь, чем я себя успокаиваю? Вот у тебя квартира была, да?
— Ну.
— Так она не твоя была, правильно?
— Как сказать... Мне казалось, что моя. Хотя ты прав.
— Так чего ее жалеть-то? А потом, ведь не только нам так плохо?
— Недавно ты говорил наоборот, — Миша нарисовал на распухшем плече йодовую сеточку и, поморщившись, проглотил таблетку кислого аспирина.
— Да какая разница, — коробейник допил свой чай и засобирался домой. — Поеду, скоро первая электричка, работать пора.
— А дети твои как же?
— Они у меня самостоятельные...
* * *
На следующий день Миша достал из укромного местечка триста долларов и пошел их менять. Это были все его деньги, и половину из них он хотел отправить родителям. Пройдя мимо нескольких обменных пунктов, он, наконец, увидел то, что искал: приемлемый курс. На двери обменного пункта висела бумажка «вход строго по одному», и Миша открыл дверь с осторожностью, опасаясь, что ему, как всегда, придется подождать, ожидая увидеть чью-то склоненную перед окошком спину, но спины никакой не было. Пусто было крохотное помещеньице обменника, и за окошком маячила неопрятная голова кассирши. Что-то неуловимое от экономиста Лосевой — той самой любопытной лысоватой дамы из лопнувшего банка, где погибли плешаковские сбережения, — было в этой молодой еще женщине. Миша даже застыл на мгновение, не решаясь подойти к окошку, но, удивившись, собственной мнительности, подошел, показал кассирше бумажки, назвал сумму и поместил бумажки в железный лоток. Лоток щелкнул и уплыл на территорию кассирши, а Миша с тревожным чувством заметил, что с кассиршей не все в порядке, и она либо очень пьяная, либо под какой-то серьезной дурью: глаза ее были совершенно безумными, косили то вправо, то влево, то вдруг начинали вращаться каждый в свою сторону. Он мысленно упрекнул себя в том, что принял за мнительность внутренний голос своей прежде совсем неразвитой интуиции, но было поздно. Кассирша извлекла доллары из лотка, пересчитала их и бросила куда-то, а куда — Миша увидеть не смог. Потом она села, вернее, довольно неловко плюхнулась на стул, и Миша еще раз убедился в том, что она находится в совершенно неадекватном состоянии. Меж тем кассирша пощелкала на калькуляторе, пересчитала рублевые бумажки, кинула их в лоток и вернула его Мише, встала, держась за край лотка, и принялась смотреть, как Миша считает деньги. При пересчете Плешаков с ужасом обнаружил, что окаянная кассирша обманула его самым наглым образом, и притом очень существенно. Миша тут же бросил все деньги обратно и быстро задвинул лоток, ухитрившись прищемить кассирше палец.
— Ах ты!.. — взвизгнула кассирша и назвала Мишу грязным словом.
— Простите, — смутился Плешаков. — Я не хотел. Просто вы мне дали очень мало денег, и я вам их сразу вернул. Вы мне недодали две тысячи рублей.
Кассирша, вместо того чтобы ответить хоть что-то, повернулась к Мише спиной, закурила сигаретку и с остервенелым страданием принялась рассматривать свой пострадавший палец.
— Девушка! — Миша похолодел. Он внезапно понял, что «попал» и теперь доказать кому-либо, что прав он, а не эта лохматая, пьяная в стельку особа, невозможно! Кто послушает работягу, вздумавшего обменять свои гроши? На стекле прямо на уровне глаз Миша прочитал короткое объявление, на которое прежде не обратил внимания: «Все обменные операции обратного хода не имеют. Банк «Софрино»». Кассирша между тем повернулась, и Плешаков начал просить ее вернуть деньги, но она вела себя просто ужасно, принялась гадко хохотать, еще несколько раз назвала Мишу всякими словами, посетовала на то, что ей сегодня попадаются «одни бараны» и сказала:
— Ничего я тебя не обсчитывала, вон, на стену посмотри.
Миша посмотрел на стену и сначала ничего не увидел, а потом, подняв глаза, почти у самого потолка разглядел табличку с курсом обмена, не имевшим с тем, что был вывешен на улице, ничего общего, а вдобавок еще и приписку, что до тысячи долларов курс один, а тот, что он увидел на улице, действует при обмене свыше тысячи.
— Девушка, ну пожалуйста, — заскулил Миша, — ну что вам стоит? Верните мне мои триста долларов, я ведь не знал, что у вас такие условия, я не видел. Новый год через два дня, это все мои деньги, я работаю сторожем, подрабатываю на стройке, меня выгнали из дома, я хотел послать немного денег родителям, к празднику, они пенсионеры... Ну пожалуйста, девушка!
Кассирша смотрела на него сквозь пуленепробиваемое стекло и ухмылялась с безнаказанной наглостью. Всю предыдущую ночь она провела со своим любовником, жена которого дома почему-то отсутствовала. То ли она работала медсестрой по системе сутки через трое, а может, уехала в командировку — этого никто никогда не узнает. А эти двое любителей адюльтера всю ночь пили, курили дурь, а наутро, когда кассирше нужно было идти на работу, ее возлюбленный внезапно сказал, что между ними все кончено. Это было последнее свидание, он любит жену, которой не собирается больше изменять. Кассирша по раскисшему в оттепель тротуару шла на работу и сама была такой же раскисшей, думала, что вот, ее опять обманули, ей уже тридцать четыре, а она все еще одинока, все время по чужим постелям. Проклинала мужиков, и этот жалкий проситель, очередной облапошенный банком «Софрино», воплощает весь мужской род, сперва вызывающий у женщины сочувствие, любовь, а потом на эту любовь плюющий. Она с наслаждением материла этого простака, издевалась над ним, пользуясь своей законной безнаказаностью. Ну что он сделает? Пробьет головой толстенное стекло? Да пусть хоть наизнанку вывернется, она ничего ему не вернет.
— Жену он любит, сволочь, — внезапно сказала кассирша и вытолкнула лоток с рублями наружу, — забирай свои деньги и катись отсюда, сторож хренов.
И, наверное, Миша ушел бы, так ничего и не добившись, но в этот момент дверь обменника открыла чья-то уверенная рука, обладателю которой было наплевать на объявление «вход строго по одному». Это был любовник кассирши, решивший, что он погорячился, и поэтому явившийся просить прощения. Конечно же, увидев его, кассирша забыла обо всем на свете, в том числе о правилах безапасности, и открыла железную дверь — вход в свою обитель, где помимо спартанской обстановки и портрета певца Губина на стене находился сейф с деньгами. Полный романтических, обостренных во хмелю устремлений любовник шагнул за порог, но за спиной его внезапно вырос Миша, словно помимо воли решившийся на отчаянный поступок. На самом деле это вспыхнула его ненависть, мгновенно затмила рассудок, охватила все существо, приняла на себя командование всем организмом. Миша ударил стоящего перед ним человека ногой в спину, и не ожидавший этого человек вскинул руки, подался вперед и переносицей врезался в угол стола. Он упал и затих, а Миша ворвался следом и несколько раз ударил кассиршу кулаком в лицо. После того как и она упала без сознания, Миша словно очнулся, пришел в ужас — сначала от того, что он наделал, потом от того, какими обещали стать последствия: милиция, камера, суд, тюрьма. Тюрьма надолго. В эту минуту, в минуту трезвости, в минуту слабости, Миша готов был собственноручно позвонить в милицию, дождаться блюстителей закона и отдаться им. В следующий момент ему пришла в голову мысль забрать свои три сотни и бежать, что есть сил, но вид открытого сейфа, где лежали наличные, равно как и страх перед тюремной камерой, заставили Мишу взять себя в руки, набить карманы деньгами, с хладнокровием настоящего рецидивиста опустить на окошке шторку-жалюзи, выйти, прикрыв за собой дверь, и спокойно, не возбуждая ничьего внимания, уйти от места своего первого, но не единственного преступления. Он шел по раскисшему тротуару и думал о том, что теперь все в его жизни изменится, уже изменилось. Перед глазами всплыло перекошенное лицо господина Лупарева, и Миша улыбнулся. Он знал, что станет делать дальше...
К счастью, для кассирши и ее дружка все закончилось благополучно. Отделались они синяками, больничными листами и милицейским протоколом. Кассирша, впрочем, лишилась места в обменнике, пополнив стремительно растущее сообщество безработных. Любовник окончательно бросил ее, заявив, что она приносит ему несчастье, но все это было потом, уже после беседы со следователем, беседы, во время которой потерпевшие как могли описали грабителя и разбойника, причем оба, не сговариваясь, сделали это совершенно неправдоподобно. По их словам выходило, что Плешаков был ростом с настоящего баскетболиста, носил густую бороду, был похож на цыгана, на голове его была драповая кепка, а одет он был в черное длинное пальто. Все это не имело с обликом Миши ничего общего, поэтому его не нашли, да впрочем, особенно и не искали. С каждым днем количество преступлений увеличивалось — оно всегда увеличивается во время кризисов разного рода, вот и от нынешнего никто из обывателей не ждал ничего хорошего. Эпоха, в которую целая страна жила взаймы, закончилась, а вместе с ней закончилось и благополучие таких, в сущности, безобидных растений, как Миша, как его приятель, ставший коробейником, и прочих подобных им хронических должников, решивших было, что для них наступило время благоденствия. Менялы потребовали возврата выданных ими кредитов, оставшиеся без работы плешаковы ничего вернуть не смогли, а так как все их имущество было у менял под залогом, то пришлось плешаковым освобождать полученные в ипотеку квартиры, дачи, отдавать купленные в кредит машины, становиться на биржу труда и по-настоящему выживать, вернувшись на забытые ими начальные рубежи. Кто-то провалился меньше остальных — у них был так называемый «подкожный жир», или «заначка», им посчастливилось найти работу, которая хоть и оплачивалась хуже предыдущей, но все же кормила, но их, счастливчиков, было вопиюще мало. На страну в который уже раз наступал, наваливался голод, и каждый спасался от него по-своему. Мишин приятель превратился в жалкое существо, в ничтожество, но остался при этом честным человеком, а Миша... Миша, конечно, не стал гангстером. До гангстера еще подрасти надо — это культура, даже религия в какой-то степени. Понятно, что от спонтанного и даже в чем-то справедливого, робингудовского ограбления меняльного ларька до настоящего, матерого бандита был некоторый путь, и путь этот предстояло пройти... Но как там, в книге мудрости? «Дорогу осилит идущий», и Миша свой путь выбрал.
Он снял дрянную квартирку на окраине Москвы, там, где стеклянные витрины магазинов были обнесены прочной решеткой на случай, если местные алкоголики пойдут штурмом. Дрянная квартирка, дрянной район, дрянное окружение... В самый раз, чтобы затеряться. Купил по доверенности потрепанный «жигуленок», и механик из ближайших гаражей придал этому «жигуленку» резвости. Получилась неприметная, но исправная и на хорошем ходу машина. Их тысячи на московских улицах — правительство позаботилось о том, чтобы народу было трудно обзавестить подержанными, но качественными автомобилями из Европы или Штатов, и ввело пошлины на ввоз, по выражению какого-то негодяя, «автохлама». То, что хлам этот был в сотни раз лучше всех этих ужасных «жигулей», «волг» и прочего, истинного хлама, негодяй, конечно, знал, ведь сам ездил в большом немецком лимузине, за который заплатили те самые налогоплательщики. Но какое ему было дело до какого-то там народа? «Живы еще? Странно. Хотите ездить на дешевых иностранных автомобилях? Собираете демонстрации? Митинговать? А вот по морде вам дубиной омоновской! Ишь ты, права качать тут вздумали. Быдло должно стоять в стойле». Миша, который раньше, когда у него была работа и квартира с чайником и телевизором, как-то не задумывался, что на самом деле происходит вокруг, да и вообще в стране, теперь много размышлял о политике. Искал виновных в том, что с ним произошло, и довольно скоро определил обидчиков. Ими стали все, кто не попал под каток разразившейся мировой катастрофы. Да что мировой? Плевать на остальной мир, коли у нас самих все из рук вон плохо.
Все, кто еще держался на плаву, барахтался, работал по двадцать часов, не потерял смысла в жизни, не опустился на дно. Таких Плешаков возненавидел. Дьявол сыграл с ним в свою рулетку, подкинув шарик в нужную ячейку, дьявол сделал за Мишу его ставку, дьявол вручил ему выигрыш — легкие деньги, дьявол сделал так, что Мишу не стали искать. Дьявол послал ему еще одно приглашение в свой мир: однажды вечером Миша, возвращаясь после слежки за одной весьма состоятельной и, по всей видимости, одинокой дамой, обнаружил в своем подъезде, на лестничной площадке, заночевавшего бомжика.
Бомж — существо, жизнь которого, по сути, уже закончилась. Во всяком случае, так считают все, кроме самого бомжа, которому хочется погреться, что-нибудь съесть, выпить, словом, удовлетворить самые обыкновенные человеческие потребности. Вот и возле этого спящего мирным сном пахучего бродяги стояла пустая бутылка, валялись обглоданные куриные кости и пачка сигарет «Тройка». Бомжик был пьян, сыт, ему было тепло, и привиделся ему сон, в котором он пацаном деревенским лихо нырял с мостков в смутно уже помнящуюся речку Ворю, лихо подныривал и с фырканьем выплывал уже у соседнего, пологого бережка. И вот, когда этот сорванец, не помышлявший о том, что на пятом десятке станет ночевать в подъездах, ухнул вперед «рыбкой», вода мгновенно замерзла и лбом он со всей силы врезался в лед!
— Ай! — бомжик ошалело открыл глаза. — Чего такое-то?!
И тут же получил еще один ослепляющий удар в лицо. Миша был обут в ботинки-«гады» на тяжелой литой подошве и сейчас целился, как бы половчее попасть бродяге в висок.
— И-извините! Не надо! Пожалуйста, не бейте! — бомжик пытался поднять руку, защитить лицо, но Миша бил и бил его ногами, с остервенением приговаривая:
— Я таким не буду, никогда не буду, я таким не буду, не буду!
В подъезде было тихо, никто не вышел разузнать, что там творится такое, на лестнице. А на лестнице Плешаков Михаил Евгеньевич, 1973 года рождения, русский, беспартийный, безработный, проживающий и т.д. убивал человека. Да, разумеется, — это всего лишь бомж, от него воняет, он разносит туберкулез и гепатиты, он вообще никому не нужен. Не так ли Миша? Бей, бей его, Миша. Мсти за свою жизнь тому, кто не в силах тебе ответить. Разминайся... Да охолонись ты, видишь — он уже и не дышит.
* * *
Одинокая женщина жила на другом конце Москвы. Миша выследил ее у супермаркета для богатых. Он знал таких, как она: карьерные дамочки, как правило, бездетные, живут в собственных, обставленных в стиле ар-деко громадных квартирах и любят готовить своим изредка забегающим дружкам салаты по рецепту из модной кулинарной книги, стругая туда безмерное количество пармезану. И сыр, и кулинарную книгу, и всякие вкусные разности богатые дамочки покупают в магазинах для богатых, расплачиваясь кредитной карточкой, и устраивают скандал, когда в последний момент выясняется, что аппарат для приема карточек сломан и придется заплатить наличными. Еще Миша знал, что богатые дамочки ходят в фитнес-клубы, кафе и рестораны, где, несмотря на кризис, они все так же встречаются со своими подружками, тоже богатыми одинокими дамочками, пьют свой бокал шабли и едят спаржу с крабовыми котлетками и даже ходят иногда смотреть на мужской стриптиз, где очень волнуются, делая вид, что им, в сущности, все равно.
Дамочка ездила на машине, которую держала в десяти минутах ходьбы от дома, в гараже. Гаражи являли собой просто два ряда кирпичных боксов у парка, и никакой охраны там не водилось. Место было самым что ни на есть криминальным, и лишь по странному стечению обстоятельств своему предназначению такого рода оно ни разу еще не ответило. Выбранная Мишей жертва в будние дни обыкновенно жила по традиционному распорядку: после работы она садилась в автомобиль и ехала в спортивный клуб, оттуда заезжала в супермаркет, подъезжала к дому, заносила в квартиру покупки, ставила машину в гараж и очень быстро возвращалась по освещенной стороне улицы. Миша решил подкараулить ее в гаражах, куда и приехал однажды февральским вечером. Отогнал машину в тупик, к последнему гаражу, потушил фары, но мотор глушить не стал и принялся ждать, покуривая и время от времени меняя радиостанцию в автомобильном приемнике. Четкого плана у него не было. Возможно, мечтал Миша, у дамочки с собой будут деньги, кредитные карточки, даже наверняка все это будет, ведь свое добро женщины хранят в сумочках, которые повсюду таскают с собой.
Он подумал, что, может быть, он рано решился, может быть, нужно было продолжать слежку, выяснить про эту дамочку побольше. Ведь мало ли какими сюрпризами может быть наполнено ее существование. Что если он ошибся, и она вовсе не одинокая богатая дамочка, а совсем даже наоборот? Он наблюдал за ней всего несколько дней, а решил, что уже все про нее разузнал, что все в ней стандартно и предсказуемо и ягнята будут молчать, когда Миша окажется рядом.
«Ерунда, — сказал он себе, — нет у нее никого. Приедет не одна, так я просто не выйду из машины, ничего не стану делать в этот раз. А вдруг она меня заметила? Вдруг кому-нибудь рассказала обо мне? Вдруг она записала номер моей машины? От таких всего можно ожидать — хитры, стервы, и наблюдательны. Черт, где ее носит?!»
Февраль и снег — как дерево и лист, и вот началась метель, буран закружил между гаражами, закручивая белые спирали, разбивая их в прах, чтобы из него тут же создать новые. Печка в «жигуленке» работала исправно, и Миша, пялившийся в близкую метельную стенку, начал позевывать, потягиваться, склоняться над рулем. Он пришел в себя от того, что лбом надавил на клаксон, раздался резкий, совсем неуместный в его деле звук, и тут же впереди сквозь полупрозрачную завесу мелькнули фары. Миша не мог разобрать, ее ли это машина, и обругал метель, причем вышло у него даже в какой-то степени филологически изысканно, как бывает лишь в момент произносимых с душой экспромтов.
Она! Она! Ее машина! У Миши с собой был игрушечный, то есть не вполне игрушечный, если говорить о его поражающей способности, но все же смешной в сравнении с настоящим оружием пневматический пистолет. По Мишиному разумению этот предмет для заколачивания гвоздей, предъявленный одинокой женщине темным вечером в гаражной скупой освещенности, должен был выглядеть чрезвычайно убедительным. С его помощью Миша рассчитывал совершить большую часть задуманного, пустив в ход руки лишь для осязания добычи. Засунув пистолет в карман своей коротенькой дутой куртки, он вышел из машины, что было, конечно, совсем не так, как показывают в кино, когда в казавшемся герою прежде безопасным (или, наоборот, опасным) углу вдруг оживают две автомобильные фары и сам автомобиль уж несется на всех четырех к жертве и резко останавливается, словно конь перед барьером, из машины появляется злодей, он все делает резко и скоропостижно. Он стреляет, кричит, ворчит, вводит жертву в состояние отупелости кролика перед удавом, он набрасывает путы, он молниеносен и неотвратим, как очередь за билетами на добротный футбольный матч. А Миша просто заглушил мотор и пошел вперед, и сделал все очень спокойно. Он не сомневался в успехе, он знал, что ударить женщину, оказывается, совсем несложно, и даже готов был начать именно с этого, но к своему удивлению обнаружил, что на машине вместо дамочки приехал какой-то парень. Весьма уверенный в себе, весьма добротно одетый, весьма крепкий и весьма отдаленно напоминающий, а вернее, и вовсе не напоминающий одинокую жертву. Он ловко управился с гаражными воротами, повернулся, увидел стоящего неподалеку Мишу, хмыкнул и сказал:
— Здорово, грабитель женщин!
Миша не успел и словом перемолвиться с этим нарушителем планов, как тот, совершив резкий прыжок, соорудил прямо в воздухе какую-то самурайскую фигуру и с таранной силой въехал в Мишино тело своей ногой.
Что было после, Миша помнил смутно. Его некоторое время били, притом ногами и очень больно. Этот парень уж точно знал свое дело на высший балл, и каждый раз, когда Мише казалось, что уже вот-вот — и этот ужасный снежный человек прекратит его истязать, как тот вновь с прежней силой начинал орудовать обутыми в фасонистые башмаки ступнями сорок седьмого размера, да еще и добавил к ним кулаки величиной со средний кочан капусты.
Но у всего в этом мире есть конец, особенно у неравных поединков. Вот для чемпиона в тяжелом весе прозвучал удар его внутреннего гонга, он наклонился, зачерпнул полную горсть снега, натер им свою разгоряченную физиономию, поднял голову, взвыл совершенно по-волчьи и ударил себя кулаком в грудь. Миша лежал без всякого движения, но снег все еще таял, касаясь его лица, и сознание, пусть и очень смутное, так и не покинуло его. А ловкий здоровяк склонился над Мишей, увидел, что тот вполне пришел в себя, и погрозил пальцем:
— Даже и не думай повторить, грязный орк.
Миша с трудом разлепив губы просипел:
— Ты кто?
— Том Бомбадил, он же морж в рыбьем пальто, — с громогласным хохотом ответил этот веселый толкиенист и пошел себе, хрустя снежком, восвояси. А Миша пополз в другую сторону.

Глава 7

Сергей, улыбаясь, смотрел в надтреснутый гостиничный потолок, вспоминал вчерашнего добряка-дядюшку, его готовность оплачивать квартиру в центре Москвы, его родственные порывы, несомненно, самые искренние. Забота всегда приятна. Конечно, Наташа эта... Наташа — та еще... Ну да бог с ней, с Наташей. Сразу видно, кто главный в том доме. Он перевернулся на живот, уставился в изголовье кровати: в нескольких местах лак протерт до дерева, оно уже потемнело, наверное, от чьего-то пота. Сергей приметил еще и надпись. Какой-то фаталист (считать по-другому было бы опрометчиво) написал фразу, состоящую из двух слов: «Нет будущего». Сергей заслонил спорное утверждение подушкой, сел, пошевелил большими пальцами ног. Запах, который он до сих пор не осознавал, а значит, и не ощущал, запах номеров, казенщины, смесь запахов тысяч людей, прошедших через эту комнату, вдруг проник ему в череп, окутал мозг, устремился в кишечник, и Сергея чуть не вырвало. Он вспомнил, что брезглив, он, наконец, смог позволить себе стать брезгливым теперь, после встречи с дядей, когда понятно стало, что этот вызов в Москву не блажь, не прихоть, а все очень серьезно, и скоро он будет все делать не так, как раньше, как делает он сейчас, давясь спазмом от этого запаха, да и самого запаха никогда рядом не будет.
— Квартиру! Квартира сейчас главное, — он вскочил, выглянул в окно, увидел улицу, машины, людей, садящихся в автобус. У всех есть жилье, и он тоже скоро непременно заведет привычку греметь в кармане связкой ключей. Да, да! И греметь многозначительно, так, чтобы ощутить свою полновесность, утвердиться. Он заведет себе гардероб: шесть пар ботинок, рожок для обуви с длинной ручкой, пузырьки на полке ванной комнаты, нержавеющая мойка, телевизор в половину стены...
Он бегал по своей крохотной комнатке, размахивая руками, будто крыльями, затем долго мылся, в ноздре углядел волосок и ухитрился выдрать его двумя пальцами, заорал от боли и желания чесаться, а после долго, счастливо и бездумно смеялся, но вдруг спохватился и замер. В самом деле, чего смешного? Утро, даже день, но ничего не происходит. Дядя не звонит, дядя не сказал, когда ему в следующий раз можно заглянуть в чудесный дом. Может, он хочет его, Сергея, самостоятельности? В конце концов, в этом ничего такого... Он вышел на улицу. День был бессолнечный, но сухой. Трезвым холодком веяло с низкого, сплошь белого неба. Вокруг теснились коробочки домов, и краска с их стен облетела, казалось, еще больше, будто Гаргантюа, титанический малютка, очищал их, словно сваренное вкрутую яйцо, в сутки отламывая по скорлупке. Улицы были тихие, почти безлюдные, и напоминали провинцию. Сергей старался запомнить их названия, увидел вчерашнюю «Оптику», обрадовался, что не надо идти туда сейчас, да и вообще никогда. Ему не нравилось, что так много простора, муравчатых скверов, кривых тополей и берез, строящихся домов, пустырей со скрипучими качелями. Это уже чересчур напоминало провинцию. Он понял, что здесь, в этом захолустье, в бесконечных номерах Парковых улиц он ничего не увидит нового, ничего не откроет, ему нужно туда, в настоящий город. Туда, где Москва всегда была Москвою, не поглотив еще все эти бывшие деревеньки, чтобы превратить их в новые улицы, которым потом не смогли выдумать даже имя позатейливей. И он опять поехал в центр и долго гулял там, сидел в дешевых кафе, казавшихся ему авторскими ресторанами, мимо авторских ресторанов проходил, думая, что это иностранные посольства или мебельные магазины, побывал в кино. Звонка все не было, он несколько раз проверял телефон, даже всполошился, есть ли на счету деньги, но на счету все было, просто так никто и не позвонил. Сергей спохватился, что вместо кино ему первым делом следовало зайти в контору по найму жилья, но было уже поздно. Выпив две-три кружки пива и приятно захмелев, он вернулся в свою гостиницу, некоторое время разглядывал трещины на потолке, придумал себе план на завтра и уснул.
На следующий день в лифте он разговорился с каким-то показавшимся смутно ему знакомым господином, спросил, не знает ли тот, где можно найти контору, сдающую квартиры. Попутчик посоветовал ему внимательней, а главное, со смыслом глядеть по сторонам и вышел на своем этаже, а Сергей увидел, что своей спиной господин загораживал рекламное объявление, как раз нужное ему. Контора находилась тут же, при гостинице. Он отправился по этому объявлению, и там на него насели две бальзаковские женщины, состряпали какие-то бумаги, вытрясли из него довольно внушительную сумму, взамен снабдили списком адресов на шести листах и пожелали увенчать поиски успехом.
Поиски жилья — довольно тягостное занятие. Приходится сидеть на телефоне, превращая авторучкой список адресов в частокол лишь вначале кажущихся осмысленными словечек, приписок, половина из которых сокращается до такой степени, что потом решительно никакой возможности нет понять, что означают все эти «суб. сив. 4» или «рж. 8. 15. в 15». Через десять минут мозг начинает подтаивать, а спустя полчаса он уже плавает в собственном соку, все уменьшаясь в размерах, похожий на шарик сливочного мороженого, и нет, кажется, никакой возможности восстановить его из этого состояния раскислости мыслей и накатывающего безразличия. Сперва силишься разделить для себя, запомнить тонкости каждого адреса, что кухня там-то девять метров, а комната, скажем, двенадцать, санузел безнадежно совмещен, зато в коридоре стоит кожаный диван эпохи неолита, и очень на этом диване удобно, знаете ли, войдя в квартиру и запахнув за собою дверь, прилечь, да так уж никуда больше и не двигаться, разве что только курсом на совмещеные удобства, и то изредка и при этом с ленцою морщась.
Из всей этой кутерьмы выплыло лицо дядюшки, говорящее что-то про стоимость квартиры. Он тогда пропустил мимо ушей, но ведь Мемзер совершенно четко назвал тот предел, дороже которого нанимать не стоило. Или ничего он не называл?
— Алло, дядя?
— Что? Кто? Ах, это ты, Сережа? Прости, я немного занят, не очень могу говорить. У тебя что-то случилось?
— Да вот, я тут...
— Ну? Говори короче!
— Ищу квартиру, а не помню, сколько она должна стоить, — Сергей замялся. Он побеспокоил дядю в какой-то явно для этого неподходящий момент, он чувствовал, как натянулись меж ними струны, как если бы он был декой, а дядюшка колками, готовыми со скрипом эти струны разорвать.
— Что? Ты о чем? Ах, да, понятно. Так ты уже подыскал что-то?
— Нет. Вот обзваниваю, договариваюсь...
— Ерундой занимаешься. Попроси Наташу, она тебе живо найдет квартиру, — Мемзер поглядел на часы и подмигнул Наму, сидящему напротив. — Позвони ей, скажи, что мы с тобой говорили. Ее наверняка нет дома, уехала к своему гештальт-шарлатану, вот тебе ее номер...
Однако Наташин номер не отвечал, дома ее действительно не оказалось, а в списке на шести листах начала проглядывать робкая ясность. Получалось три адреса, хоть сейчас поезжай и смотри. Так Сергей и сделал.
* * *
Каждая из квартир была в отдельности неплохой и даже замечательной, но совершенно в каждой был какой-нибудь недостаток. В первой квартире было по-московски не прибрано, и, посмотрев в глаза заплаканной старушке в траурном платке, которая со сквозившим отовсюду отчаянием невпопад отвечала на его вопросы, Сергей решил почему-то, что тут, в этой квартире, в одной из комнат недавно умер ее старик, носивший до последнего дня клетчатую байковую рубашку и войлочные тапки, старик с морщинистой худой шеей, с клочками седых до прозрачности волос, и, нарисовав себе все это, Сергей уже не смог справиться с отвратительным образом, да к тому же и запах старости, прежде неслышимый, вдруг появился откуда-то и наполнил все помещения удушливой безнадежностью. Он сбежал из этой квартиры, по пути мельком взглянув на фотографический, с черной ленточкой, портрет. Изображенный на нем старик был точь-в-точь таким, как он себе представил, только моложе и, кажется, шатен.
Другая квартира показалась ему вопиюще дорогой, но при том была идеально обставлена и уютна. Он выслушал цену, покивал головой и только. Решиться нанять такое дорогое жилье он не посмел. В третьей квартире было темно. Хозяева, мать и сын, оба нервные, очень похожие между собой, постоянно курили, вели себя надменно, заявили, что сдают «просто так и точно не знают, на сколько», словом, пошли они к черту...
Он вдруг совершенно отчетливо понял, что искать дальше ни к чему, что лучше той дорогой, превосходно обставленной, где висел на кухне плоский телевизор и стояла чудесная коферодильная машина, трехкомнатной квартиры в новом, под старину выстроенном доме, с окнами, выходящими в тихий арбатский двор, он не найдет, и больше ему ничего не хочется. Однако стоимость ее была выше прочих впятеро и звучала столь ошеломляюще, что Сергей, представив себе удивленную дядину физиономию, приуныл окончательно.
Все это время он размышлял на ходу и не особенно глядел по сторонам, а когда, наконец, очнулся, осмотрелся, то к удивлению своему обнаружил, что место это ему знакомо. Ну конечно! — и сомнений быть не может: вот прекрасный, в семь этажей старинный дом со всеми признаками дореволюционного модерна, вот зеленый особняк... Постойте-ка! Да ведь он был здесь вчера, да ведь это дядюшкин дом! Помешкав немного, он перешел через улицу, хотел было позвонить, но дверь перед ним распахнулась без всякого звонка и на пороге он увидел Наташу:
— Я не суеверна, — улыбнувшись какой-то совершенно не своей улыбкой сказала она, — но второй раз встретиться в дверях с одним и тем же человеком — это верно что-нибудь да значит?
— Н-не знаю, — Сергей очень смутился и хотел провалиться сквозь асфальт, но не в силах был отвести глаз от прекрасного, дышашего прелестью Наташиного лица. Промелькнула даже мысль, что перед ним совершенно другая женщина, так разительно чувствовалась перемена во всем ее облике. Никакой надменности — она, верно, находилась в прекрасном настроении. Сергей, конечно, не знал и не мог знать, что тот самый «гештальт-шарлатан», как его назвал дядюшка, на деле вовсе никакой не шарлатан, а замечательный психолог. На своих приемах он так вправлял мозги всем участникам группы, в которую входила и Наташа, что заряда этого ей хватало пусть и ненадолго, но в день после тренинга чувствовала она себя волшебно. Она вся была перенасыщена энергией, любовью к окружающему миру и как-то однажды с удивлением призналась себе, что в таком состоянии может, чего доброго, отдаться первому встречному приглянувшемуся ей мужичку.
— А я говорю, что все бывает до трех раз, — продолжила дядюшкина жена и рассмеялась, хотя глаза ее были прежними, холодными, — так что все еще впереди. Ты обедал?
— Нет еще. А что, уже обед?
— Вполне. Уже половина второго. Мужа нет дома, обычно он обедает в офисе или где-то еще. Мы едим дома от силы раз в неделю, а то и реже. А ты голоден? Хотел к нам зайти?
— Я присматривал квартиру, вот, надавали мне тут адресов... Я шел, шел и случайно оказался рядом с вами.
— Ах, вот оно что...
Наташу все это очень заинтересовало. Она принялась расспрашивать о его впечатлениях и, услышав о стоимости квартиры в новом, красивом доме, с негодованием всплеснула руками:
— О мой Бог! Сколько?! Не может быть, чтобы было так дорого. На кого там расчитывают?
Сергей пожал плечами:
— Может, зайду туда еще раз, попробую сбавить цену, вдруг получится. Я вообще-то хотел попросить дядю помочь, у него, по-моему, большой дар убеждения.
Наташа вновь рассмеялась, и он увидел, что губы ее были полными, сочными, живыми...
— Дар у него не больше, чем у меня. Я и сама могу поговорить. Где это, далеко отсюда? Пойдем-ка, я с удовольствием пройдусь пешком.
Они потихоньку двинулись и очень медленно пошли по узенькому из-за выступающих автомобильных бамперов тротуару, на котором повсюду, как старые кожаные перчатки, лежали сухие листья. Сергей достал платок, высморкался, оживился и стал рассказывать о квартире.
— Это нонсенс какой-то, — остановила его Наташа, — все-таки, неужели так дорого?! Ну ничего, сейчас мы поторгуемся. Вернее, я поторгуюсь, а ты не влезай, а то все испортишь. Говорить будешь только по моей команде. Договорились?
Сергей решил про себя, что дельце выгорело подчистую, но виду не подал и продолжал вежливо улыбаться. Воспитанный в провинции, в небогатой, а позже и вовсе обедневшей семье, он всегда был очень щепетилен в денежных вопросах, верил в несколько примет — «не говори гоп, не переехав Чоп», «услышит черт, так сделает наоборот» и все в таком духе.
— Там хозяйка женщина, противная такая...
— Посмотрим, — уклончиво ответила Наташа. Они вышли на тротуар пошире и она взяла Сергея под руку.
«Хорошо, что у меня не бывает фальстартов, ходил бы весь обделанный», — подумал Сергей, и враз его обдало жаром, когда он своим бедром нечаянно прижался к ее бедру. У него от возбуждения закружилась голова. На них заглядывались прохожие — это было приятно, как каждому мужчине невероятно приятно гулять под руку с ухоженной, респектабельной дамой, дорого и модно одетой, к тому же настоящей красавицей. Осенняя, звенящая, отточенная, как бритва, прохлада, роскошь и изобилие старой Москвы, проплывающие мимо лаковые автомобили — Сергею все это разом ударило в голову словно молодое дурное вино. Он что-то отвечал ей, говорил чуть заплетающимся языком, сбивался, а она... Она все чувствовала, все знала, все понимала и была собою очень довольна.
* * *
Они поднимались в лифте на пятый этаж. Внезапно Наташа сказала:
— Вот что, я не хочу, чтобы ты рассказывал мужу, что я тебе помогала. Здесь нет никакого подвоха, просто я не хочу, и все. Договорились?
— Как скажете.
Лифт открылся, они вышли на площадку, Наташа осмотрелась.
— Ну что же, чистенько так. Квартира в этом доме — это еще одна ценность среднего класса помимо Гоши Куценко, семьи, двух пухлых детей и большого бриллианта. Не обязательно совсем уж прозрачного, но большого, — повторила она задумчиво и позвонила в нужную дверь. Им ответили, в квартире кто-то был, но сейчас не спешил отворять. Сергей вслушался — нет ли шагов. Все было тихо. Тихо настолько, что слышен был электрический зуммер счетчика, хладнокровно мотающего киловатты. Пожалуй, ничто, не один механизм не превзошел счетчик в его особенном примитивном бездушии: знай себе, крути колесо со стрелкой...
Дверь распахнулась совершенно неожиданно и бесшумно. Сергей не смог сдержать удивленного вскрика, который хоть и получилось на три четверти задушить, но он все же прорвался наружу, и было отчего: еще совсем недавно квартиру ему показывала какая-то женщина, а сейчас дверь отворил человек, как две капли воды похожий на тех двух, один из которых подсказал адрес дядюшкиного особняка, а другой повстречался в гостиничном лифте. Он ничего не сказал, отошел в сторону, запуская их внутрь. Они вошли.
— Я был недавно, — не очень-то уверенно сказал Сергей, — беседовал с вашей... Тут была женщина.
— Она вышла, — коротко ответил хозяин.
— Понятно. Вот я... мы к вам снова, — сказал Сергей, — хотели бы еще раз посмотреть квартиру.
— Дети у вас есть? — обыденно спросил хозяин.
— Нет, — Наташа вышла на первый план, оттеснив Сергея, и сейчас стояла напротив хозяина квартиры, — я просто зашла с ним, я буду здесь бывать нечасто.
— Молодой человек работает? — Хозяин был отменно вежлив и вопросительную интонацию подкреплял позой, превращаясь в знак вопроса.
— Да, — Наташа делала короткие шажки, тесня хозяина вглубь квартиры, дистанция между ними сохранялась, — он работает у меня.
Хозяин поклонился и пропустил их вперед.
Квартира оказалась большой, просторной, светлой, обставленной лаконично, но с большим вкусом. Настоящая полная чаша, есть все необходимое, въезжай и живи. Наташа задержалась в спальне, при взгляде на широкую и с виду очень удобную кровать она улыбнулась, подошла к окну, открыла створку, высунула голову, посмотрела вниз. Проходя мимо кровати еще раз улыбнулась.
— У вас есть постельное белье и другие шторы? Эти слишком темные, — Наташа спрашивала, и голос ее звучал как-то потусторонне, словно она думала совсем об ином.
— И шторы, и белье, — хозяин кивал и теребил пуговицу на своей рубашке, — домработница приходит каждый день.
— Ну, и сколько же вы хотите? — с мастерским равнодушием, приправленным легким вызовом, спросила Наташа, и если у хозяина и были сомнения по поводу того, кто у кого работает, то сейчас он должен был непременно решить, что перед ним самая настоящая деловая женщина, мастерица поторговаться. Он назвал сумму.
— Это дорого, — быстро ответила Наташа.
— Не дороже остальных, — улыбнулся хозяин, — в этом доме все так сдают.
— Это все чушь, квартира не может столько стоить.
Хозяин молча улыбался ей.
— Что ж, как вам будет угодно. Если вы хотите поселить здесь черт знает кого, какого-нибудь жулика, например, которого под окнами будут поджидать автоматчики и которого все равно когда-нибудь застрелят, то это ваше право. Поймите, что, назначая такую цену, вы привлекаете, как бы это сказать, особенных жильцов. Причем особенных в худшем смысле этого слова. А здесь вы все сами видите. Будет жить молодой человек, одинокий, очень порядочный. Да он даже не курит! Ну так что?
— Вы хотите, чтобы я вам скинул? Назовите вашу цену, — хозяин пошел на попятный, и Наташа совсем незаметно, легко коснулась руки Сергея своей рукой.
— Половину.
— Да вы что?! Столько, разумеется, нет. Никогда.
— Очень жаль, — Наташа развернулась. Хозяин не мог видеть ее лица, и она весело подмигнула Сергею. — Идем отсюда, я не люблю, когда из меня делают дурочку. Москвичи делятся на тех, кого можно развести, и тех, кто этим промышляет. К первым мы явно не относимся.
Сергею стало жаль квартиры, жаль было уходить, но делать было нечего. Он покорно двинулся вслед за Наташей и уже у самой двери услышал:
— Хорошо, я вам скину. Сорок процентов. Устраивает?
— Нет. Половину. Пятьдесят, — Наташа даже не обернулась, когда отвечала ему.
— Ладно, — голос хозяина изменился, в нем словно пропала всякая воля. — Половину так половину. Когда вы хотите въехать?
— Сегодня же, — Наташа наконец повернулась и стояла теперь в этом широком, пустоватом коридоре под светом маленьких потолочных лампочек, и выглядела как-то особенно привлекательно. — У тебя ведь там, — она неопределенно повела рукой, — остались какие-то вещи?
— Нет, то есть да, в гостинице, — Сергей улыбался и выглядел, как малыш, которому только что подарили заводной паравозик или машинку. Внешность хозяина перестала занимать его, теперь казалось, что он вовсе и не похож на тех двух. Впрочем, если и похож, то что с того? Мало ли что может быть, что случается? Разные бывают совпадения. Ведь может же быть так, что позавчера этот человек прогуливался вечером и встретился Сергею? Вполне! Могли у него быть дела в гостинице? Разумеется!
Объяснив себе эту странность с разными ипостасями одного и того же человека, Сергей окончательно успокоился. После взрыва он стал обращать на некоторые вещи излишне много внимания. Он смотрел, как Наташа подписывает какие-то бумаги, достает из сумочки конверт, считает купюры. Смотрел, улыбался, и вместе с ним сейчас улыбалась вся квартира...
* * *
Мы вышли на улицу и пошел дождь. Я еще подумал, что впервые вот так на моих глазах дождь начался резко, мгновенно, словно по команде. Обычно, когда выходишь из подъезда на улицу, он уже моросит, и тогда можно поднять воротник и втянуть голову в плечи, приготовиться. А здесь мы готовы не были.
— Ну, всего доброго, — она раскрыла зонт и чем-то напоминала сейчас Одри Хепберн: очень изящное пальто до колен, зонт, который она держала высоко, и сумочка, висящая в изгибе локтя; другую руку, затянутую в перчатку, она протягивала мне:
— До встречи. Теперь знаю, где тебя найти.
И она ушла тем же путем, по тротуару, а я смотрел ей вслед, сжимая в ладони ключ от своего нового, такого уютного пристанища, и вдруг подумал, что ей оно тоже пришлось по душе, поэтому она так настойчиво из-за него торговалась.
* * *
Дождь разошелся. Он барабанил по капотам машин, метил оконные стекла косыми штрихами, играл на водосточных трубах. Мир ее улицы изменился, стал пустынным. Она очень редко прогуливалась одна, в последние несколько лет почти никогда, и сейчас ей очень хотелось поскорей оказаться у себя дома, кинуть зонт на пол, пальто лакею, переодеться в домашний шелковый халат и прилечь. Из нее словно вытащили душу, хорошенько протрясли ее, отжали и небрежно вставили обратно, не попав в пазы. И это болтание души тревожило Наташу. Она поняла, что не дождь и не внезапно опустевшая улица тому причиной. Время пошло как-то иначе с тех пор, как она увидела «этого мальчика» возле своей двери. Впереди, на линии горизонта, что-то появилось, что-то, не имевшее очертаний, но большое, значительное... Она пробовала спросить себя, что все это значит, но ответить ничего не смогла, рассердилась, когда лакей распахнул перед ней дверь, насмешливо сказала ему: «Ты все угодничаешь», поднялась к себе, села перед зеркалом, поглядела на свое отражение и вслух произнесла то, на что в самом деле давно уже решилась:
— Дура ты. Что тут такого? О чем ты беспокоишься? Чему быть, того не миновать. Все идет как надо.
И все сразу стало как-то легко, ясно, отчетливо. Она, мурлыча, как кошка, вызвала лакея и, расспросив его о беременной супруге, надавала кучу разных советов и передала для нее какую-то брошку, купленную в Париже на блошином рыночке; с большим аппетитом пообедала, позвонила сестре и уговорила ее пойти на премьеру в «Ленком». Думала затащить в театр мужа, но тот сказал, что до конца недели безнадежно занят и «может быть, потом». А Мемзер и впрямь был очень занят. Нам заканчивал большую затею с фабрикой под Петербургом и приходилось разрываться между разными делами. Времени у Мемзера не было совершенно, он работал с колоссальным напряжением и получал от этого силы, словно Антей от касания земли. Да тут еще позвонил из лабаратории очень уважаемый Мемзером ученый, сообщил, что финансируемое тем дело вот-вот принесет толк и они начинают опыты над собаками и свиньями, приглашал заехать, убедиться. Во всей этой свистопляске он почти забыл о племяннике, вспоминая о нем крохотными урывками, когда мчался в автомобиле, подносил к губам рюмку коньяку, смотрел из окна своего небесного, в сорок третьем этаже расположенного, кабинета. С тех пор как ему было приказано вернуться в Россию, Мемзер не позволял себе отдыхать больше времени, отведенного для сна, утреннего кофе и газет.
Сергею от этого было, конечно, не легче. Когда первое приятное волнение новоселья прошло — а прошло оно скоро, — он спросил себя, что же делать дальше? Дозвонился Наташе, но та была сильно не в духе, ее одолела привычная хандра, а гештальт-шарлатан был где-то далеко, кажется, улетел врачевать скуку какой-то даме в Эдинбург.
— Я ему передам, что ты звонил, — бросила она и оборвала разговор.
Он слонялся по квартире, не зная, чем себя занять. Он смотрел телевизор, заказывал по телефону пиццу, за которой приходилось спускаться вниз, к подъезду, так как консьерж не впускал разносчика в дом. Он пил пиво, он бесцельно шлялся под дождем и слегка простудился. Он обошел половину центральных дворов и подворотен, изучая Москву с изнанки. Теперь это был его город, и, поначалу гордясь своей принадлежностью к столице, он мало-помалу потерял к ней всякий интерес. Деньги у него заканчивались, и он уже несколько раз задавался вопросом, что будет дальше, когда придет срок очередного платежа за квартиру.
Он часто вспоминал Наташу, то случайное прикосновение на улице, ее рукопожатие, теплоту ее дыхания возле уха. В своих фантазиях он заходил далеко: женщина в вагоне и Наташа силились сойтись в единое целое, он вожделел это целое, но однажды, продрогнув на улице, вернувшись домой, отогревшись чаем и нырнув в постель, он совершенно спокойно подумал: «Мне никогда ее не получить. Это нереально. Она из другого мира, где живет с крепким как скала и несметно богатым мужем. Если бы я решил намекнуть ей на близость, то даже страшно представить, что могло бы произойти. Назад в Сочи — было бы наилучшим вариантом. Все эти мысли от того, что я живу один. Надо с кем-нибудь познакомиться, обзавестись подругой. Только вот где ее взять?»
В клубах Сергей часто видел одиноких девиц, но недолгое их одиночество было частью их же профессии, и это он хорошо понимал. Знакомство на улице могло иметь плачевные последствия в виде внезапной беременности, требования вступить в брак и еще массы отягчающих свободу обстоятельств. По его мнению, знакомиться на улице было то же самое, что играть в жульническую лотерею: пустая трата на билетики без выигрыша.
Спустя несколько дней после знакомства с дядей, в один из вечеров, когда идти никуда не хотелось, да было и не на что, Сергей лежал в ванне и читал какую-то книжку. За содержанием он не следил, думал о своем, и настолько углубился в невеселые размышления, что принял телефонный звонок за сменивший тональность шум водяной струи из крана. Однако звонок заливался не переставая, Сергей выскочил из ванны, мокрым замотался в полотенце и, оставляя на паркете влажные следы, влетел в спальню, снес с тумбочки телефонный аппарат, так что трубка чудом не оторвалась, и, задыхаясь, ответил. Поначалу он никак не мог разобрать голос, который не то лаял, не то булькал, но вот, наконец, совершенно отчетливо произнес, чтобы Сергей как можно скорее приходил.
— Дядя Жора?! Здравствуйте! Как...
Но трубка на другом конце была уже положена, а Мемзер, явившийся домой раньше обычного, составлял список своих дел на завтра. Дома он был один, специально повсюду, кроме кабинета, погасил свет и сидел в тишине, на американский манер забросив ноги на стол, размышлял над тем, чем займется завтра, и от удовольствия, что все так хорошо у него складывается, улыбался совершенно по-детски, наивно хлопая глазами. В столовой ждал ужин, Мемзер был голоден, но все же решил дождаться и племянника, и жену из театра, мысленно пытаясь внушить ей, что не надо тащить к ним в гости Марину. Сестру жены он не любил, даже поморщился, словно от зубной боли, когда вспомнил о ней, — представил, как она вплывает в гостиную, садится в уголок с видом оскорбленного достоинства и не подает признаков жизни до первой порции алкоголя. После этого Марина разительно менялась, всякий раз непредсказуемо, но всегда было одно, от чего Мемзер оказывался на грани потери самоконтроля, — это Маринины рассказы о ее писательстве. Она принимала томную позу, жесты ее становились плавными, голос порой срывался в трагический полушепот.
— Ах, как бы я хотела жить на Манхэттене, в своей небольшой квартирке, высоко-высоко, и писать там роман за романом, — говаривала она.
При этом Мемзера так и подмывало спросить, не хотела бы она поселить на том же этаже литературных записчиков, которые на самом-то деле и были авторами Марининых опусов, но он, конечно, сдерживался.
В явь Мемзера вернул стук двери. Тотчас все оживилось, ворвался в дом свежий уличный бриз, а вместе с ним и Наташа. Одна, одна, без сестры! Какое же это счастье — не видеть Марины...
— Привет, кошка! — бодро воскликнул Мемзер и распахнул объятья.
* * *
Наташа улыбалась. Вообще, последнее время она улыбалась довольно часто, чему Мемзер был несказанно рад. Его жена находилась в приятном положении человека, которому в близком будущем обещано удовольствие, и она была готова подождать, твердо зная, что удовольствие придет непременно, но это потом, не сейчас. Наташа любила жить предвкушением чего-нибудь приятного. В преддверии этого приятного она решила начать с кое-каких изменений, а именно — поменяла прическу и наняла строителей подновить фасад арбатского особняка. После театра ей было хорошо, тепло, немного голодно, и она предвкушала простоватый и милый домашний ужин, сон и никакого Мемзера в своей постели. Меж ними это вообще случалось редко — Наташа исповедовала философию супружеского сексуального голода. Так, она считала (это было ее официальной линией), можно всегда оставаться желанной и интересной собственному мужу. На самом деле Мемзер был ей неприятен. Он был стар, у него на груди росли седые волосы, и иногда (она содрогалась, вспоминая об этом) сквозь парфюмерный обман от него шел этот ничем не истребляемый запах стареющего мужчины, однажды давший кому-то почву для жестокой дефиниции — «вонючий старый козел».
Она дала себя поцеловать, ответила на поцелуй, супруги сели за стол, и тут в дверь позвонили. Лакей открыл, впустил кого-то. Наташа удивленно подняла брови, Мемзер лишь усмехнулся и сам, не вызывая прислугу, поставил на стол третий прибор.
Наташа сидела, полуобернувшись к двери, держа на весу чашку. Когда Сергей, шутливо подталкиваемый Мемзером, вошел в столовую, остановился, как-то по-особенному, залихватски притопнул и быстро к ней подошел, она так очаровательно, так искренне улыбнулась, так жарко блеснули ее губы, что в душе у Мемзера какая-то огромная веселая толпа принялась оглушительно рукоплескать. Он радостно подумал, что после такой улыбки все непременно будет хорошо: Наташа будет взахлеб рассказывать о спектакле, о каких-нибудь модах, а в выходной, если наладится погода, он с нею поедет в дальнее имение кататься верхом по бесконечным солнечным полянам.
— Первым делом, дорогой мой мсье племянник, ты как следует закуси. А перед этим давай-ка, хлопни рюмочку.
Сергей потянулся за рюмкой, сшиб стакан с клюквенным соком, который тут же растекся по скатерти кровавым пятном. Он, конечно, растерялся, так как Наташу увидеть не ожидал, думал, что дядя пригласит его в кабинет, расскажет о деле, за которое он, Сергей, тотчас должен взяться. Улыбка Наташина его оглушила, и Сергей ощутил беспокойство. Он понял причину своей тревоги: просьба Наташи скрыть от Мемзера их крошечное приключение, просьба, на которую он почти не обратил внимания, теперь, в присутствии дяди, мгновенно и значительно увеличилась, обратилась в тайну, которая связала его с Наташей. Он вспомнил их короткую прогулку, свое внезапно вспыхнувшее желание, и ему вдруг сделалось стыдно. Сергей схватил салфетку и принялся промакивать скатерть, а дядюшка со смехом мешал ему, отводил руку, и скатерть оказалась совсем забрызгана красными каплями, несколько упало на пол. Еще так недавно он лежал в постели — и вдруг теперь оказался в поблескивающей столовой и, как во сне, страдал от того, что не может ничего сделать с этим пятном, что он все безвозвратно испортил, что его сейчас навсегда прогонят. Тут вдруг Мемзер поднялся и сказал:
— Сережа, я понимаю, что это не совсем гостеприимно, но уже поздновато, нам с тобой пора.
— Куд-куда? — по-куриному вышло у Сергея, он растерянно хлопал глазами, все еще держа пропитанную красным соком салфетку.
— Ты все увидишь, не спеши, — сказал Мемзер, и глаза его засветились знакомым Наташе огоньком. «Какая чепуха. Что за гадость втемяшилась ему в голову?» — подумала Наташа с раздражением. Она задержала его в столовой и тихо, так, чтобы ни в коем случае не услышал Сергей, спросила:
— Куда вас несет? Что ты собираешься делать? Я требую, чтобы ты мне сказал, куда ты едешь!
— Зажигать, — ввинтил модное словечко Мемзер, в надежде вызвать еще одну прекрасную улыбку, и потрепал ее по щеке. Она дернулась, он медленно отвел руку и вышел.
Наташа вернулась в столовую, постояла в раздумье за стулом, на котором только что сидел Сергей, с раздражением посмотрела на испорченную скатерть, взяла с тарелки несколько виноградин, одну за одной запихнула в рот, немедленно подавилась, закашлялась до слез, едва отдышалась и, выйдя из столовой, поднялась к себе.
— Скотина, — вслух произнесла Наташа, оставшись совсем одна за плотно прикрытой дверью спальни. — Связался черт с мальчишкой, с младенцем, с лопухом! Теперь еще познакомит его с какой-нибудь стервой, с блядью, а та его чем-нибудь наградит. И все, конец. Вот ничего и не выйдет!
Она стала быстро раздеваться, беспорядочно кидая вещи на пол, и вдруг, как была, со спущенной на одну сторону бретелью, упала на кровать и разревелась, как самая обычная баба. Были в ее рыданиях горькая обида и разочарование избалованной девчонки, которой не дали сладкого. Поплакав немного, она успокоилась, еще раз хорошенько выругала мужа и, облегчив таким образом душу, легла спать. Ей тут же приснилась клубничная грядка и лежащий поперек нее деревянный шест с прибитым на конце скворечником...
* * *
Мемзер передвигался по городу в огромном черном «кадиллаке», задние сиденья которого трансформировались в уютный полукруглый диванчик, чем-то похожий на то самое приснопамятное купе поезда Сочи — Москва. В салоне было уютно, тепло и пахло одеколоном «Шанель» и сигарами.
— Куда мы едем? — Сергей провалился в мягкость дивана и чувствовал себя полночным плейбоем.
— В мой офис, — Мемзер протянул руку, отворил дверцы бортового бара, жестом пригласил Сергея — «угощайся», — а сам достал сигару и, воспользовавшись вместо ножичка зубами, как когда-то во Вьетнаме, откусил сигаре кончик, чиркнул длинной спичкой. — Там единственное место, где можно спокойно поговорить, никто не подслушает и высоко. Ты любишь высоту?
— Нет, — честно признался Сергей, — я боюсь высоты.
— Ничего, — усмехнулся Мемзер, — привыкнешь...
Лифт привез их на сорок третий этаж. На этаже дежурили двое, в одном из них Сергей узнал командующего духовым оркестром на перроне. Мемзер попросил открыть свой кабинет, пригласил Сергея следовать за собой и включил легкий, ненавязчивый свет.
— Располагайся где хочешь.
Кабинет был большим и скорее напоминал квартиру: мебель старинная, окна задрапированы глухими шторами, вместо письменного стола конторка, за которой Мемзер любил работать стоя. Он подшучивал по этому поводу, говоря, что сам себе напоминает Акакия Акакиевича или кассиршу из «Уолмарт»[2]. У стены стояли два кресла, между ними торшер, небольшой журнальный столик, на противоположной стене висел портрет неизвестного Сергею господина. Приглядевшись, молодой человек догадался, что это Гулливер в стране лилипутов, сами же лилипуты были едва заметны и копошились где-то между каблуков Свифтова детища. Мемзер заказал портрет известному московскому художнику и щедро заплатил тому за работу.
Сергей был рад, что опознал портрет. Теперь просто было начать беседу:
— Дядя, а почему именно портрет Гулливера?
Мемзер ответил не сразу. Он что-то сделал, и шторы бесшумно стали разъезжаться в стороны, открывая вид на залитый дождем ночной город.
— Почему Гулливер? Как тебе объяснить... У тебя есть идеал?
Сергей покачал головой. Нет для него идеалов.
— А у меня вот, — Мемзер кивнул на портрет, — он мой идеал. Вежлив с карликами, неприступен для великанов. Он похож на меня. Вернее, конечно же, я на него. Я, Сережа, приплыл из страны великанов сюда, в Лилипутию, только вот цели у меня совсем иные. А если я их не выполню, то великаны меня переварят. Знаешь, каково это, оказаться у великана в брюхе? Все в этом несовершенном мире движется только благодаря страху. Человек — самая ленивая скотина на земле. Думаешь, если бы не великанская пасть, я стал бы жить среди лилипутов? Ответ — нет, сэр. Знаешь, мой папа тоже был лилипутом. Его казнили, давно. А я уплыл за тридевять земель и стал Гулливером. Потому и портрет... Тебе, конечно, не терпится узнать, чем таким я занимаюсь, что готов предложить тебе?
— Откровенно говоря, да, — признался Сергей, очень благодарный своему дяде за то, что тот сразу же задал для их беседы очень доверительный и ненавязчивый тон.
Мемзер встал за свою конторку:
— Скажи мне, ты когда-нибудь читал Библию?
— Нет. Я бы там ничего не понял. Я и в церковь-то особенно не ходил никогда, так, свечку поставить или, когда помрет кто-то, на отпевании постоять.
— А ты садись, я тебе расскажу, объясню, что к чему. У меня, видишь, даже трибуна имеется, ха-ха. Понимаешь, в чем дело... Дело в том, что великаны лилипутов не любят, и, соответственно, наоборот. И что самое интересное, последнее для лилипута дело — это признать себя лилипутом. А великанам очень нужно, чтобы лилипуты только такими вот козявочными всегда и оставались. Не сбрендил еще от моих аллегорий? Отлично. Так вот, в Библии, в книге Ездры — это Ветхий завет, сказано: «Горе мне, горе мне! Кто избавит меня в те дни? Начнутся болезни — и многие восстенают; начнется голод — и многие будут гибнуть; начнутся войны, — и начальствующими овладеет страх; начнутся бедствия — и все вострепещут. Что мне делать тогда, когда придут бедствия? Вот, голод и язва, и скорбь, и теснота посланы как бичи для исправления, но при всем этом люди не обратятся от беззаконий своих и о бичах не всегда будут помнить. Вот, на земле будет дешивизна во всем, и подумают, что настал мир; но тогда-то и постигнут землю бедствия — меч, голод и великое смятение. От голода погибнут очень многие жители земли, а прочие, которые перенесут голод, падут от меча. И трупы, как навоз, будут выбрасываемы, и некому будет оплакивать их, ибо земля опустеет и города ее будут разрушены. Не останется никого, кто возделывал бы землю и сеял на ней. Дерева дадут плоды, и кто будет собирать их? Виноград созреет, и кто будет топтать его? Ибо повсюду будет великое запустение. Трудно будет человеку увидеть человека, или услышать голос его, ибо из жителей города останется не более десяти, и из поселян — человека два, которые скроются в густых рощах и расселинах скал. Как в масличном саду остаются иногда на деревах три или четыре маслины, или в винограднике обобранном не досмотрят нескольких гроздей те, которые внимательно обирают виноград: так в те дни останутся трое или четверо при обыске домов их с мечом. Земля останется в запустении, поля ее заглохнут, дороги ее и все тропинки ее зарастут терном, потому что некому будет ходить по ним. Плакать будут девицы, не имея женихов; плакать будут жены, не имея мужей; плакать будут дочери их, не имея помощи. Женихов их убьют на войне, и мужья их погибнут от голода»[3], — Мемзер сделал внушительную паузу и продолжил: — Вот чем я на самом деле здесь занимаюсь. Понял что-нибудь?
— Паскудство какое-то, — честно признался Сергей и признанием своим заставил дядюшку расхохотаться.
— Да ты попал-то в самую точку! Паскудство и есть! Все, разумеется, не так плачевно, как описывает старик Ездра. Вообще, хочу тебе сказать, что Библию составляли люди со специфическим чувством юмора. Я бы назвал его черным, как шутки того боцмана. Вот так почитаешь, и жить после этого неохота, не так ли? Ну, а если серьезно, то мои дела не всем по душе. Я занимаюсь в основном тем, что перемещаю деньги, — как свои, так и не свои, причем свои в минимальной степени. Даю людям возможность легко заработать, так что все совсем как у Ездры, все дешево. И деньги мои дешевые, бери не хочу.
— Вы банкир? — с облегчением догадался Сергей.
— Не совсем, — улыбнулся Мемзер, — я работаю на банкиров.
— Вы? Вы на кого-то работаете? — Сергей был искренне удивлен. — Никогда бы не подумал. Кто же тогда эти люди, раз вы на них работаете?! Откуда они?
— Может быть, я не вполне корректно выразился. Нас всего несколько десятков человек на всей земле, мы все вместе и каждый из нас по отдельности работаем ради блага остальных. Мы как пчелы. Мы производим нечто такое, что нужно всем и всегда. Мы предлагаем это купить и постоянно следим, чтобы к нашему товару не ослабевал интерес, чтобы он всегда стоил столько, сколько мы хотим. Он не может дешеветь или стать очень дорогим. И нам не нужно, чтобы кто-то становился крупным покупателем. Догадываешься, о каком товаре идет речь?
Сергей кивнул:
— Вы фальшивомонетчик?
Мемзер даже оторопел на мгновение, а в следующий момент засмеялся еще громче прежнего:
— Нет, ха-ха! Нет, Сережа, все легально. Мы печатаем настоящие деньги. Вот я и ответил тебе. Это то, почему я вернулся сюда, в Россию, благодаря чему мы с тобой встретились. Видишь ли, у меня нет наследника. Вернее, у меня есть дочь, но она... — Мемзер болезненно скривился. — Получается, что ты мой единственный родственник по мужской линии, и я совсем не против ввести тебя в свое дело. Будешь учиться в процессе. Буду таскать тебя с собой, а ты приглядывайся, помалкивай и запоминай. Главное, не возносись раньше времени, и все будет о'кей. Согласен?

Глава 8

Алчность человеческая, ты стоишь во главе всех решительных людских порывов, дерзаний и самого прогресса. Толкаешь людей на сиюминутное падение и побуждаешь к великим открытиям, и пусть те, кто утверждает обратное, расслабят галстучные петли и не столь нервно теребят мочку левого уха — признать очевидное всегда проблема для тех, кто живет им.
До сих пор остается открытым вопрос, был ли патриарх советской дипломатии, посол, министр иностранных дел и председатель Верховного совета СССР Громыко завербован американской разведкой. Нет документального подтверждения тому, что такие попытки вообще когда-либо имели место. На западе у Громыко была репутация «мистера Нет» за непреклонность в отношении некоторых политических вопросов; он ушел из жизни в облаке славы и захоронен на Новодевичьем кладбище под надлежащим, статусным, каменным надгробьем. Его имя осталось незапятнанным и до сих пор служит для множества историков, писателей, исследователей образчиком порядочности советского дипломата — это для широкой общественности, для всеобщей истории. На деле же в среде все еще здравствующих партийных функционеров и отставных чекистов бытует стойкое мнение о том, что Громыко был завербован. Именно его вербовка, считают они, и обусловила, в конечном итоге, конец СССР.
Опровергать миф, например, о подвигах Геракла — невозможно. Почему? Потому что решительно никто не поверит, да к тому же и опровергать тут нечего и незачем. Ну, жил здоровенный мужичина, победил гидру, льва, вычистил навоз в конюшнях — молодец. Сила есть — ума не надо. И жил Геракл (если жил) в незапамятные времена, и как будто даже в Греции, а это далеко и нас, птенцов двуглавого орла, волновать не должно. Другое дело — миф о ком-нибудь знакомом, чья фамилия примелькалась, почти современнике, ушедшем из жизни не так давно даже относительно частоты смены поколений. Правда в том, что Громыко не был завербован, — никто и никогда не сможет предъявить бывшему зубру советской дипломатии этого тяжкого посмертного обвинения. Правда также в том, что Громыко был лоялен к Америке, более того — хоть это и может показаться очернением его памяти, — Громыко любил Америку. Система его ценностей с течением времени изменилась: когда ты большую часть жизни проводишь вне пределов родины, вдалеке от ее рубежей, принадлежа к международному политическому истеблишменту, то сложно не проникнуться некоторыми на твой взгляд справедливыми ценностями окружающей действительности. Внуки и правнуки Громыко — граждане Соединенных Штатов. Как говорится — к чему еще слова нужны. Именно лояльность и любовь к Западу, разочарование советским строем, его неприятие сблизили Громыко с Горбачевым, определили назначение Горбачева на пост генсека и, как следствие, гибель Советского Союза. Что же касается Горбачева, то факт его вербовки не может и не должен вызывать ни малейших сомнений — возможность эта была подтверждена еще в семьдесят восьмом году сотрудником посольства Соединенных Штатов в Москве, получившим задание провести беседу с молодым секретарем ЦК (Горбачеву тогда едва исполнилось тридцать семь). Во время разговора с глазу на глаз, случившегося на приеме в резиденции американского посла, куда Горбачев был приглашен в качестве крупного специалиста по советскому сельскому хозяйству, будущий могильщик СССР высказал свои мысли касательно будущего советской системы, и сделал это в весьма экспрессивной, более того, диссидентской манере. Именно эта беседа позволила его собеседнику, разведчику Федерального резерва, работавшему под дипломатическим прикрытием, сделать доклад о перспективах «сотрудничества» с крупным партийным функционером, молодость и связи которого в высшем руководстве СССР обещали карьере Горбачева высочайшие перспективы. Вербовку Горбачева Михаила Сергеевича, будущего генерального секретаря ЦК КПСС, отца перестройки и демократии, великого Горби, могильщика берлинской стены и собственной страны, рекламного лица «Пицца Хат», человека, не постеснявшегося получить из рук Буша-младшего американскую медаль, и лауреата Нобелевской премии Мира провел лично мистер Мемзер, и если эта вербовка не считается таковой, если о разведке ФРС нигде не сказано, а Мемзер лишь выдуманный персонаж, не имеющий реального прототипа, то пусть небо свалится на землю, а реки потекут вспять. Дать оценку самому вероломному предательству — задача честных историков. Оценивать они будут последствия, а пока до последствий далеко, пока идет реакция, вызванная предательством, и когда она прекратится, то очень может статься, что Россия в размерах сильно уменьшится.
* * *
Это только у фантаста Беляева голова жила отдельно от тела. На то и существует фантастика, чтобы предсказывать то, что когда-нибудь непременно станет реальностью, будет придумано, построено, будет летать, плавать, перемещаться во времени. Любая мысль, пришедшая в человеческую голову, мысль о самом на первый взгляд несбыточном рано или поздно становится идеей, и вот оно! — придумано, родилось, остается лишь воплотить это в чертежах, металле, пластике... Кто и когда придумал идею глобальной экономики — точно установить теперь невозможно. Единственное, что с высокой вероятностью можно предположить, — идея для своего времени была опасной, за нее можно было угодить в тюрьму, а то и поплатиться жизнью. Идею придумала голова, а голове требуется тело, желательно сильное, и вот голова двинулась на его поиски, осела в Америке, прикрепилась, и стали с тех пор Американские Штаты для головы тем самым телом.
Менялы, ростовщики, банкиры... Вот у кого вместо сердца золотая монета в пятьдесят долларов, выставленная нынче в Вашингтонском музее. Алчность — самый любимый, обожаемый, боготворимый из грехов. Да и грех ли это? Полно! Ведь он на первый взгляд так безобиден. Всего лишь желание человека жить по-человечески, исповедуя эгоизм, стремясь к элитарности своего круга. Алчность не дает сердцу остановиться, мысли — зайти в тупик; алчность создает движение, которому наплевать на преграды. Для алчности нет преград.
Когда Мемзер вскользь упомянул о своей принадлежности к тому небольшому кругу мировых банкиров, он не лукавил. Сыграло свою роль тщеславие. Там, стоя за кафедрой, он вдруг захотел, чтобы его сию секунду начал боготворить этот обреченный молодой человек, этот мальчик, для которого Мемзер придумал страшную, невероятную участь. В конце концов, хочется того или нет, но старость подступила совсем близко. Необходимо подумать о том, как избежать ее, — любой ценой. Пусть и ценой жизни этого мальчишки, который слушает его, открыв рот. На Мемзера снизошло наваждение: он сделался сентиментальным, ему вдруг захотелось поведать племяннику свои сокровеные тайны, и, забывшись на мгновение, он вдруг представил юношу своим наследником, идейным сподвижником. Но нет, разумеется, никаким наследником тот никогда не станет. Однажды Мемзер уже пережил трагедию, после которой мысль о наследниках стала для него почти невыносимой.
То, что случилось с его ребенком, стало для Мемзера глубочайшей личной драмой, и хотя он, человек титановой воли, смог удушить в себе боль утраты, сделать это окончательно у него не получилось. Родители отправили Рене в Гарвардский колледж, там работал тогда младший брат Мемзера, и считалось такое соседство студентки с дядей за благо. На деле же ученому мужу до своей племянницы особенного дела не было. Она была свободной птичкой. Где тут уследить? Всякий, кто был студентом, знает о веселой студенческой жизни от сессии до сессии, и Рене веселилась на полную катушку: ее связи были сомнительны, ее репутация постепенно становилась все небезупречнее, ее успехи в учебе сменились неудачами. Когда же Мемзер, понадеявшийся на младшего брата как на неусыпного стража морали и рассудительности, спохватился, когда он нашел свою дочь, с безразличным лицом сидящую на полу в комнатке студенческого общежития, и руки ее — о боже! — руки были все в следах от инъекций героина, было уже слишком поздно. Его дочь Рене стала законченной, безнадежной наркоманкой, сумасшедшей, и была обречена на пожизненное содержание в одной из закрытых частных лечебниц Мэриленда.
Жена Мемзера погибла при невыясненных обстоятельствах еще в восьмидесятом году — газетчикам была озвучена версия самоубийства, но лишь Мемзер точно знал истиную причину ее смерти: Клара принимала сильные транквилизаторы, при которых исключен алкоголь. Однажды она забыла об этом, и откачать ее так и не смогли. Рене тогда исполнилось шесть с половиной, и жениться повторно Мемзер не стал.
То, что для обычного человека подчас означает крах всей жизни, тяжелейшее потрясение, коллапс: смерть жены, патологическая наркомания единственного ребенка, — лишь укрепило Мемзера, сделав его характер отменно жестким. Поместив Рене в клинику для наркоманов, Мемзер вылетел в Нью-Йорк и встретился с раввином любавичской общины Соломоном Кедровичем.
— Садитесь, прошу вас, — Мемзер был одним из крупных жертвователей, и раввин встретил его отменно предупредительно, пригласил к столу. Мемзер едва заметно поморщился: у раввина в квартире пахло отчего-то стоматологическим кабинетом, а запах этот Мемзер ненавидел, как и многие, с детства.
— Да, да, — сокрушенно вздохнул раввин, который на самом деле был весьма проницательным, как и положено раввину, человеком. Его черный лапсердак висел на худеньких плечах, а небольшая, словно у цесарки, голова на столь же длинной шее была булавкой воткнута в казавшийся чересчур широким ворот белой рубашки. И рубашку, и лапсердак раввин Кедрович регулярно обновлял в магазине распродаж «21 век», что был когда-то возле заменитых «Близнецов», да и теперь, когда «Близнецы» погибли, а вместо них лишь огромная яма, магазин с маленькими, справедливыми ценами на модное барахло все еще на своем месте.
— Что вы себе думаете, господин Мемзер? Мой сосед через стенку имеет практику. Он дантист, у него в квартире четыре кресла с лампочками, и все они заняты с утра до позднего вечера! А вытяжка? Она же абсолютно не работает, и весь, простите меня, тухес несет мне, словно чешую с одесского рыбного базара! И знаете, сколько я говорил ему за это, господин Мемзер? Я ему говорил русским языком: «Шлойме, почините вытяжку, мне нечем дышать!» — а он? Вы себе не знаете, что он мне ответил. Он сказал: «Ребе, молитесь и дышите ртом!» Пусть сгорят огнем его зубные клещи!
Раввин Кедрович еще посетовал, напоил своего гостя чаем со сладостями и спохватился: он так и не спросил, с чем тот пожаловал. Поспешив исправиться, Кедрович открыл было рот, но Мемзер его опередил:
— Ребе, вы знаете, у меня большое горе. Да... Моя жена померла, ребе, а дочь все равно что померла. Она больна, она никогда не сможет родить мне внуков.
Кедрович сразу сделался очень серьезен, втянул худую шею свою в плечи, совсем по-птичьи нахохлился и тихо ответил:
— Вам нужен честный совет или вы настроены на душевную мастурбацию? Я мог бы сейчас долго говорить с вами о Нем, — раввин поднял глаза к потолку, — но лучше я вам за Него отвечу. Я знаю, что Он хочет.
— Валяйте, ребе. Не надо мастурбации, я уже достаточно натер себе сердце, оно кровоточит, ребе, оно саднит, словно стертая пятка.
Кедрович закрыл глаза и весь словно окаменел. Мемзер даже хотел потрепать его по плечу, протянул руку, но раввин открыл глаза и произнес:
— Бог вам ничего не скажет. Ничего не посоветует. Не просите его ни о чем.
Мемзер, который так и застыл после его слов с протянутой рукой, с трудом разогнулся, постоял немного, ожидая, что раввин, может быть, еще что-нибудь скажет. Что-нибудь, вселяющее надежду. Но Кедрович молчал. Он был честным раввином, он говорил с Богом, он не мог переврать его слова, даже несмотря на размер мемзеровых пожертвований.
Мемзер вышел от раввина на лестничную площадку, хлопнул дверью и прислушался. За дверью соседа-дантиста Шлойме работал зубной бур. Кедрович отрешенно мешал сахар в остывшем чайном стакане, этажом выше плакал ребенок. Это был дом еврейской общины, мужчины здесь носили маленькие шапочки-кипы, а женщины рано толстели и часто беременели.
Мемзер постоял немного, прислушиваясь, снял свою кипу, бросил ее на пол и пнул на манер футбольного мяча. Вызвал лифт... Больше Мемзер никогда не ходил к раввину.
* * *
Было очень много работы, вокруг всегда порхал сонм разнообразных женщин, у Мемзера имелось, чем усмирить свою физиологию. К тому времени он вышел из совета директоров «Ваковии» — слишком обременительным для него оказалось совмещать должности — и окончательно перебрался в Вашингтон, поближе к месту своей постоянной работы. В Федеральном резерве он получил пост вице-президента по экспансии, от него ждали новых предложений, проектов, и Мемзер не подвел. В нескольких словах его работа заключалась в следующем: сообщество Федерального резерва — несколько крупнейших банков — время от времени запускало печатный станок, производя основной продукт американского экспорта — доллар. То количество долларов, которое ходило внутри самих Штатов, было лимитировано и не превышало определенной цифры. За этим внимательно следили: Америке не нужна инфляция, и ее все еще удается удерживать на самом незначительном уровне. Производимые же огромные количества преимущественно сотенных бумажек предназначались для остального мира, для всех тех стран, которые разрешали на своей территории свободное хождение американских денег. Пусть это всего лишь секрет Полишинеля, но торговать сотенными всегда выгоднее: себестоимость американской купюры любого достоинства равна пяти центам, а когда на ней нарисована цифра «сто» — это чистый заработок в две тысячи процентов. Столько не заработаешь нигде, оружие и наркотики превращаются в детский лепет по сравнению с тем, что было придумано в недрах Федерального резерва во время закрытых заседаний Ротшильдов, Морганов, Рокфеллеров, потомков всех тех, кто создал когда-то ФРС. Мемзер колесил по всему миру как частное лицо, но принимали его, притом инкогнито, на самом высоком уровне. Разведка, в том числе советская, дышала на его счет ровно, так как доподлинно было известно, что Мемзер Жорж Леопольдович — бывший эмигрант, ныне американский бизнесмен, к спецслужбам отношения не имеет, а к таким со времен Арманда Хаммера у нас относились спокойно. Поэтому зачем препятствовать встрече бывшего соотечественника, а ныне бизнесмена, скажем, с Горбачевым? Ну встретились, ну поговорили, глядишь, ширпотреб какой-нибудь пришлет Америка или рецептом «Фанты» поделится детишкам на радость. На самом деле уже тогда, в конце восьмидесятого года, когда стало понятно, что беспомощный Брежнев протянет от силы несколько месяцев, американские банкиры всерьез нацелились на все еще крепкий Советский Союз: время смены лидера всегда самое сладкое для государственных переворотов.
После встречи с Горбачевым Мемзер выступил перед наследниками миллиардных состояний с обстоятельным докладом. Приводить его целиком не имеет никакого смысла, но суть сводилась к следующему:
— Всем нам, господа, — сказал Мемзер, — по моему глубокому убеждению, стоит сделать крупную ставку на секретаря ЦК Горбачева Михаила Сергеевича. Его выдвижение на пост преемника будет означать, что дни советской империи сочтены. Этот человек — патологический предатель, поверьте мне, я видел таких еще во Вьетнаме. Он сдаст страну, и мы получим неограниченные возможности.
— Предательство, как и предатель, никогда не имеет границ, не в силах остановиться, ведь у предателя никогда нет позиции, как нет и веры, — заметил мистер Алан Гринспен (его прочили в директора ФРС), — поэтому где гарантия, что, поставь мы сейчас на Горбачева, в будущем он также не предаст нас?
— Он выполнит свою задачу и потом может убираться ко всем чертям, — парировал Мемзер, — его задача — это миссия разрушителя. Строить новое государство будет команда другого лидера. Ситуация такова, что даже в недрах компартии сейчас существует оппозиция, например, некий мистер Ельцин. Очень, на мой взгляд, перспективная фигура, популярная во всех прослойках советского общества, лоялен к демократическим ценностям, имеет репутацию упрямца и потому гоним, обижен. На моей бывшей родине такие наиболее популярны. Лучшего сочетания невозможно придумать. Полагаю, в будущем Ельцин сможет оказать нам серьезную поддержку. Разумеется, — Мемзер покашлял в кулак, — если мы окажем поддержку ему.
Вот чем занимался Мемзер, бывший рядовой, а ныне финансовый офицер на службе мирового финансового командования. То, что последовало дальше, всем известно: самая большая страна в мире, во многом противоречивая, сложная, но все же далеко не самая плохая — Советский Союз — рухнула, доведенная до краха, преданная и проданная ее лидером, чья покойная ныне супруга так любила менять наряды от парижских кутюрье. Пришедший на смену этому парню мистер Ельцин очень ценил присвоенное ему звание подлинно демократического лидера, и самолеты Федерального резерва, груженные долларами, садились в Шереметьево иногда дважды в день. Печатный станок работал круглосуточно, а на карте долларовой зоны было заштриховано самое большое, величиной с одну шестую часть суши, белое пятно. Конечно, в том была заслуга не только Мемзера, но не следует смешивать в одно исполнителей, число которых может быть сколь угодно большим, и разработчиков. Этих как раз было немного, скажем, полторы дюжины, и в их числе Мемзер. После успешного присоединения территории бывшего Союза к долларовому пространству он был принят в исключительный, единственный в своем роде и самый влиятельный клуб — клуб банкиров Земли, клуб менял и бухгалтеров, клуб абсолютной власти. Бог и впрямь ничего не мог посоветовать ему. Мемзер сам стал одним из апостолов бога всех менял — Мамоны, от которого даже сам дьявол в свое время был не в восторге. Ему он служил ревностно и страстно, его сердце больше не саднило, он забыл о собственных слабостях и упрямо жил ради бесчеловечной идеи, казавшейся ему единственно правильной моделью мира. Идея эта — богатство и могущество немногих за счет всех остальных. Люди — скот, их нужно пасти, а после доить, сцеживая золотые струи в формы для золотых слитков. Только это. Навсегда. Любой ценой.
* * *
При поддержке сенатора и Мемзера Нам Кам в Америке занялся привычным делом. Социалистический Вьетнам оказался во многом химерой. Советского Союза из этой страны не вышло: нищету не победили, проституцию не задушили, азартные игры с корнем не выкорчевали, с наркоманией ничего не смогли сделать, сколько ни пытались. Даже показательные казни наркодельцов, устраиваемые ежегодно в день вьетнамской независимости, не помогали. Дурь дает мгновенную и очень недурную прибыль. Жизнь человека в трафике ничего не стоит. Она не измеряется в денежных единицах — нет! — она ничего не стоит в единицах морали. Сдохнет один, двести, тысяча — это бизнес. Вписался в дело — будь готов к внезапной, порой мучительной смерти. Смерть в наркоделе — часть профессии, закономерный финал, никем не воспринимаемый как трагедия. Нам Кам был и далеко, и невероятно близко от социалистического Вьетнама: он получил американское гражданство, что позволяло оставшимся на родине считать его чуть ли не воплощенным Буддой. Нам спускался к ним с небес в вертолете. Он прилетал на закате с лаосской стороны, спускался на родную землю, на нем был темный, в полоску костюм от братьев Брукс[4] и широкополая шляпа Фрэнка Синатры. Нам курил сигару. Он был великолепен, категорически императивен, он был гражданином свободного мира. Он был живой, осуществившейся мечтой, и тысячи вооруженных головорезов умерли бы за него столько раз, сколько он прикажет. Он всем им давал работу, он организовал их, он дал им новую жизнь. И мир узнал, что помимо русской, итальянской, албанской и прочих есть еще и вьетнамская мафия. Помимо Триады, Каморры, Якудзы есть Катран — песчаная змея, мираж, который невозможно поймать за хвост, змея, чье тело при малейшем прикосновении распадается на песчинки, которые невозможно отличить от обыкновенных, гонимых ветром куда-то, где Катран вновь соберется воедино, станет цельным, живым, извилистым организмом. Нам Кам стал первым боссом, прародителем змеи, и уже очень скоро появившиеся после американо-вьетнамской войны многочисленные диаспоры, состоящие по большей части из сбежавших от хошиминовской власти, услышали шипение Катрана. Для некоторых особо несговорчивых это шипение окончилось смертельным ядовитым укусом. В Риме и Париже, в Западном Берлине, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе — везде, где после войны осели беглые вьетнамцы, везде, где они поселились, заняв целые кварталы крупнейших европейских и американских городов, везде, где они открыли свои ресторанчики, магазинчики, вдруг оказалось, что кварталы эти туго обвила своими бесконечными удушающими кольцами песчаная змея. В диаспоре все собирали ежемесячную дань и передавали ее боссу-наместнику — самому уважаемому члену диаспоры, слово которого стояло над законом официальным и само лишь было закон. Босс-наместник решал, кто и сколько должен заплатить ему, босс карал, никогда не давая отсрочки. Нам Кам создал безжалостную, кошмарную систему. Катран стал одним из самых жестоких мафиозных образований мира. Босс-наместник диаспоры, помимо дани, получаемой от предприимчивых земляков, контролировал проституцию, сбыт наркотиков, произведенных на предприятиях Катрана во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Таиланде, а также подпольные игорные заведения. За малейшее неповиновение Катран убивал.
Деньги Катрана весьма выгодно вкладывались в Гонконге, Малайзии, Сингапуре, где Нам купил несколько банков, а Мемзер помог им оформить партнерство с банками, входящими в ФРС. Сейчас, несмотря на воссоединение Гонконга и красного Китая, эти банки продолжают оставаться основными, богатейшими финасовыми группами в своем регионе. Сертификат ФРС для них как охранная грамота — никто никогда не тронет. Местные власти знают, что излишний интерес с их стороны, проявленный к этим банкам, повлечет за собой «озабоченность госдепартамента США», и предпочитают не будить лихо, покуда оно тихо.
В Америке Нам Кам вел себя как лояльный гражданин, считался меценатом — покровителем искусств. В Нью-Йорке ему принадлежали две художественные галереи, там часто проходили выставки, собиравшие влиятельных людей — ценителей искусства со всего мира. Эти выставки позволяли Мемзеру и Наму легально встречаться: для всех это были встречи галериста — вьетнамского диссидента и банкира — любителя живописи. Однажды на выставку приехал сенатор. Торопливо прошел через залы, кивая в ответ многочисленным приветствиям, без стука вошел в комнату, где беседовали вьетнамец и банкир. Не снимая пальто, сел за стол, залпом выпил стакан воды, закашлялся и чертыхнулся:
— Холодная. Как лед холодная. Можно схватить ангину! Черт возьми, Нам, ты сам скоро станешь таким же холодным. Знаешь, зачем я приехал в Нью-Йорк и не доверился телефонам? Потому что твои телефоны прослушиваются.
Нам Кам насмешливо прищурился:
— Вот как? И кем же? Я жертва коммунистического режима, лояльный гражданин и известный галерист. Кто осмелится меня прослушивать?!
— Федеральное бюро расследований, — отчетливо выговорил сенатор, — да-да. И уже несколько дней.
— Что же случилось несколько дней назад? Я помню наш уговор: никаких дел на территории Штатов. У меня безупречная репутация, мистер.
Мемзер не вступал в разговор, он уважал старшего по званию. Сенатор же вытащил из бокового кармана своего пальто сложенный вчетверо лист бумаги, развернул его и бросил Нам Каму:
— Вот. Это копия ордера Интерпола, переданная в ФБР. Поэтому они тебя и прослушивают, ордер — достаточное основание. Я думаю, тебе скоро конец, Нам. Получишь пожизненное. Интерпол не стал бы выдавать ордер, не будь там уверены в том, что смогут засадить тебя навсегда.
Нам осклабился и стал похож на улыбающуюся гусеницу. Он не боялся, ему наплевать было на Интерпол, ему так спокойно было здесь, в Нью-Йорке. Он был богат, он создал Катран, он распоряжался людскими судьбами, жизнями... Сесть в тюрьму? Это не входит в его планы. Нет-нет, ни за что. Но бумага лежала перед ним, и невозможно было отрицать ее существование, да и в подлинности оригинала, с которого была сделана эта копия, не было сомнений. Шутить с международной полицией, недооценивать ее?
— Ну, во-первых, меня для начала надо арестовать, — сказал Нам. — Я, разумеется, публичная фигура; скрываться, удариться в бега — это не для меня, но Федеральное бюро, а это я знаю совершенно точно, Федеральное бюро не станет делать ничего, пока я на американской территории. Им хоть в чем-то нужна зацепка, что-нибудь элементарное, даже превышение скорости подойдет. Хотя, конечно, — он вздохнул, — земля под ногами сейчас больше похожа на трясину.
— Хуже всего в этом деле то, что оно не только твое, — вступил наконец в разговор Мемзер. — Оно наше, общее дело, Нам. Попади ты на скамью подсудимых, процесс обязательно сделают открытым и я не дам за нашу с господином сенатором репутацию и рваного контрацептива, а наша репутация для нас равнозначна жизни. Тебе даже не нужно будет болтать. Найдутся два-три журналиста, их газеты оплатят все расходы, лишь бы первыми напечатать сенсационную передовицу, что-то вроде «Что общего у сенатора, банкира и босса вьетнамской мафии?». В свое время мы спасли тебя от Вьетконга, хотя могли просто убрать. Ты должен помнить, что без нас тебя бы просто не было.
— Я ценю ваше благородство, — Нам Кам отвесил издевательский поклон, — но, надеюсь, вы понимаете, что, убив меня, вы и сами проживете недолго.
— Давайте-ка не будем вести себя, как склочные бабы, — сенатор поднял указательный палец, словно выступая с трибуны. — Ордер можно аннулировать. Разумеется, не сразу, понадобится какое-то время. Наму нужно спокойное место, где можно будет переждать. Ну, скажем, страна, которая не выдает международных преступников.
Нам усмехнулся:
— Ссылка в банановое королевство? Думаете, для вьетнамца такой вариант в самый раз? В банановом государстве нет границ, нет законов, меня там достанут в два счета. А потом, как я смогу контролировать бизнес, сидя на пальме, как гребаный, мать его, лемур?
— А при чем тут пальмы? — возразил Мемзер. — Почему, скажем, не государство, в котором в ближайшее время начнут происходить весьма интересные вещи? Я говорю о своей бывшей родине. Союз сейчас активно принимает вьетнамцев, они работают на заводах и фабриках по всей стране. Уверяю, что многие из них осядут в СССР, начнут бизнес. Там сейчас большие перспективы. Что если ты, Нам, переедешь на какое-то время в Москву? Это не ссылка, это новые возможности. Мы будем встречаться, мне придется теперь там часто бывать, так что для тебя в этом смысле связь с окружающим миром потеряна не будет. Все выглядит, как простой переезд. Ну?! Босс Катрана переезжает из Нью-Йорка в Москву. И все.
— Соглашайся, Нам, — поддакнул сенатор. — Выбирая между пожизненной решеткой, нелегальным положением и совдепами, я бы выбрал совдепы. Без вариантов, не так ли?
Что оставалось Наму? Спустя неделю он уже был в Москве, сидел в комнатушке общежития горного института и беседовал с некоторыми земляками, прибывшими из социалистического Вьетнама. Здесь, в СССР, Нам Кам почувствовал, что начал самое большое и прибыльное дело в своей жизни. Он не контролировал бизнес, он создал его. В стране непуганых идиотов, где не было элементарного ширпотреба, вьетнамские куртки-пуховики, набитые черт знает чем, кожаные куртки, дубленки, шубы из собаки или кролика и прочая ужасная ерунда, которая теперь кажется дурным сном, поддельные вещи с заманчивыми для советских граждан названиями мировых производителей разлетались, словно горячие пирожки. Невозможно посадить на иглу население целой страны. Наркобизнес чрезвычайно опасен, а здесь, на ширпотребе из Вьетнама, Китая и Монголии, Нам Кам в одночасье сделался монополистом и быстро стал получать суперприбыли. Одеть сто шестьдесят миллионов человек — задача, с которой Нам успешно справлялся на протяжении долгих лет. Помимо этого он встал во главе черной валютной биржи: в каждом студенческом общежитии Москвы, Петербурга и прочих больших городов находились кассы оптового валютного обмена. Спустя всего два года с момента приезда Нама в Москву он руководил бизнесом с миллиардными оборотами! За это время он основательно пустил корни сперва в Союзе, а после уж и в России. Босс Катрана в изгнании совершенно официально получил российское гражданство, обзавелся шикарными апартаментами в центре Москвы, дворцом в Подмосковье и огромным кругом полезных знакомств, куда входили сплошь только нужные люди, с помощью которых Нам Кам без всяких проблем решал вопросы своего большого дела, — в основном государственные функционеры как среднего, так и весьма высокого уровня. Высоким чинам в погонах нравилось, что Нам никак не связан с криминалом, а занимается вполне себе мирным делом и при этом согласен щедро делиться. Впрочем, Нам Кам всегда давал понять, если запросы чиновников становились чрезмерными, и те остывали, не наглели. Чертов вьетнамец был изворотлив и всегда добивался своего.
* * *
Отгремели в Москве танковые залпы: салют в честь Ельцина, данный прицельно по зданию белого цвета. С крыш расстреливали случайных прохожих снайперы, в подъездах тех же граждан расстреливали наемные убийцы, а новая Россия активно занимала деньги на жизнь в Международном валютном фонде.
Мемзер вошел в правление двух самых крупных ипотечных фондов Соединенных Штатов в качестве наблюдателя от ФРС. К середине девяностых он все еще был одинок, уже очень богат и совершенно не публичен. Его имя не появлялось в деловой печати, не мелькало в таблицах крупнейших состояний, он был единственным из менял мирового масштаба, кто попал в их круг не как член старейшей финансовой династии со времен первых банкиров Венеции и Нового Света, а стал им в свои неполные пятьдесят. Быт его можно назвать скромным: у него не было яхт и дворцов, он позволил себе лишь небольшой крестьянский домик под Тулузой, в окружении виноградников, куда он наезжал два-три раза в год жить французской жизнью — носил берет и чуть коротковатые штаны, сидел в кабачках за стаканом вина, откармливал подвешенных к потолку гусей, чтобы печень их становилась жирным французским деликатесом. Мать перед смертью завещала похоронить ее в том самом маленьком городке под Ростовом, откуда семейство Мемзеров начало свой необыкновеный путь, и просьба ее была выполнена. Когда все формальности были завершены, Мемзер прогулялся по родному когда-то городишке, который он, конечно же, совсем позабыл, от увиденного пришел в ужас, и что-то шевельнулось в его душе. Он хотел было построить в городке синагогу, но городской голова отсоветовал:
— Сожгут ее. Народ-то у нас того... Жидов, одним словом, не любит.
Тогда Мемзер дал денег на восстановление большой православной церкви, при совдепах обращенной в склад, запретил, несмотря на горячее желание батюшки, вешать на стене мраморную благодарственную доску в свою честь, а лишь наказал ему ежедневно поминать мать в заупокойной молитве. Хотел было сделать для городка еще что-нибудь, но голова и здесь урезал его порыв:
— Да будет вам. Ну не понимают у нас этого. Думаете, кто-то вам спасибо скажет? Вы им магазин откройте винный, дешевенький, вот тогда вас, глядишь, и в депутаты выдвинем.
— Если я открою винный магазин, — усмехнувшись, ответил Мемзер, — то скажут, что я спаиваю великий русский народ, а в депутаты мне как-то ни к чему...
Как бы в компенсацию своей нелюбви к самолетам Мемзер считал морские путешествия самым прекрасным, что только есть на свете. В Нью-Йорке он садился на огромный трансатлантический лайнер и на нем неторопливо пересекал океан. Он плыл до Портсмута, когда у него были дела в Британии, или сходил на берег в Лиссабоне, когда ему нужна была Европа. В Россию он, как правило, попадал через порт Санкт-Петербурга. Здесь, в Петербурге, за завтраком в знаменитом «Англетере», он познакомился со своей будущей женой. Спустя какое-то время Наташа стала мадам Мемзер, немного прожила в Америке, страшно соскучилась по Москве, а тут, к ее несказанной радости, муж получил, как он выразился, «новое назначение», и супруги переехали в Первопрестольную.
События, которые последовали вслед за этим, начались не так давно, и все, о чем далее будет рассказываться в этом совершенно документальном повествовании, происходило и происходит где-то здесь, совсем рядом, касается так или иначе всех, и чем все это закончится — одному Богу ведомо. Впрочем, он порой совсем не против взять да и рассказать людям немного о том, что их ожидает.

Глава 9

— Знаешь, Сережа, я рад, что ты здесь, со мной, что мы вместе, — Мемзер устроился в кресле и по своему обыкновению сидел, закинув ноги на стол, сцепив пальцы рук на затылке, и улыбался, — и я должен, я просто обязан сделать из тебя счастливого человека.
— А вы знаете, что мне нужно для счастья? — спросил Сергей.
Дядюшка, как показалось Сергею, с недоумением взглянул на него, но тут же рассмеялся:
— Вот! То, что ты задаешь такие вопросы, свидетельствует и в пользу твоего ума, и в пользу независимого характера, а мне это очень нравится. Я и сам ни перед кем никогда не пресмыкался, терпеть не мог! Поэтому, — он поглядел на потолок, как будто хотел найти там подтверждение своим словам, — кое-чего достиг. Конечно же, я знаю, дорогой племянник, ведь ты мне родня и жизнь твоя только начинается. Да у тебя ее и не было! Что ты видел в своем Сочи? Целлюлитные зады курортниц? Кортеж очередного хозяина всея Руси, который считает, что он тут действительно что-то решает?
— А то нет? — Сергей подумал, что вот сейчас перед ним сидит старый дурак, который решил ему, как он считает, молодому дурню, напустить пыли в глаза. Мол, знает он, что почем, и тому подобное. И поэтому вопрос его прозвучал иронично, притом настолько, что дядюшка даже утратил большую часть своей веселости и немного изменил позу: руки его впились в подлокотники кресла, словно орлиные когти.
— Нет. Здесь все решаем мы. Потому что в этой стране все существует на наши деньги. Представь себе, рождается младенец, а он нам уже должен. Потому что его пеленки, подгузники, соска стоят денег, и деньги эти даем мы. Целая страна, которая живет взаймы, каково?!
— Я не понимаю, — честно признался Сергей. — Я, как вы только что сказали, мало чего видел. Может, мне вообще на такие темы лучше не рассуждать? Вы — это кто такие? Кому вы даете взаймы?
— Мы, дорогой мой племяник, некая финансовая организация, представляющая сообщество богатейших людей этого несовершенного мира. И мы печатаем деньги, самые лучшие, любимые всеми деньги. Вот ты любишь деньги?
— Трудно рассуждать о предмете, которого не знаешь.
— Прекрасно! — Дядюшка захлопал в ладоши. — Аплодисменты! Сократ не сказал бы точней! Нет, я вижу, что у нас с тобой дело пойдет. Определенно. Видишь ли, — он откашлялся, — я здесь для того, чтобы представлять интересы американского Федерального резерва.
— Шпионите? — Сергей впервые по-настоящему испугался и почувствовал, что его начинает слегка знобить.
— Не говори ерунды, — сразу оборвал его Мемзер, — этим есть кому заниматься. Пойми, я не представляю ни Америку, ни какую-либо другую страну. У денег нет национальности. Я здесь для того, чтобы с нашими деньгами все было в порядке. Контролирую ситуацию, решаю вопросы. На любом уровне.
— Но вы только что сказали...
— Да, Федеральный резерв находится в Штатах — это истинно так, но лишь потому, что именно там эту систему и придумали. Мы давно уже живем своей, самостоятельной жизнью. Мы как государство в государстве. Мы делаем деньги, причем буквально, мы печатаем их, а для такого дела нужна броня вокруг, нужно могучее государство, которое никого никогда к нам не подпустит. Бизнес должен развиваться, приносить прибыль. Мало напечатать бумажку в сто долларов, ее надо еще и продать с хорошей рентабельностью! Я вернулся сюда потому, что бизнес нуждается в обновлении. Твоя страна вернула свои внешние долги, а нас это не устраивает. Мы любим, когда нам должны, Сережа, ведь возврат долга всегда идет с процентами. Вот ты пошел, взял в кредит у банка какую-нибудь ерунду, например сотовый телефон, так?
— Было дело, — кивнул Сергей, вспомнив, как однажды сдуру и впрямь купил в кредит дорогущий телефон, который вскорости украли. Пришлось платить по кредиту за пустое место.
Мемзер радостно потер руки:
— Вот! Так ведь ты его не покупал, за тебя его банк купил, и ты возвращаешь банку долг с процентами. Как ты думаешь, банку интересно, чтобы ты полностью с ним расплатился? А интересно ему, чтобы ты опять купил что-то в кредит? Конечно же, да! Банк с этого и живет. Вот и у нас банк. Мы давали России в долг, она нам исправно платила. И вдруг — бац! Платить перестала. А мы же банк, Сережа, нам же это не нравится. Мы снова хотим в долг дать, а здесь деньги скопились, притом наши же деньги, и никто у нас в долг брать не хочет. Куда же это годится? Придется сделать так, чтобы снова брали, а не копили. Нам наши же деньги самим нужны. Не можем же мы их печатать в неограниченном количестве. Поэтому моя задача запустить некий механизм, чтобы то, что здесь скопилось, вернулось к нам обратно, а мы это вновь дадим в долг и еще раз заработаем. И так далее. Процесс нельзя остановить. И ты напрасно посчитал меня шпионом. Шпион — это тот, кто работает в интересах своего государства, шпион тот, кто хочет, чтобы страна развалилась на кусочки. А мне как минимум все равно, развалится она или нет. Нам даже лучше, чтобы все оставалось как есть. Сейчас есть один двуглавый орел, и с ним всегда проще договориться, с одним-то. А ну как их будет десяток? Это ж какие траты на подкуп, на взятки?! Будет одна только Россия или будет вместо нее пять-шесть государствишек — какая разница? Будет Россия послушной, значит, будет единой. Ну а станет нарушать наши условия, тут мы ее и подцепим. И заметь, сделаем это быстро и безболезненно. Без террора и крови. Одними деньгами. Так что видишь — мы благородные люди на самом деле. Ни с кем не воюем, всем даем на кусок хлеба, так что расслабься. Твой дядя честный человек! Когда на деньги с твоего монетного двора живут твои соседи, ты можешь с ними делать все, что захочешь.
Сергей, слушая дядюшку, решил про себя, что дядюшка тот еще фрукт, и притом с неявной, но ощутимой гнильцой. Так рассуждать о стране, эко замахнулся! Кем он мнит себя?! Да, разумеется, он богат, влиятелен, но все же говорить такое... Сергея обескуражили дядюшкины рассуждения насчет России, во многом он был с ним не согласен, но возражать не посмел. Во-первых, это было ему невыгодно, во-вторых, пусть и где-то в глубине души, Сергей свою страну любил, но за что именно, он толком никогда не задумывался.
* * *
Конечно же, у меня перехватило в горле. Шутка сказать, такой уровень! Я чувствовал себя, как в пещере Али-Бабы или в копях царя Соломона, и одновременно с тем неприятным и дурно пахнущим налетом, оставшимся после дядюшкиных политических рассуждений, в нос мне ударил запах наличных денег, запах бабла. Не зря деньги называют именно так за их запах: резкий и вульгарный, как запах потной шлюхи. Деньги пахнут. Тот, кто сказал иначе, обычный гребаный неудачник, нищий философ (все же я удивительно литературен, мне надо бы писать пьесы для театра), а я-то думал, что и сам я философ-бессребреник, но нет! К черту философию нищеты, когда напротив сидит собственный дядя, и он апостол Мамоны. Я хочу, хочу жить здесь, в Москве! Жить так, чтобы жизнь моя была наполнена изобилием и роскошными излишествами. Из всего, что мне сказал этот свалившийся на мою голову старик, я понял лишь, что он благоволит мне, что он, как истинный банкир, дает мне свое расположение под проценты, и я вовсе не прочь воспользоваться его предложением, тем более что о сроках возврата кредита разговор не ведется. Он доверяет мне, он, пожалуй, даже по-родственному любит меня. Неплохо, неплохо. Как там говорил в кино человек со шрамом? «Весь мир у наших ног»? Невообразимое ощущение. Однако, вспоминая впоследствии тот разговор, я всякий раз все больше раздражался, не вполне, впрочем, анализируя, отчего. Потом понял: говоря так о стране, дядюшка тем самым исподтишка, что называется, «опускал» и меня самого. И такое дядюшкино поведение вызвало в мне сперва злобу, со временем переросшую в ненависть.
* * *
— Что же я буду делать, дядя?
Мемзер зевнул и поглядел на часы:
— Поменяем тему. Довольно о бизнесе! Прямо сейчас мы с тобой едем слегка подкрепиться и затем в бордель. Из всех слабостей, свойственных мужчине, надо мной имеет власть лишь одна — это молодое и продажное женское тело. Вперед, мистер Племянник, я научу тебя смотреть на мир моими глазами...
Мы заехали в ресторан на перекрестке тихих бульваров. Я и не думал, что еда может стоить так дорого и ее может быть так мало! Какой я болван, ничего не понимаю в таких делах: бедности свойственно нажираться впрок, а господа едят смакуя, даже с некоторым принебреженем. Я глядел на дядюшку, который пилил на крохотные кусочки какой-то стебель. У меня на тарелке лежала круглая небольшая кучка, на поверку оказавшаяся морским гребешком с помидорами и всякой ерундой. Я хотел было выпить, но дядюшка отсоветовал:
— Мы будем разговаривать. Я хочу, чтобы ты адекватно воспринял все, что я скажу. Будешь поить шлюх — это часть их профессии. Девочки любят выпить, ведь они примитивно развратны.
— Что это значит? Как понять это ваше «примитивно»?
Мемзер кинул в рот кусочек своего стебля, проглотил и чуть тронул губы краем салфетки:
— Ну как же! Есть разврат примитивный, любительский, этот ты скоро увидишь, а есть профессиональный — это ближе к гетерам и куртизанкам. Эти уже себя не пропивают. Они вообще, — дядюшка щелкнул языком, — вообще другие. Есть, — он сделал паузу и внимательно посмотрел мне в глаза, — разврат врожденный. Это самый изысканный его вид. Быть может, ты встретишь кого-нибудь из этой породы. Мой тебе совет, беги от них подальше.
Зазвонил телефон — то была Наташа. Мемзер со смехом ответил ей, что у нас настоящий мужской разговор:
— Вначале о политике, теперь вот о женщинах, скоро перейдем к футболу, а там и разойдемся. Нет, ведем себя хорошо. Поздний ужин волка и ягненка. Спокойной ночи, дорогая, — и, уже обращаясь ко мне, продолжил: — Вот, например, моя жена. Она из породы врожденных развратниц.
— О! — только и смог сказать я, подумав о своем. — Мне кажется, вы несправедливы.
— Брось, мне лучше знать. Но я люблю ее именно такую. Знаешь, Сережа, ведь это мой второй брак, я уже стар, а она молода и красива. Я ей признателен и за многое благодарен. Я люблю ее. По-своему. Не так, как я любил первую жену.
Я задал вопрос. Этот разговор не был мне в тягость, наборот. Я сидел и впитывал, мне так не хватало отца все эти годы, и в то же время я благодарю судьбу за то, что его почти не было в моей жизни. Я до многого дорос сам, многое осмыслил очень рано, и теперь мне не сложно было понимать дядюшку. Возьму даже смелость утверждать, что я понимал его, как равный.
— Да, я был молод, у меня была прекрасная семья. Я любил Клару, любил Рене, так зовут мою единственную дочь. После них я уже никого не смогу любить так же сильно. Жена погибла, дочь в клинике для душевнобольных наркоманов, у меня новая жизнь, но я помню тот вечер, когда мы все вместе прогуливались вдоль океана. Это было прекрасное место — полуостров Китти Хок в Северной Каролине. Рене было тогда чуть больше пяти лет, и она спросила: «Папа, а что будет с нами, когда мы умрем? Мы больше не увидимся?» «Мы увидимся, милая. Конечно, увидимся. Там, на небе, тоже есть океан и дорожка вдоль берега. Мы встретимся там и будем все вместе гулять, будем держаться за руки. Совсем как сейчас», — ответил я ей. Клара пожала мне руку, и тогда я вдруг понял, как сильно я люблю ее. Это было словно... — Мемзер задумался. — Я не знаю, как это описать. Но такое можно почувствовать один раз в жизни. Только один раз.
Мы помолчали немного. Что тут скажешь? Трагедия, когда она без примесей, не требует слов. Всякое сочувствие в сравнении с ней — фальшь. Дядюшка прервал молчание, громогласно заявив:
— К черту душевные нарывы. Их надобно лечить проверенным средством. Вперед, юноша. Нас ждут шлюхи, а это лучшее лекарство от нарывов, поверь мне.
* * *
В темноте огромного «кадиллака» дядюшка молчал; таинственно светили указатели в дверях автомобиля. И Сергей молчал тоже, с томным, бредовым беспокойством гадая, куда это его везут. После третьего поворота он совершенно потерял чувство направления. До нынешнего дня все, что он успел, это изучить тихий Арбатский район, где поселился, да дорожку от гостиницы к шоссе — там, в другом конце города. Все, что было расположено между этими двумя живыми оазисами, было окутано туманом. Лицо Москвы в его сознании напоминало те средневековые карты, на которых первооткрыватель, еще не вполне пришедший в себя после долгих своих путешествий, изобразил все, что открыл, ничтоже сумняшеся назвав все остальное неведомыми землями и тем взбудоражив умы суеверных домохозяек и пылкой университетской молодежи. Сергей молча смотрел в окно и наслаждался игрой света. Темные улицы, по которым было начал свое медленное плавание их уютный корабль, вдруг принялись светлеть, точно набирались света откуда-то изнутри самих себя. Затем вновь слегка меркли, чтобы тут же вспыхнуть ярче прежнего и, наконец, отбросив сомнения и тьму, превращались в широкие, залитые огнями московские ночные проспекты, наполненные вечным движением и каскадами рекламной радуги. Они очутились на набережной, где красная стена долгие века глядит на другой берег и знает, что все изменится рано или поздно, но лишь она одна так и останется стоять здесь и порой, в самые глухие ночные часы, слышать всплеск одетой в гранит реки. И вот поворот, потом еще один, еще, с Солянки в Певческий, и автомобиль, раздвигая мглу и узость дороги, причалил к старинному встроенному в линию дому, в первом этаже которого над стеклянной дверью помещалась бордовая вывеска клуба.
Дядюшка взял Сергея под руку и повел к этой двери. На входе их обыскал какой-то длинный, с буграми проступающих сквозь черную водолазку мышц. Сергей вспомнил прочитанный им в газете афоризм «культурист похож на презерватив, набитый арахисом» и улыбнулся. За рубежом, который стерег длинный, начинался другой. Это был пристроенный в углу стол, даже, пожалуй, стойка, за которой сидела девица с вульгарным лицом и собирала плату за вход. После девицы путь сделался открытым, и Мемзер с Сергеем оказались в длинном извилистом коридоре, едва освещенном, задрапированном бордовыми отрезами. Сергей посмотрел на свои руки, на шею крадущегося впереди дядюшки — все было винным, полыхало красными оттенками, то пропадало, то вновь появлялось. Мимо проплыла лестница, ведущая вниз, похожая на вход в преисподнюю, и вот коридор завершился, выпустив их в довольно просторную залу.
Обстановка, окружившая их, была лаконичной. Из предметов различались в ней отполированный шест, обширная барная стойка, сидящие вдоль этой стойки обитательницы заведения в минимальных одеждах, гора питейной посуды на стойке, односложно блестевшая своими ножками и донцами. Вдоль стен помещались диваны, и стояли перед ними крохотные, зыбкие, словно грибы-поганки, столики, а на диванах, выставив вперед эпилированные копья ног, увенчанных туфлями на высокой прозрачной платформе и эйфелевых каблуках, посиживали в дозоре все те же жительницы бордовой пещеры — розы подземелья, готовые впиться своими шипами в каждого, кто здесь очутился. Сергей, подбадриваемый дядюшкиными мягкими толчками в спину, глядя перед собой, нацелился на один из столиков и спустя мгновение уже сидел за ним, открывая рот, словно рыба, а рядом опускался на диван Мемзер, в это же самое время говорящий что-то подлетевшей официантке. Мигом на столике очутилась бутылка вина, возник кальян, оживленный неким усталым человеком, большим мастером курения, а на Сергея не пойми откуда буквально свалилась полуголая, в узкой повязке, девица и принялась тереться о него своими выпуклостями. Девица была маленького роста, очень юркая, подвижная, будто мышка или обезьянка. Она буквально лазила по Сергею, и перед его ошалевшими глазами мелькали то грудь с крошечными твердыми сосками, то пупок с какой-то блестящей штучкой, то худенькие трогательные лопатки. Руки ее время от времени оказывались на причинном месте неискушенного молодого человека, девица проверяла успешность своего воздействия, но вряд ли смогла быть довольна результатом: адское освещение, девицына скорость и неожиданность свели ожидаемый ею эффект к нулю. На протяжении ее контактного танца Сергей несколько раз оглядывался на дядю, уже беседовавшего с какой-то особой, подсевшей к нему невесть когда. Мемзер несколько раз весело подмигнул ему, и Сергей, как мог, взяв себя в руки, принялся гладить девушку-обезьянку, а она тут же стала ему нашептывать:
— Внизу есть комнаты, я скоро освобожусь, потом можем туда спуститься. Найди меня, внизу есть комнаты... — и так далее, словно она была еще и заводной обезьянкой с вставленной внутрь записью.
Сергей расшалился и ущипнул ее. Девица немедленно прекратила и попросила за свой танец чаевые. Получив, она испарилась в бордовом свете, растаяла, исчезла, и Сергей ее больше уже не видел. Он тут же забыл про нее, обнаружив рядом сидящую и терпеливо ожидающую окончания танца проститутку с большим и глупым лицом. Она расстегнула пуговицы на его рубашке, и он почувствовал, какие у нее холодные руки, ощутил их ледяную липкость, когда она гладила ему грудь. От нее пахло духами, табаком, текилой и временами легким, свежим потом. Кожа ее была гладкой, пусть и не такой гладкой, как у обезьянки. Лишь на ногах от колен книзу тыкались в ладонь редкие и острые волоски. Все это было неприятно, и Сергей с тоской подумал, что ему еще долго придется сидеть здесь, говорить всякую лицемерную чушь, подливать этой Алле с холодными руками в ее бокал, а потом нужно будет идти куда-то, снимать брюки... И отказаться было невозможно — дядюшка, засегдатай этого клуба, чувствовал в нем себя вполне комфортно, тем более что клуб принадлежал его старинному вьетнамскому приятелю, о чем Сергей тогда, конечно же, не знал. Чувствуя себя неприятно обязанным, Сергей хотел было предложить Алле уединиться, чтобы поскорей покончить со всем этим, но вдруг на него запрыгнула очередная танцовщица и выдохнула весь жар своего разгоряченного тела прямо ему в лицо.
— Нет-нет, — Сергей принялся стряхивать с себя эту очередную прилипалу, — я не хочу. Никаких чаевых больше.
— Ах вот как! — девица отпрянула и теперь стояла над ним, сложа руки на груди и презрительно щурясь. — Да мне ваши чаевые ни к чему. Я вам сама приплачу.
— Что, Сережа, — отвлекся от своей Карины Мемзер, — девочка расхамилась? Сейчас, подожди, я позвоню...
— Нет, пожалуйста, — Сергей мотнул головой, — все в порядке.
— Точно?
— Абсолютно точно.
— Ну, сам смотри...
Сергей с интересом разглядывал эту танцовщицу. На ней, в отличие от предыдущей, было немного больше одежды, грудь, во всяком случае, была прикрыта. Происхождения она была определенно восточного: черные волосы, огромные глаза, смуглая кожа.
— Ну, приплатите, — неожиданно для самого себя изрек Сергей. — Я вам, девушка, чаевых не дал, так дайте вы мне, за интертейнмент. Денег не надо, а вот чайник чаю был бы в самый раз, только вы туда не плюйте, пожалуйста.
Дерзкая девица, цок-цок, подошла к стойке, цок-цок, вернулась и поставила перед Сергеем обещанный чайник.
— Вот, пейте на здоровье, — развернулась и тоже пропала в винном свете. Сергею она как-то запала в душу, и он некоторое время пытался отыскать ее глазами среди невообразимой кутерьмы, творящейся в зале. Все диваны уже были заняты, посетителей превращали в клиентов назойливые танцовщицы и томные проститутки.
— Пойдем, — со вздохом сказал Сергей Алле с холодными руками, — пойдем, сделаем это. Нужно соответствовать формату твоего заведения, да и положение обязывает.
Спустились по лестнице, ведущей в преисподнюю. Несколько комнат разного размера, с диванчиками и плазменными панелями. Сергею захотелось принять душ, и ведьма-хозяйка комнат, сухопарая и в бордовом освещении выглядевшая особенно кошмарно, предложила ему комнату с душевой кабиной и большой софой, на которой были разбросаны подушки. В комнате было холодно; душ, сколько его ни регулировали, обманывал и выдавал порции ледяной воды по собственной прихоти. Сергей, оставшись без очков, разглядывал стоявшую рядом с ним расплывчатую теперь проститутку и ни малейшего возбуждения не испытывал. Она пыталась вымыть его, но руки ее были все так же холодны, и теперь, в этой комнате, под ледяным душем их прикосновения были особенно неприятными. Вся она, высокая, обладавшая, правда, очень хорошей фигурой и замечательно пропорциональными формами, напоминала русалку. Он так и сказал ей, нацепив очки:
— Ты похожа на русалку.
Весь дрожа после душа, Сергей испустил деланный смешок и повалился на софу. Единственное, о чем он сейчас мечтал, — укрыться теплым одеялом. Эта продажная женщина нисколько не грела, наоборот, холод ее пальцев вымораживал душу, и он закрыл глаза, предоставив ей делать свою работу. Она старалась напрасно — в тот вечер у Сергея впервые в жизни ничего не получалось. Он не относился к ней, как к падшей или никчемной, он видел в ней лишь женщину, которую не смог удовлетворить. За себя ему почему-то обидно не было. Видя, что у нее ничего не выходит, проститутка спросила:
— Это я виновата или дело в тебе?
— Дело в том, что у тебя очень холодные руки, и когда ты прикасаешься ко мне, ты словно забираешь жизнь, поэтому я назвал тебя русалкой, — Сергей лежал, а она нависала над ним, и ее глупое лицо совершенно ничего не выражало.
— У меня низкий гемоглобин, — сказала проститутка, — у меня и ноги всегда холодные.
— Тогда тебе нужно бросить свою работу. Хотя бы до тех пор, пока ты не потеплеешь.
— Ну хочешь, я не буду тебя касаться руками? Можешь связать меня, это будет смешно.
— Кому? Да и связать мне тебя нечем. У нас ведь нет белого шелкового шарфа и шила для колки льда, а без них представление не имеет смысла.
— Что же делать? — без всякого выражения спросила проститутка, и Сергею внезапно захотелось придушить ее, чтобы она хоть немного изменилась в лице. Эту мысль он с трудом, но все же отогнал.
— Пойдем наверх, — Сергей встал, принялся натягивать рубашку. — Там хоть люди есть живые.
— Ну прости меня, — она тоже встала, подошла к нему вплотную и как-то очень жалко, неуклюже обняла. — Я виновата.
Сергей развернулся, толкнул ее в грудь, она вскрикнула, упала на софу ничком, он следом, накрыл собой ее тело, поцеловал в губы, опустился до живота, потом еще ниже, она развела ноги, пропуская его голову...
Мемзера нигде не было видно. Официантка ответила, что он заказал приватный танец в отдельном кабинете. Сергей подошел к барной стойке, отмахнулся от очередной назойливой мухи, попросил себе стаканчик виски.
— Эй, ты как? — чей-то смутно знакомый голос. Он повернулся: давешняя танцовщица, та, что угостила его чаем. Он улыбнулся и вдруг подумал, что она здесь и сейчас самый близкий для него человек.
— Садись. Выпьешь со мной?
— Угостишь — выпью. — Она присела на соседний высокий стул, приняла из его рук стакан, пригубила.
— Крепкий. Любишь выпить?
— С чего ты взяла? Просто больше нечем заняться.
Она лукаво взглянула на него:
— Алла тебя высосала? После нее многие клиенты жалуются, что сил совсем не осталось. Она у нас вампирша, ее все девочки так называют.
— Без комментариев, а силы еще есть. Хочешь предложить себя? — Он вновь увидел на ее лице прежнее выражение — презрение вкупе еще с чем-то, но она быстро справилась с собой.
— Нет, я только танцую. И вообще, у меня сегодня праздник, я экзамен сдала. У меня ребенок, неохота, знаешь, подцепить какую-нибудь заразу вроде СПИДа и оставить его сиротой. Хочешь, покажу? — и не успел Сергей опомниться и сказать, что это лишнее, как она уже протягивала ему свой мобильный телефон, с экрана которого глядел светловолосый мальчик лет трех с грустными глазами видавшей виды дворняжки.
— Серьезный какой, — вежливо сказал Сергей, — и совсем беленький, на тебя не похож. Ты кто по национальности?
— Я вообще чистокровная татарка, меня Эльвира зовут. Эля. Вернее, у меня отец татарин, а мать была чеченка. Она нас бросила, ушла с мужиком. А сын на своего папу похож. Он меня бросил, когда я родила.
— Грустное какое дерьмо ты рассказываешь. Давай потанцуем! — Сергей спрыгнул со своего стула, стащил ее следом, они принялись отплясывать возле блестящего шеста, Сергей дурачился, спустил до колен брюки, некоторые проститутки подходили к нему и трогали.
— Ты здорово нанюхался, — Эля хохотала, глядя на него, — жжёшь!
— Совсем не нюхал. Я даже не знаю, что это такое. А ты пробовала?
— Ну конечно! Кокаин... Тебе после него кажется, что ты вообще все можешь. Понимаешь? Вообще все. А от экстази кайф другой. У тебя силы просто столько, что тебя аж трясет всего, ну и глюки иногда бывают. Здесь, кстати, можно взять. Хочешь?
— Ты барыжишь?
Она отшатнулась, сделала круглые глаза:
— Нет, что ты! В самом клубе нет, но на улице в машине сидит барыга, у него все есть. Я просто предлагаю, деньги ему, если захочешь.
— Спасибо, — Сергей застегнул брюки, — не сейчас.
Он увидел, как Мемзер выходит из кабинета вместе с каким-то человечком среднего роста, не то китайцем, не то корейцем. «Этих сам черт не различит», — подумал Сергей и помахал дяде, а тот заметил и помахал в ответ. Их обмен жестами произвел на Элю серьезное впечатление.
— Ты их знаешь, да? — спросила она с уважением.
— Только одного, у которого глаза как у нас с тобой.
— А узкоглазый — это владелец клуба. Знаешь, — она заискивающе посмотрела на Сергея, — не говори им, что я тебе предлагала взять. Договорились? А то у меня будут проблемы.
— Тогда давай телефон, а то сдам тебя с потрохами...
Мемзер пожал узкоглазому руку, подошел к племяннику:
— Ну как? Все в порядке? Понравилось тебе? Это тебе не Сочи какой-нибудь. По домам? У нас завтра напряженный день.
«Кадиллак» уже ждал у дверей. Его черная доверчивая туша ластилась к хозяину, дверцы сами порывались распахнуться и впустить седоков в теплое кожаное чрево, но Сергей, давясь чудесным волнением, вдруг наполнившим его при виде ночной улицы, сказал, что хочет еще прогуляться, подышать.
— Как скажешь, начальник, — рассмеялся Мемзер и, уже высунувшись из автомобиля, крикнул напоследок: — Только без загулов, завтра у нас дела!
Под ногами мягким спутанным ковровым ворсом копошилась снежная каша, не давала быстро идти, заставляла поднимать ноги повыше. Из невидимых ночных туч шел редкий снег. Телефон Эльвиры еще цеплялся за память из последних сил, и он поспешил записать его. Мелькнула шальная мысль — быть может, сейчас набрать номер, встретить ее. Представилась белая скатерть, свечи, отчего-то красные, в большом раскидистом подсвечнике, икра на ледяной глыбе и запотевший графин... Нет, нет — только прогулка, тест на выносливость и в его конце вытянутая рука, запах прокуренного такси и сон, блаженный, раскисающий от неги, полный сладкой ломоты в мышцах ног. Он был весь окутан Москвой, с которой наконец-то оказался наедине, вдыхал ее запах, вслушивался в сырое звучание проезжавших машин. И совершенно невероятной была мысль, что где-то далеко сейчас плещется теплое еще море и отцветает многочисленная зеленая всячина, а мать, наверное, еще сидит за столом на кухне и читает толстую, обернутую в газету книжищу.
* * *
Наташа вздохнула и открыла глаза. Ей показалось, что ее разбудил близкий шум. По всему дому раздавался крепчайший храп: такие рулады были под силу только одному человеку. Наташа тотчас встрепенулась, вспомнив, что уснула, так и не дождавшись его прихода. Она встала, накинула легкий шелковый халат и отправилась в спальню к мужу. Мемзера сморило еще в машине — сказались усталость и напряжение последних дней. Прямо как был, в одежде, не снимая ботинок, он завалился в кровать и сейчас лежал по диагонали, раскинув руки, свесив обутые ноги, и внизу, на восхитительном иранском ковре, Наташа с ужасом увидела лужицу, набежавшую от подошв.
Она громким голосом окликнула его, но храп не прекратился, напротив, его монотонность сменилась органным многоголосием. Наташа всплеснула руками, запричитала, совсем как обыкновенная, привыкшая к попойкам супруга баба, принялась стаскивать с него ботинки и один за другим выбросила их в коридор. Мемзер, как оказалось, проснулся и, изображая храп, поглядывал на нее из-под прикрытых век, улыбался. Заметив его хитрость, Наташа потеряла все остатки самообладания.
— Где тебя черти носили?! Что это еще за новости?! Ты наследил! Как свинья завалился спать в одежде! Боже мой! Ты пьян?!
— Нет, — сонно улыбаясь и совсем как ребенок протирая кулаками глаза, ответил Мемзер, — просто захотелось. Мечтал так сделать, давно мечтал. Так в кино делают всякие брутальные супергерои. Спят в одежде. По утрам, очевидно, не моются. Завтракают глотком виски...
— Где ты был, я тебя спрашиваю? — уже гораздо спокойнее вышло у Наташи, оттого что она чуть было не произнесла «где вы с ним были». Это волновало ее гораздо больше, чем грязь на ковре.
Мемзер все еще туманными, сонными глазами посмотрел на нее, улыбнулся красоте ее гнева, медленно поднялся и принялся раздеваться, раскидывая вещи как попало. Откидываясь опять на подушку, тихонько рассмеялся.
— Показывал парню контору, и мы с ним прекрасно отужинали. Завтра приставлю его к делу, пусть приносит пользу и себе, и нам с тобой.
Наташа сразу обмякла, на душе стало легко, радостно, она пожелала мужу спокойной ночи, вышла в коридор и споткнулась о его ботинок. Это слегка взбодрило ее:
— Чем он может заниматься? Разве он финансист?
Но ответа она так и не дождалась.
* * *
Я вскочил ни свет ни заря: ноябрь, еще темно, в квартире холодно. Забрался в горячую ванну и отмокал там до тех пор, пока не сообразил, что времени, должно быть, уже черт знает сколько и я опаздываю! Так и есть: на все про все вместе с дорогой у меня было всего пятнадцать минут, поэтому решил не завтракать. Я вообще с трудом могу запихнуть в себя утром что-то, кроме глотка кофе. Оказалось, что дядюшка уже ждал меня, притом, если можно так выразиться, в представительском варианте: у дома стоял уже не один, а два черных мастодонта, совершенно одинаковых. Дядя опустил черное непроницемое стекло, приветливо потряс рукой:
— Сережа, давай быстрее! Бегом! Садись с другой стороны, поехали!
Едва я очутился в салоне, как он приобнял меня за плечи, отстранил, всматриваясь в мое лицо:
— Смурной. Не выспался, конечно?
Я кивнул. Самочувствие и впрямь было неважное, немного мутило.
— Небось и не завтракал?
— Не успел.
— Вот и хорошо, — просиял Мемзер, — заодно и анализы сразу сдашь. Их как раз натощак сдают.
— Какие еще анализы, дядя? — удивился я.
— Обыкновенные, медицинские, — он, видя, что я напрягся, потрепал меня по затылку. — Да ты не беспокойся, просто у меня такие правила. Хочу убедиться, что с твоим здоровьем все в порядке. Сейчас заедем в одно место, а потом я тебя угощу царским завтраком. Идет?
Ехали мы довольно долго. Названия улиц я припомнить не смогу, но помню, что была Триумфальная арка и поворот с широкого проспекта на узкое шоссе, вдоль которого сплошной стеной тянулись высочайшие заборы, выкрашенные в зеленый и коричневый. С этого шоссе мы повернули и принялись петлять между остроконечных крыш, украшенных флюгерами, придорожных магазинчиков, стеклянных милицейских будок, пока, наконец, наш небольшой кортеж не уперся в привычный уже забор высотой метров в пять, очень солидный, каменный, с белыми шарами на верхушках столбов и закрученной спиралью колючей проволокой поверху. В этой ограде, имевшей вид крепостной стены, были кованые, также очень высокие ворота, в которые, наверное, вполне мог бы проехать автобус. У ворот стояла караульная будка, из нее сразу же вышли два дюжих супермена в черной форме, высоких ботинках и круглых шапочках. На боку у каждого была присобачена кобура. Они деловито осмотрели днища наших машин, обменялись какими-то односложными фразами с нашим водителем и лишь тогда открыли ворота. Я увидел сосновый лес и уходящую вперед дорогу, покрытую свежим асфальтом.
— Похоже на резиденцию Папы Римского, — брякнул я первое, что пришло в голову. Ни в какой резиденции я, разумеется, никогда не был и даже фотографий ее не видел. Я вообще никогда не был за границей и отвечал, когда меня об этом спрашивали, что из всех заграничных адресов мне более всего дороги Рю-де-Мерд в Париже, Швайн-штрассе в Потсдаме и Шит-стрит[5] в Лондоне.
Мемзера это страшно рассмешило, он даже закашлялся от смеха:
— Знаешь, Папа Римский как раз не одобряет то, чем здесь занимаются. Это медицинская клиника, которую финансируют из собственных средств несколько человек, в том числе, как ты догадываешься, и твой дядя. Вот мы уже и приехали.
Сосны расступились, и моим глазам предстало современное здание из стекла и панелей, высотой в четыре или пять этажей, и впрямь напоминающее больничный корпус. Теперь, когда я знал, что это, никаких иных ассоциаций сооружение не вызывало. Порядок кругом был идеальный, словно медицинская стерильность распространилась за пределы своего обычного пребывания. Мы с дядюшкой поднялись по лестнице, двери перед нами бесшумно разъехались в стороны, мы оказались в вестибюле, облицованном мраморными плитами. Впереди тускло отсвечивали матовые дверцы лифтов, и ни одного человека!
— Никто нас не встречает, — сказал я не потому, что меня это действительно волновало, а просто чтобы что-то сказать.
— Ничего, еще встретят. Все заняты делом, некогда слоняться. Ну, Сережа, поехали?
В лифте помимо кнопок от одного до четырех я насчитал еще шесть кнопок от минус одного до минус шести. Шесть подземных этажей?! Это впечатляет. Дядя нажал кнопку «минус четыре», и лифт мягко устремился вниз.
— Здесь нельзя строить высоких домов, — пояснил дядя, — да и ни к чему выделяться. Представляешь, торчала бы из леса этакая стеклянная башня, привлекала внимание, а так кто его знает, что там, за этим забором. А когда-то, — он мечтательно поглядел в потолок, — ничего здесь не было, просто лес. Кстати, ты оценил? Все построено с минимальным воздействием на окружающую природу. Это очень важно, не гадить после себя, — и добавил со вздохом: — Если бы все это понимали...
Лифт привез нас в точно такой же вестибюль, копию верхнего, и вновь нас никто не встречал. Мы пошли по длинному коридору, пол которого был покрыт каким-то материалом, совершенно поглощающим звук шагов. Слева и справа лишь закрытые двери с номерами, чем-то все это напоминало отель. Дядя остановился у семнадцатой двери, постучал, и это его действие заставило меня прекратить сомневаться в наличии жизни в этом здании. Раз постучал, значит, на звук кто-то да ответит?
Этим кем-то оказался человек очень маленького роста, почти карлик. Удивлюсь, если в нем оказалось бы больше, чем метр сорок. Одет человечек был в белый аккуратный халат, из-под халата выглядывала сорочка и треугольник галстучного узла, на носу очки, в кармашке халата автоматический карандаш. Телосложения он был коренастого, широк в плечах, на голове прямо львиная грива, пышная и рыжая. Лицо было до того примечательным, что я беззастенчиво принялся его рассматривать и поэтому забыл поздороваться вслед за дядюшкой. Вся чрезвычайная объемность его черепа, подчеркнутая невероятно густой рыжей шевелюрой, к лицу сходила на нет, или же, наоборот, лицо следовало считать началом остальной головы, и началом очень незначительным. У него было даже не лицо, а скорее мордочка, очень маленькая, словно у ребенка. Я мог бы прикрыть ее своей ладонью. Очки придавали человечку сходство со стрекозой, и маленький острый носишко выглядел точь-в-точь стрекозиным хоботком, подбородок был под стать носу, таким же заточенным, губ вообще не видно, настолько они были узкими, а вот лоб высоты необыкновенной. Словом, примечательнейший субъект.
— Агамемнон Порфирьевич, — представился он, и я пожал его ладонь, широченную, с короткими мощными пальцами, — а если вы со мной хотите быть запанибрата, безо всякого брудершафта, то просто Геннадий.
— Ну вот и чудно, вот и познакомились, — потер руки дядюшка, что всегда выражало у него, насколько я успел его изучить, крайнюю степень радостного возбуждения. — Вот, Гена, привез тебе племянника, можно сказать, доставил в лучшем виде.
— А на тебя совсем не похож, — задумчиво глядя на меня, отметил рыжий Агамемнон Порфирьевич, — это не есть вери гуд. Впрочем, посмотрим. Пойдемте со мной, молодой человек, я стану колоть вас иголками и задавать неприличные на первый взгляд вопросы.
Обитель карманного Агамнума... тьфу ты, дьявол, ведь не выговорить! — Гены этого самого, одним словом, представляла собой обыкновенный медицинский процедурный кабинет. Отчего-то процедурные кабинеты всегда вызывали у меня ассоциации с пыточным застенком. Стены, выложенные тревожным белым кафелем, железно-стеклянный шкаф с полками, уставленными всякой эскулапьей утварью, кушетка, покрытая клеенкой цвета детской неожиданности, а возле кушетки какой-то аппарат с монитором и гофрированными шлангами, наконец, стол самого рыжего доктора и возле него стул, на который мне и суждено было опуститься.
— Так-так, — похожий на льва Гена уселся на рояльную табуретку и почти сравнялся со мной, — завтракали?
— Нет.
— Говорит, не завтракал, — поддакнул дядюшка каким-то не своим голосом, в котором от прежней властности и сибаритства не было и следа, а, наоборот, слышалась угодливость и заискивание.
— Тогда засучите рукав, — доктор извлек на свет божий шприцы, жгут, придвинул к себе батарею пробирок. — Я вам сейчас введу один безобидный препарат, это специально для того, чтобы кровь не свертывалась, вы не пугайтесь...
— А чего ему пугаться? — прервал его дядюшка. — Чай он у себя дома, среди друзей. Верно, Сережа?
Я пожал плечами: «Делайте, что хотите. Вам виднее».
— Кулаком поработай-ка. — Доктор выбрал самый маленький шприц, наполнил его какой-то черной жидкостью и моментально ввел иглу мне прямо в локтевую вену. Медленно надавил на поршень шприца. Я смотрел, как черный раствор мало-помалу переходит из тела шприца в мое тело, и поначалу совершенно ничего не ощущал. Просто стало немного теплей, и та самая вызванная коротким сном муторность рассеялась, я стал себя чувствовать так же, как и всегда, то есть хорошо. А доктор вытащил шприц, приложил к месту укола кусочек проспиртованной ваты, завладел моим безымянным пальцем на правой руке, уколол его, выдавил в трубку каплю крови, с противным звуком с помощью резиновой грушки перелил ее в пробирку и вставил пробирку в тот самый аппарат с монитором. Затем еще раз попросил меня поиграть кулаком, вновь проник в вену и выцедил из меня столько темной, цвета спелой вишни жижи, что ее хватило на шприц, в котором, наверное, помещался объем доброй пивной кружки. Слил все это в пузатую колбу и ее также вставил в тот же аппарат, нажал кнопку, постучал по клавиатуре, по монитору забегали какие-то значки. Поначалу их мельтешение было беспорядочным, но один за другим они как-то прилеплялись друг к дружке, затем получился из них всех оттенков радуги цилиндр, а уж он на наших глазах превратился в причудливую двойную спираль, в которой я немедленно узнал молекулу ДНК и со знанием дела заметил:
— Хм, так это моя ДНК.
— Приятно иметь дело с образованной молодежью, — улыбнулся Агамемнон Порфирьевич, покуролесил по клавиатуре, и рядом с моей на мониторе появилось изображение еще одной ДНК. Изображения стали сливаться, дядюшка, затаив дыхание, следил за этим процессом. И вновь я увидел его новым, совсем непривычным: прежде добрые глаза стали колючими, словно вместо зрачков появились два стальных шипа, рот скособочился, правая щека подергивалась, а на лбу выступила блестящая роса. Обе спирали слились в одну, и на мониторе высветилось какое-то непонятное мне словечко, но оно, по всей видимости, было очень желанным для доктора и для моего благодетеля, потому что оба они с облегчением выдохнули и обменялись рукопожатием.
— Люблю, когда все получается, — сказал Гена и подмигнул не то мне, не то дядюшке, не то железно-стеклянному шкафу.
— Ты подожди еще. Все-таки самое начало, мало ли... — дядя вновь стал прежним, добрым, он улыбался, прищелкивал пальцами, и от этого получался приятный мягкий звук.
— Простите, — я покосился на монитор и перевел взгляд на доктора. — А все-таки, зачем все это?
— Лечить вас надо, молодой человек, — совершенно серьезно ответил он мне и выключил аппарат с монитором.
Вот так штука! Разве я болен?! Чем?!
— От чего?! Я, кажется, совершенно здоров!
— Нам всем кажется, — пробормотал доктор, накрыл своей широченной ладонью мою, и я вспомнил, что совсем недавно вот так же думал закрыть его смешное маленькое лицо. А он тем временем достал из кармана халата карандаш и сказал: — Смотрите на карандаш.
Я совершенно не хотел смотреть на карандаш, я вообще не хотел больше находиться в этой подземной камере, но словно помимо своей воли я сделал все, о чем он мне говорил. Я уставился на карандаш, я увидел, что это вовсе никакой и не карандаш, а чудесное дерево с золотыми листьями, вокруг него порхают бабочки, да это и не бабочки вовсе, а эльфы. И сам я эльф, и у меня есть крылья, и только я хотел взмахнуть ими и понестись туда, танцевать вместе со всеми вокруг дерева, как где-то надо мной раздался знакомый голос. Дядюшка сказал что-то вроде «он уехал», и все перед моими глазами завертелось, превратилось в молниеносно вращающийся диск, свет померк и я погрузился во что-то мягкое, успев подумать, что так должно ощущаться вечное блаженство.
Ба-бах!!! Глаза мои открылись, и я увидел свет, сочащийся из коридора, и потолок, и знакомую мне люстру, и зеркальный шкаф, в котором немедленно отразилась моя несвежая физиономия. Да ведь я у себя дома! Как же так? А где же подземная лаборатория пыток и ее хозяин — рыжий демон? Как его там звали? Я потряс головой и понял, что если все со мной случившееся окажется лишь сном, то я уверую во все, что есть на свете необыкновенного, включая избу на куриных ногах и бескорыстную благотворительность. В коридоре послышались шаги, и сквозь открытую дверь я увидел какого-то человека, окликнул его:
— Эй! Вы, там! Вы кто такой?!
Человек вздрогнул, остановился, повернулся и вошел в мою спальню, зажег люстру. Это был хозяин квартиры, по-уличному одетый и без обуви.
— Я думал, вы не проснетесь. Я заходил кое-что забрать. Мне тут понадобились мои записи. Вот, — он показал какую-то тетрадь, — я тогда ее позабыл.
— Ах, ну да, конечно, — я потер лоб, словно пытаясь вспомнить что-то. На самом деле я маскировал свою неловкость, потом решился и все же спросил его:
— А давно вы здесь?
— С полчаса. Мне очень жаль, что я вас разбудил, я старался быть тише. Вы так глубоко спали, что я подумал — у меня получится остаться незамеченным. Вы не беспокойтесь, я больше так делать не стану. Просто, действительно, очень понадобилась эта тетрадка. Еще очень рано, семи нет. Вы спите, а я пойду. Всего доброго?
— Да, да... Скажите, здесь больше никого не было? Может быть, вам кто-то встретился, если не в квартире, то на лестнице?
— Нет. Я никого не видел, — покачал головой хозяин.
— А не было внизу большой черной машины?
Он ответил, что не было, еще раз простился и вышел. Я услышал, как стукнула входная дверь. Значит, сон? Невероятно. Может быть, вчера эта Эля из клуба угостила меня чем-нибудь эдаким? Да нет, я ничего такого не помню.
На часах было семь утра, я чувствовал себя неплохо. До встречи с дядюшкой было еще достаточно времени, и я решил поваляться в ванне, полистать журнал, выпить кофе... В горячей воде у меня как-то странно заныла правая рука, я поглядел на место, чесавшееся, словно после комариного укуса, и, конечно же, испытал глубокое волнение, увидев след от укола в локтевую вену. Желание сна стало совсем ничтожным. Я встревожился, принялся осматривать себя еще более внимательно, даже вылез из ванны и попытался разглядеть себя со спины в зеркало, правда, из этой затеи мало что получилось. В сильно расстроенных чувствах я провел оставшийся час, оделся, вышел на улицу и пошел к дому Мемзера. В любом случае ответ я смогу получить только от него.
Оказалось, что дядюшка уже ждал меня, притом, если можно так выразиться, в представительском варианте: у дома стоял уже не один, а два черных мастодонта, совершенно одинаковых. Дядя опустил черное непроницемое стекло, приветливо потряс рукой:
— Сережа, давай быстрее! Бегом! Садись с другой стороны, поехали!
Едва я очутился в салоне, как он приобнял меня за плечи, отстранил, всматриваясь в мое лицо:
— Смурной. Не выспался, конечно?
Я посмотрел на него и решил ни о чем не спрашивать.

Глава 10

Паша продался Мемзеру без остатка и сразу. Его не волновали последствия, он знал, что для него плохих последствий не будет. «Хитрые жиды, — сказал сам себе Павлик, — хотят меня сделать крайним. А я крайним не буду. Я и вишенку съем, и косточкой не подавлюсь».
Назвать теперешних хозяев страны людьми умными, разумеется, можно. Скорее всего, это и впрямь соответствует действительности. Умный человек всегда приятен, его видно издалека, он заметен благодаря своим поступкам и умениям. Основным умением нынешней власти явилась способность считать. Звезды в небе, травинки в поле, а также песчинки в каком-нибудь море, например Каспийском, их не волновали, сдается, даже в детстве. Иначе откуда, спрашивается, этот железный практицизм, эта несокрушимая способность «пилить» и «дербанить», да и сами эти словечки, от которых за версту несет откровенной уголовщиной, откуда? Прав, прав был старик Солженицын. Чего еще ожидать от страны, где половина сидела, а другая половина писала доносы и охраняла посаженных? Финансовая глобальная идея тем пришлась по душе этим «пильщикам», что позволяла им, как людям, от чьих решений зависило все в этой стране, молниеносно разбогатеть, увеличить собственный капитал по схеме гипотезы возникновения Вселенной в результате космического взрыва: трах-тарарах — и вот оно, в слитках, ассигнациях, ценных бумагах, дворцах, бриллиантах, словом, во всем, что имеет в этом мире свою особую цену, если во главе списка активов стоит реальная, поддержанная в очередной раз оболваненным народишкой власть. За короткое время, прямо на глазах у Мемзера, сколотилось в России сообщество «пильщиков», которые никого не боялись, потому что бояться им было некого, потому что во главе всех российских пильщиков встал бригадир, который был и сам не прочь поскорей оприходовать выделенную ему по праву старшинства лучшую делянку. И мало того, что у самого было, так он еще и от других делянок получал, а ежели кто, к примеру, артачился, тех в места холодные, чтобы и там пилить продолжали, но только уже не иносказательно, а в прямом, значит, смысле, а делянка ихняя конфисковывалась. Одним бригадиром, конечно, дело обойтись не могло: страна большая, пока на одном краю со сна потягиваются, на другом спать укладываются, — и взял себе бригадир помощников. Как раз те делянки, которые освободились, он этим помощникам и передал. Вот к такому-то бригадиру пильщиков и зашел Павлик, чтобы о жизни поговорить, о всяких там приятных разностях, и заодно предложение Мемзера как следует обсудить.
* * *
«Бригадир сидел при полной власти, в пиджаке, рубашка расстегнута по последней моде. На руке — Паша всякий раз забывал рассмотреть, на которой именно, — большие часы с гравировкой «За всё» на задней крышке. В углу кабинета — знамя с кистями, вышитое ивановскими ткачихами, — подарок. Над головой бригадира висел портрет двуглавого орла, обрамленный в тяжелую раму. Портрет изображал этого самого орла и больше, собственно, ничего не изображал...»
Закончив печатать, Андрей Молодых подровнял небольшую стопку еще горячих после принтера листков, скрепил их гигантской медной скрепкой и убрал в расшитую бисером хипповатую сумку. Посмотрел на оставшийся на экране компьютера текст и внезапно ощутил противный, липкий — не страх даже, а лишь его предчувствие. Журналистов убивают и за меньшее, когда они осмеливаются критиковать местечковых, никому в масштабах страны не известных царьков, а тут целая пьеса, и персонажи ее — люди более чем серьезные. Такие просто разотрут его каблуком об асфальт, как глупого кузнечика. До Бога далеко, до Кремля высоко, некому пожалиться...
Всё, или почти всё, исключая некоторые имена, которые никак не могли быть ему известны, описал в своей пьесе московский драматург. И с чего он выбрал именно эту тему? Черт его знает. Видать, оттого припекло драматурга, что ему элементарно нечего было кушать, вот и написал, так сказать, на злобу дня, а написав, отнес свое творение в один из московских театров. Пьесу там читать не стали, попросили все упростить, сжать, одним словом, сделать то, что на театральном языке называется либретто, и это самое либретто в один из вечеров и было, наконец, прочитано.
Начинающий драматург закончил читать и обвел членов художественного совета смущенным взглядом. Те сидели, словно громом пораженные. В помещении повисла легкая, готовая в любой момент прерваться, тишина. Наконец художественный руководитель театра, лишенный в свое время советского гражданства, а ныне почтенный, полностью реабилитированный старец с очень умным вдохновенным лицом еле слышно хлопнул в ладоши. И тут же все, восприняв этот знак, как и подобает дружному коллективу, принялись аплодировать. Атмосфера вмиг сделалась непринужденной, кое-кто дружески трепал Молодых по загривку, пощипывал за рукав, поздравлял с творческой удачей. И лишь старец так и продолжал сидеть на своем любимом стуле с медными гвоздочками, перехватившими по сторонам черную кожаную обивку. Сидел и молчал, смотрел на то, как члены худсовета награждают молодого драматурга хвалебными отзывами. Ему очень жаль было этого мальчишку, он (конечно же, а как иначе) вспомнил себя в этом возрасте, такого же правдивого, совестливого, ничего не боявшегося. Родившемуся в год революции, прошедшему войну, получившему международное признание, а на родине заочно лишенному гражданства театральному режиссеру была как никому ведома капризная и трагичная судьба художника. Да, нынче не лишают гражданства, не выбрасывают из страны, но вполне могут вынудить из этой страны уехать или ославить на весь честной мир, лишить работы, а с тем и средств к существованию. «Умный мальчик, — подумал старый режиссер. — Умный и правдивый. Быть ему или не быть? — вот в чем вопрос. Пусть уж лучше БУДЕТ».
— Мгм, — буркнул старец, и тишина тут же выпорхнула откуда-то из-за угла, словно никуда и не отлучалась. Все замолчали, повернули головы на это «мгм».
— Да. Пьеса хороша, — трескучим басом проговорил старик. — Определенно. И сатира в ней есть, и современность, и от классики она совсем недалеко ушла. Тема-то вечная, воры и сатрапы. Хорошая пьеса.
Все наперебор стали продолжать расхваливать «чудное творение», а автор Молодых смутился окончательно и с наслаждением краснел, предвкушая гонорар, свое участие в репитициях и генеральном прогоне, аншлаг на премьерах и вхождение в узкий круг московской драматургической профсоюзной организации, члены которой сами себя именовали «Рабы Мельпомены, чтоб ей сдохнуть».
— Но только вот ставить-то мы ее не будем, — продолжил старик. — Не то сейчас время. Закроют театр к чертовой матери. Вернее, может, сразу и не закроют, а сделают какую-нибудь пакость, здание отберут. Все что угодно может статься. И тебе, парень, неприятности ни к чему. Знаешь, стишок есть хороший. Как же там? А! Вот: «Пришло ОГПУ к Эзопу и хвать его за жопу». Уж поверь мне, я таким же был, многим поплатился, меня на второй раз не хватит. Вот помру, — все члены худсовета протестующе зашумели, — тогда и ставьте. Не то время, не то... Цензура, брат. А потом, ведь в пьесе-то все правда. А за правду они нас с дерьмом съедят. Они так всегда делают. Так что прости уж, Андрей Молодых. Лучше уж я тебе жизнь спасу. Ничего, нос не вешай. Молодой еще, может, доживешь до светлых времен, когда такое можно будет играть. Иди с богом...
* * *
Сатира, гротеск, аллегория... Голоса ваши все тише, и все чаще люди искусства испуганно шарахаются от одного только упоминания, одного лишь намека на то, о чем пойдет речь в романе, пьесе, поэме...
Откуда взялся этот Молодых? Что потом с ним сталось? Кому ведомо? Всплыл было, да тут же и потонул в цензурной трясине. Может, и правда, может, и хорошо, что так все вышло. Жив, жив Андрей Молодых, пишет в легком жанре для сериалов «Ранетки» и «Няня». Смотрите, граждане, ни в чем себе не отказывайте. Смешно ведь.
* * *
Пьеса-то пьесой, а не прошло и недели с момента встречи Мемзера, министра и Арика, как те самые шестьдесят миллиардов долларов были переведены на счета ипотечных агентств «Хэппи дэй» и «Тедди лак» под строжайшим секретом. Деньги эти были взяты из неприкасаемого стабилизационного фонда, который запасливый Паша никому не позволял трогать. Когда же депутаты Государственной думы, свежеизбравшись, решили позвать Пашу и спросить, а с чего это, собственно, он не разрешает трогать заветный фонд, где скопилась к тому времени весьма заманчивая сумма (некоторые депутаты очень даже рассчитывали кое-что отщипнуть от нее себе лично), Паша выступил перед ними с небольшой речью. Прессу перед его выступлением из зала заседаний удалили, точнее, ей вообще не разрешили в тот день войти в здание на Охотном Ряду. Вот вкратце то, о чем сказал министр Паша за закрытыми дверями:
— Сейчас, — начал министр, опершись о край трибуны, — как в мире в целом, так и в мире финансовом как никогда отсутствует стабильность. Однако, как все вы знаете, а если кто-то еще не знает, то я скажу, что наша страна в этой непростой обстановке представляет собой надежный оплот уверенности в завтрашнем дне и демонстрирует устойчивое движение и постоянное развитие...
Что самое забавное — никто из слушающих министра не прервал, ногами не затопал, не свистнул залихватски с помощью двух пальцев. Народные избранники, которым жилось и впрямь припеваючи и которые стали таковыми исключительно с той целью, чтобы им жилось еще лучше, вполне серьезно отнеслись к словам оратора. Разумеется, были среди них те, для кого подобное вступление было по меньшей мере дешевой и неправдоподобной агиткой, и они в этом зале составляли подавляющее большинство, но существовали в этом обществе собственные правила. Суть их сводилась к предельно банальному «без команды голоса не подавать». Поэтому все вежливо внимали министерским ересям и делали вид, что всему верят.
— ...На сегодняшний день нам удалось, — министр принялся перечислять достижения последних лет, в его речи замелькали цифры, данные различных балансов и тому подобная околесица. Паша был хорошо подготовлен, речь свою он тщательно перед этим отрепетировал и редко подглядывал в бумажку с текстом.
— Однако ввиду мировой ситуации представляется разумным не пускать в ход резервы, накопленные за последние годы. Их использование на внутреннем рынке не даст быстрого эффекта, а ситуация в условиях глобальной экономики меняется весьма непредсказуемо, и будет лучше, если мы повременим с реализацией различных проектов, сохранив наши фонды нераспечатанными. Это поможет нам в дальнейшем успешно противостоять различным негативным явлениям, которые уже сейчас некоторые наиболее радикально настроенные экономисты называют глобальным экономическим кризисом. Напомню, что нашей стране никакой кризис не грозит, — сказал в заключение министр, выслушал положенные в таких случаях овации, откланялся и покинул трибуну.
Такова была официальная часть, по завершении которой депутаты-парламентарии, не сговариваясь, сделали для себя единственный основной вывод: скоро, и не просто скоро, а уже вот-вот эту самую нашу страну накроет этот самый глобальный вирус, и если сейчас не предпринять весьма тихих шагов по спасению собственного состояния, то подобная безответственность приведет к чудовищным потерям, а терять парламентарии были категорически не согласны.
Депутат Г., например, являясь по совместительству также полярником и владельцем двух сотен магазинов по всей стране, незамедлительно начал поиск покупателя и довольно быстро его отыскал, продав тому свои магазины по максимальной цене. Забегая вперед, хочется отметить, что после наступления глобальной инфекции депутат Г. выкупил все свои магазины обратно по цене значительно ниже той, что была ему прежде уплачена, и остался при больших барышах.
Депутат П. перевел все свои средства за границу и разместил в золоте и наличной валюте, для хранения которой арендовал самое большое в Женеве денежное хранилище. Когда-то в этом хранилище держала свои ценности национал-социалистическая партия и лично рейхсфюрер Гиммлер.
Супруга сенатора Л., г-жа Б., купила в Лондоне замок, уплатив за него сумму, равную стоимости сорока детских садиков или двадцати средних школ. При этом г-жа Б. не утратила своей приверженности традициям, и каждый год первого сентября телевидение показывает ее, наносящую визит в какое-нибудь детское заведение и с умилением звонящую в символический колокольчик.
Депутат Ж., все имущество партии которого было записано на него самого, от некоторого количества этого имущества спешно и тихо избавился, обратил все что мог в наличную валюту, а так как был человеком несколько параноидального склада, то все ценности упрятал в бетонный бункер под собственым загородным домом и чувствовал себя в совершенном спокойствии лишь тогда, когда перед сном навещал этот бункер и любовался своими сокровищами, подобно скупому рыцарю.
И множество подобных примеров можно было бы привести, но разве обличительство доставляет хоть сколько-нибудь сильное чувство, кроме досады на самого себя: «Ах, чтоб их всех! Вот ведь повезло мерзавцам! Когда б и мне так...» В этом природа человека, не нужно его за это осуждать. В конце концов, почему бы не дать человеку право сослаться после какого-нибудь неблаговидного поступка на собственную слабость? Как ссылалась на собственную слабость г-жа С., супруга депутата Б., в постели которой перебывало множество коллег по законотворчеству ее мужа. В приватных беседах со своими подружками г-жа С. жаловалась, что ничего с собой поделать не может, что она лишь слабая женщина и судить ее строго ни к чему. Пороки людские растут вместе с людьми, но следом за ними никогда не уходят, пороки остаются по наследству.
И далее все стало развиваться, как в дурном сне. Те шестьдесят миллиардов, которые должны были удержать на плаву флагманов американской заемной системы, нисколько не помогли. Мемзер и не собирался использовать даже части этих денег по формальному назначению. Немедленно по поступлении русские доллары (забавно звучит, не так ли?) были расщеплены на множество частей и, в свою очередь, растиражированы по всевозможным фондам, которыми управляли напрямую или опосредованно банки-члены ФРС. Мемзер выполнил свои обязательства, данные министру, а тот в свою очередь выполнил свои, данные им бригадиру, обязательства. А может, и не бригадиром звался он, и собаки никакой у него не было, и лужайки, на которой эта собака якобы резвилась, тоже не было, кто его знает? Уж лучше в таких делах использовать эзопов язык, чтобы напрямую, так сказать, в лицо, никого не обидеть.
Сбылось, сбылось предсказание бригадира насчет второй Аляски. Пропали российские денежки для России безвозвратно. И сколько еще дорог не будет построено, и скольких еще не удастся накормить, вылечить... Деньги портят людей, вот их истинное предназначение.
Эпоха пильщиков уходила в прошлое. И хотя румяные корреспонденты весело рапортовали об успехах, о невозможности заражения грядущей чумой, хотя московские рестораны все еще были битком набиты пухлыми и подтянутыми мужчинами в добротных костюмах и без галстуков, что должно было подчеркивать их независимый от любых бурь статус, люди, имевшие некоторую способность к анализу, предвидели последние месяцы лихого росийского счастья, счастья, наступившего, по обыкновению, во время крепкой загульной попойки и обернувшегося кошмаром после резкого, внезапного утреннего пробуждения. Русская попойка заканчивалась, но знали об этом немногие. Банки все еще охотно раздавали деньги заемщикам. Те, в свою очередь соблазненные менялами-зазывалами, бездумно эти займы совершали. Огромное количество Плешаковых вдруг решило, что вот так, не прикладывая к тому никаких особых усилий, они непременно заживут лучше. Заживут под диктовку глянцевых идей, модных течений, снобизма, совершенно не задумываясь о том, что все это в долг, долги придется возвращать и очень многим это окажется не под силу — начнется акт коллективной трагедии для всех, кто привык жить в долг, ни черта при этом не делая, для всех, кто привык получать свои деньги, просиживая рабочее время в бесконечных чатах, изучая новинки автопрома и читая форумы, в которых такие же бездельники, живущие взаймы, взахлеб рассуждали о достоинствах курортных отелей, делились впечатлениями о клубной жизни и тому подобное. Придет час расплаты для стада, которое само себя привыкло снисходительно именовать «средним классом», наступит конец эпохи потребления, и на место встанут прежние ценности: смекалка, рассудительность, здравый смысл, все то, о чем позабыли орды и тьмы Плешаковых в своем безумном, ни на чем не основанном пафосе, в своем упрямом желании потреблять, пережевывая и выплевывая, но не глотая, потреблять, чтобы никогда не насытиться, и вновь занимать, чтобы, наигравшись очередной вещицей, забыть о ней и снова залезть в долги.
* * *
Мемзер любил остаться в своем небесном кабинете после наступления темноты. Он свысока смотрел на великий, погрязший в разврате и чревоугодии город, он ощущал самодовольные, полные ни на чем не основанной уверенности голоса его обитателей, всей этой армии дутых миллионщиков, враз разбогатевших на пустом месте. Основы под быстрыми капиталами не было. Дном была полынья, где бесследно исчезали нижние слои шального богатства, в то время как хозяин наваливал все новые кучи сверху. Мемзер видел под собой город тысяч Плешаковых, готовых продать свои смешные души, лишь бы все оставалось по прежнему, лишь бы их жвачка не переводилась. Если бы они осознавали свои потребности, их желание превратилось бы в самую громкую мантру, слышимую за пределами этого мира.
Еще в семнадцатом веке, в Голландии, население целой страны вот так же, ничего не делая, забросив ремесла и прогресс собственной личности, продавало друг другу тюльпановые луковицы. Пустячная с виду праматерь цветка за несколько лет выросла в цене в сотни раз! За луковицы определенных видов платили золотом, платили вперед, платили столько, что такого количества цветов голландская земля просто не в силах была взрастить. Торговали уже не цветами, а долговыми расписками, устроив биржу. О том, что все они актеры театра абсурда, голландцы как-то не думали. Никому не пришло в голову, что предмет, из-за которого они сходили с ума, просто не может столько стоить. Да и к чему задумываться, если состояния росли, как ряска на стоялой воде? Делай деньги, остальное — чушь, не заслуживающая внимания. Голландская тюльпанная Фата-Моргана растаяла бесследно на глазах у сотен тысяч луковичных спекулянтов. Почти все они оказались разорены, а страна лишилась своих мировых позиций, перехваченных британскими пронырами. Вот так же, думал Мемзер, дело обстоит и здесь, в России. Незачем строить сложные экономические прогнозы, достаточно взглянуть на стоимость жалкой крохотной квартирки в пропахшей мышами панельной пятиэтажке. Тридцать квадратных метров неровного пола и бумажных стен не могут стоить, как вилла у Средиземного моря, — это абсурд. Место, в котором подобному абсурду допускается существовать, обречено по определению.
Мысль о мщении этому городу, этой стране, людям, ее населяющим, пришла однажды к Мемзеру так же, как она пришла к Ленину после казни старшего брата Александра. Народовольца, бомбиста, покушавшегося на царя, повесили, а младший брат приехал в запломбированном вагоне из Германии и утопил страну в крови. Отомстил. В молодости Мемзер часто слышал этот анекдот и посмеивался. Окончательно смысл анекдота был им понят лишь после расстрела отца — вот когда Мемзер вспомнил этот недурной образчик советского народного фольклора, вспомнил и воспринял как руководство к действию. Месть — сильнейший из мотивов, жажду мести невозможно утолить, когда делаешь это целью всей жизни. Она лишь ослабевает, притупляется, но никогда не исчезает. Жажда мести привела Мемзера на вершину могущества смертного человека. У него оказалось все, включая скрытую, реальнейшую власть над миром. Месть сделала его членом мирового клуба менял, каждое действие которого было обеспечено любым количеством золота. Месть в нем никогда не утихала, и когда вновь окрепший, вставший на ноги вьетнамец Нам Кам сообщил, что не видит никаких преград для возврата к старому бизнесу, Мемзер охотно поддержал его начинание. «Чем хуже здесь будет, тем лучше остальным. Тем лучше мне». Он лукавил, говоря Сергею, что ему безразлична судьба России. Мемзер рассчитывал дожить до конца ненавидимой им страны. Его безграничные на первый взгляд возможности ограничивались известными всякому рамками — неминуемой смертью. Но Мемзер в смерть не верил. Он вообще рассчитывал жить долго. Очень долго.

Глава 11

— А это еще что такое? — офицер американского флота Дон Уолш с недоумением смотрел, как его напарник-француз собирается взять с собой на борт накрытую чистейшим белым платком корзинку для пикника.
— О! Здесь у меня бутылочка шабли, две дюжины крупных устриц, свежайший нормандский хлеб и немного белужьей икры, — Жак Пикар, капитан «Триеста», длинной бронированной сигары, качающейся там, внизу, на легких волнах Тихого океана, удивительно спокойных в последние два дня, любовно погладил корзинку. — Нам предстоит что-то вроде первого полета в космос или высадки на Луну. Так почему бы не отметить это прямо на месте, когда мы очутимся на дне?
— Ты оптимист, — военный моряк покачал головой. — На дне нас, может быть, раздавит.
— Я француз, а все французы прирожденные оптимисты. Только оптимисты могут есть лягушек, — сверкнул улыбкой Пикар. — Начнет давить, и мы разопьем вино. В любом случае бутылка не пропадет, отметим ею нашу героическую кончину. Ну что? Полезли вниз?
— Ты даже не понимаешь, насколько сильно ты сейчас сказал. «Полезли вниз»! Ниже не бывает, старина! — расхохотался американец и стал спускаться по трапу с палубы эсминца туда, где ждала моторная шлюпка, готовая доставить их на «Триест»...
В западной части Тихого океана, неподалеку от Марианских островов, расположена величайшая в мире глубина, донный желоб, известный также как Марианская впадина. Ее существование, поверить в которое человеческий разум долгое время отказывался, подтвердил во второй половине девятнадцатого века экипаж «Челленджера» — английского военного корабля, превращенного из средства разрушения в научное судно. Тогда же были сделаны первые предположения о глубине впадины. Конан Дойль на время переключился с приключений двух джентльменов с Бейкер-стрит на путешествие в Марракотову бездну, а теоретики от науки поспешили с заявлением о невозможности нахождения любой жизни на подобной глубине. Сложно поверить, что на глубине одиннадцати километров, в кромешной тьме и холоде могут обитать существа, способные к тому же выдержать давление тысячи земных атмосфер. Слой воды весом в миллиарды тонн расплющит любую органическую материю — таковы были выводы ученых, сделанные за вековыми, уютно поросшими мхом стенами университетов, среди кабинетного комфорта, когда окно выходит на как следует подстриженную зеленую лужайку, а окружающие с почтением кланяются вслед репутации лауреата и академика. Отрицать — свойство ученых, предполагать и выдумывать — работа писателей-фантастов, всякая мысль которых лишь предтеча новых открытий. Конан Дойль придумал целый мир в своей «Бездне», и кое в чем оказался прав. Спустя почти сто лет после обнаружения впадины американское военное ведомство за большие деньги купило итальянский батискаф «Триест». Вскоре нашлись и смельчаки: француз Пикар, бессменный капитан батискафа, и американец Уолш — бравый морской офицер, добровольно заключившие себя в тесную стальную сигару. Жак Пикар аргументированно доказал комиссии, что никто кроме него не сможет «как следует утопить крохотулю и после вытащить ее обратно. Глубиной, как и высотой, заболевают на всю жизнь, мсье. Кому, как не мне...». Именно эти двое и нырнули глубже всех в мире, достигнув дна Марианской впадины спустя пять часов от начала погружения. После толчка, возвестившего о прибытии на дно, Уолш включил внешнее освещение, а верный своему слову и традиции Пикар откупорил бутылку и разлил вино по оловянным флотским кружкам. Увиденное сквозь иллюминатор поразило акванавтов. За бортом они обнаружили жизнь! Оказалось, что здесь, в кромешной тьме, которую с трудом пробивали лучи прожекторов «Триеста», обитают фантастические чудовища, чей внешний облик был словно придуман голливудским аниматором, подвизавшимся на создании эскизов к фильмам об инопланетном разуме и космических монстрах. Светящиеся, не похожие не на одну из известных форм жизни существа жутчайшего вида. При взгляде на них Пикар позабыл про своих устриц. Проплывали мимо батискафа и сплюснутые, похожие на камбалу рыбешки, и какие-то совершенно жуткие, длиннейшие черви, напоминавшие ремни из плоти: безротые и безглазые. Медленно ползали по голому, без признаков растительной жизни дну морские звезды, опровергая доводы научных скептиков о невозможности собственного бытия. Экспедиция первооткрывателей состоялась, и продлилась она ни много ни мало двенадцать минут. Пикар, как уже говорилось, открыл свою бутылку, и они выпили, и это было самое необычное распитие бутылки шабли, когда-либо случавшееся на Земле. «Впадина потеряла девственность», — вот что дословно сказал французский капитан, и долго еще на непостижимой глубине, среди непроницаемой для солнечных лучей тьмы, населенной неведомой жизнью, раздавался хохот оценившего его шутку американского военного моряка.
Самое загадочное место на свете породило множество слухов и жаренных на прогорклом масле домыслов о колониях доисторических существ, населяющих впадину. Человеческая фантазия немедленно вызвала к жизни образы гигантских ящеров, живущих в глубинах океана, и тому подобное. Как знать? Может быть, все это и так, может, и живут на дне морском динозавры, атланты, мутанты — пусть этим занимается желтая пресса, ни к чему отнимать у фантазеров их идеи. Настоящей сенсацией стала находка японского батискафа-беспилотника, в начале этого столетия доставившего на поверхность образцы грунта. Именно эта экспедиция и заставила Мемзера считать, что смерть можно обмануть...
* * *
Мы состоим из клеток, которые непрерывно делятся, и постоянство клеточного деления есть залог протекания жизненного процесса. У детей клетки делятся с сумасшедшей скоростью, но чем старше мы становимся, тем медленнее идет этот процесс постоянного самовоспроизведения. ДНК убивают обстоятельства нашей жизни: обычный загар играет для нее роль ковровой бомбардировки, последствия которой долго ликвидируются организмом. Клетки умирают, оставляя все меньше потомства, и однажды перестают делиться совсем. Именно в этот момент запускается механизм смерти, и ничего уже нельзя поделать на этом этапе: человек непременно умрет, потому что не было и нет средства, позволяющего остановить процесс смерти. Поиски философского камня, на основе которого можно приготовить эликсир вечной жизни, люди ведут несколько веков. Многие даже поплатились за это собственными жизнями: кто-то взошел на костер, кому-то отрубили голову, кого-то умертвили иным способом — смерть не желает раскрывать своей главной тайны. Да и человек не всегда желал знать больше. Люди вообще мало изменились со времен костров инквизиции: чего они не знают, того не понимают, чего не понимают, то им не нравится, а что им не нравится, то они преследуют. Главная тайна смерти в том, что и она не вечна, как нет в этом мире ничего вечного, кроме жизни, данной Создателем. Случится ли всемирная катастрофа после того, как в Землю врежется астероид размером с Австралию? Пожалуй, ответ категоричен и сух. Случится. Но и тогда на истерзанной планете останется жизнь. Останется в самом маленьком своем проявлении — в бактериях, останется для нового Возрождения. У жизни всегда больше шансов, вот почему она сильнее смерти. Жизнь появилась раньше, смерть же вползла в мир благодаря непристойному поведению и склочным характерам Авеля и Каина — двух братьев, младший из которых выбрал для своей жертвы Богу дровишки посуше.
Японский батискаф «Кайко» поднял со дна Марианской впадины секрет вечной земной жизни. Бактерии, найденные в морском грунте, имели возраст, исчисляемый миллиардами лет, и процесс деления их клеток никогда не замедлялся. Они словно пришли из космоса вечных воможностей вместе с Богом, они прошли вместе с ним сквозь хаос, они были спрятаны в самом недоступном месте Земли, ожидая своего часа. Их время пришло, когда образцы находок были доставлены в Токийский университет и тамошние генетики принялись за исследования. По достижении первичных результатов эксперимент немедленно засекретили: находка слишком рано себя обнаружила. Человечество не готово к бессмертию, Земля перенаселена, нет места под Солнцем и всем ныне живущим. Посмотрите в сторону Китая! Если же удлинять жизнь человеческую, то как, спрашивается, прокормить всю эту ораву с ее капризами, амбициями и желанием взаимного уничтожения, которое все еще является чуть ли не самым сильным человеческим желанием, многократно превосходящим любовь!
Ученый из России с редким мифологическим именем Агамемнон считался выдающимся генетиком не только в родном Томске, но и в Москве, и вообще в Союзе. Не найдя приложения своим талантам в собственном отечестве, он вскоре после открытия границ уехал из страны, где профессора и доктора наук, академики, вынуждены были торговать на базаре китайским ширпотребом для поддержания существования. Он работал в лабораториях Америки и Европы, где сделал ряд значительных для генетики открытий, он был в составе знаменитой группы, расшифровавшей геном человека. Он чуть было не получил Нобелевскую премию, но его обошли более проворные дельцы от науки, и Агамемнон Порфирьевич, затаив обиду, принял давнишнее предложение и, наконец, перебрался в Японию. Сейчас уже и не вспомнишь, когда и где именно пересеклись пути генетика и финансиста, — кажется, это было на каком-то приеме в Гарварде, куда Мемзер попал совершенно случайно и очень неуютно чувствовал себя среди всех этих яйцеголовых. Да-да, разумеется, он приехал в Бостон повидать брата, и тот затащил его на прием в честь Британского королевского общества, а может, и наоборот — это Британское королевское общество устроило торжество по какому-то поводу. Да это и не главное — главное то, что кто-то представил Мемзера и Агамемнона и меж ними завязалась беседа на родном языке. Вспомнили Москву, нашлись, как водится, общие знакомые. Мемзера (с вполне конкретной целью) всегда интересовала генная инженерия, он был потенциально готов финансировать научные проекты в этой области и предложил Агамемнону возглавить частную лабораторию:
— Здесь Америка, здесь этим можно заниматься. Никто не объявит шарлатаном и не сошлет в Сибирь.
— Зачем вам это? — удивился генетик. — Вас занимает что-то конкретное?
— Да, — задумчиво вымолвил Мемзер. — Меня более всего занимает собственная жизнь. Я чувствую в себе такую силу, я так много хочу сделать, успеть, что, боюсь, одной жизни мне на это не хватит. Возможно ли сделать организм бессмертным или хотя бы предоставить ему значительную отсрочку от свидания с этим господином? Вы знаете, я склонен считать, что «Смерть» — слово мужского рода, я в этом согласен с немцами.
— В данный момент нет. Я понимаю, к чему вы клоните, — Агамемнон тряхнул своей рыжей гривой, — но на ваше предложение вынужден ответить отказом. Ученый, оторванный от крупнейших научных центров, от всего того, что там происходит, да к тому же работающий над озвученной вами проблемой, — это уже не ученый. Он может блуждать в трех соснах и не найти выхода. Генетика не предусматривает камерности, слишком бурно идет ее развитие, необходимо быть в гуще событий научного мира, быть инсайдером. Вы же предлагаете мне аутсайдерство, а это дилетантство, паллиатив. А что касается проблемы, которая вас занимает, то для начала ее исследования понадобится Архимедова точка опоры. Пока мы лишь знаем, отчего человек умирает, мы знаем, когда он начинает умирать, но пока совершенно не удается приблизиться к разгадке формулы жизни. Быть может, какой-то случай, который и сыграет роль этой точки опоры? Но для этого, повторяю, нужно быть внутри научного мира, быть инсайдером, чтобы узнать о таком случае одним из первых. Понимаете вы меня?
— Вполне, — улыбнулся Мемзер. — Скажите, а лично вас проблема бессмертия могла бы заинтересовать?
Ученый утвердительно кивнул и поставил на столик бокал, чтобы тот не мешал свободной жестикуляции.
— Основной вопрос генетики — это вопрос продления жизни. Иначе зачем тогда вообще исследовать человека, его наследственность? Ну и пусть бы он рождался и умирал, как придется. Конечно же, меня занимает эта проблема, и более того, я кое-что об этом знаю, но, повторяю, мои знания — ничто без точки опоры. Кто ведает? Может быть, в гималайских гробницах, в жерлах потухших вулканов, на океанском дне и есть та самая разгадка вечной жизни, сохранившейся от начала мира? Когда-нибудь это станет известным.
— В таком случае, — сказал Мемзер, желая вовремя закончить разговор, — вот вам моя карточка. Мое предложение действует постоянно. Как только вы передумаете, найдете свою точку опоры и тому подобное, дайте мне знать. Я буду ждать. Договорились?
В миллениумный год Агамемнон был приглашен в Токийский университет возглавить работы на кафедре прикладных исследований органического материала. Такое предложение в научном мире равняется признанию заслуг ученого на самом высоком уровне. Экспедиция к Марианскому желобу случилась спустя два года, и русский генетик принял в ней живейшее участие. К тому времени он основательно подзабыл и Мемзера, и тот скоротечный их разговор, но, пока он исследовал материал, поднятый с глубины одиннадцати километров, ощущая, как распозается вдоль по позвоночнику предчувствие небывалой удачи, ему вдруг страшно расхотелось делиться своим открытием с остальным миром. Агамемнон был тщеславен, его жизненная философия исключала филантропию, он отнюдь не считал всех людей равными и не был гуманистом. Бактерии содержали уникальный клеточный белок, который не распадался и был настолько активен, что клетки бактерий делились с постоянной, незамедляемой скоростью, обеспечивая им место в вечности. Иными словами, со дна Тихого океана была извлечена праматерь самой жизни, что решительным образом доказывало гипотезу о возникновении жизни именно в океане.
По счастью, карточка нашлась сама собой, она просто выпала из бумажника прямо ученому в руку, что он, как человек суеверный (таково большинство генетиков), истолковал однозначно — звонить, сообщить о себе. Теперь-то он был готов к роли отшельника, у него в руках был рычаг, была точка опоры, и он мог, он обладал силой, которая сможет перевернуть в мире представление о жизни вечной.
Мемзер пригласил его в Вашингтон, выслушал, прочитал по просьбе ученого несколько подготовленных им справок, молча достал чековую книжку, авторучку, выписал чек на крупную сумму, протянул Агамемнону:
— Берите смело, не стесняйтесь. Возражения не принимаются.
Генетик посмотрел в чек, повертел его так и сяк, отложил в сторону, молча уставился на Мемзера.
— Какие-то вопросы? — Мемзер поднял левую бровь.
— Вы меня подкупаете?
— Боже упаси! Я всего лишь хочу, чтобы ваше открытие не было задушено бюрократами или украдено военными, сектантами, кем угодно. Я хочу как можно быстрее увидеть результат. В качестве подопытного кролика можете использовать меня лично. Здесь сумма вашего месячного содержания, при начале работ я его утрою. Возражения не принимаются, дорогой земляк.
— Кстати, о землячестве, — ученый и не думал возражать, — понадобится, что называется, тихая гавань. Я думаю, вы понимаете, что за гавань я имею в виду?
Мемзер кивнул в ответ.
* * *
Спустя полгода под Москвой началось строительство, которым руководил лично Агамемнон, прозванный простоты ради Геннадием — Геной для самых близких. К таковым относились Мемзер и один весьма известный политический деятель, который вошел в наблюдательный совет предприятия. Присутствие лица такого уровня обеспечило стройке государственное финансирование, надежную охрану и столь желанный режим секретности. Со временем круг попечителей лаборатории несколько разросся. Так, не бог весть что, всего на несколько человек, каждый из которых внес в фонд исследований существенную сумму. Политический деятель не внес ничего, но ему никто и не пенял на это, его даже хотели избрать председателем, но он взял самоотвод, отшутился, что, дескать, и так уже много где председательствует, достаточно.
Местом строительства был выбран лес, преимущественно хвойный, с корабельными соснами и елями, каждая из которых помнила по меньшей мере войну с Наполеоном. Проектированием занималась целая мастерская из института «Моспроект», причем с каждого архитектора взяли подписку о неразглашении, а о конечном назначении объекта не знал никто, включая руководителя мастерской Провоторова, который, впрочем, был человек спокойный, преподносил себя с тихим достоинством, в споры не вступал, и когда Агамемнон начал вносить в проект кое-какие изменения, перечить ему не стал, а сделал как просили. Сооружение здания, больше походящего на атомный бункер, — задача не из легких. Котлован глубиной в десятки метров рыли восемь огромных экскаваторов, материалы на стройку доставлял транспортный вертолет, а близлежащие бетонные заводики были загружены одним-единственным заказом — требовались тысячи кубометров специального прочнейшего бетона. Толщина бетонных стен в земле достигала трех метров: попади в здание ядерная бомба, подземная часть уцелела бы с абсолютной на то гарантией.
Строителей на спецобъект Агамемнон собирал по всей стране. Через федеральные архивы были получены сведения о людях, строивших в свое время атомные электростанции, плотины и секретные оборонные объекты — ракетные шахты. Были там и метростроевцы. Городок строителей состоял из людей с высшим образованием, и никто из них ни разу не посетовал на то, что здесь им приходится трудиться обыкновенными рабочими. С каждого также была взята подписка о неразглашении, а эти люди к подобного рода вещам были привычны, к тому же некая аура секретности всегда заставляет людей сплотиться и позабыть о собственных амбициях ради большого государственного дела.
Строительство велось круглые сутки, Агамемнон поселился здесь же, неподалеку, в отдельном домике, и, казалось, проводил на стройке все время, не нужное ему для сна, а спал он часов пять, не больше. За требовательность и педантизм его, как водится, недолюбливали, за глаза все называли «Рыжий», порой прибавляя к этому прозвищу еще одно словечко из забористого строительного лексикона. Но дело спорилось, и приземистое зеркальное здание, с высоты птичьего полета напоминавшее гигантскую оранжерею, появилось на свет спустя всего полгода после начала строительства. Прилегающая к нему лесная территория площадью в тридцать гектаров была обнесена каменным забором шестиметровой высоты. За первым забором был выстроен второй, из колючей проволоки, через каждые сто метров стояла вышка, на которой дежурил автоматчик. Хвойный лес был нашпигован камерами постоянного наблюдения и всякими электронными штуками, позволяющими засечь любое движение.
В верхних этажах здания не велось никаких работ. Там вообще никто никогда ничего не делал — это было несколько этажей совершенно безжизненных, существующих для внешней декорации. Сейчас можно прослушать все, что говорится внутри такой вот стеклянной коробки, с космического спутника-шпиона, поэтому верхнее здание молчало, а все работы велись глубоко под землей. Из здания имелось два выхода, причем один был оборудован асфальтированной дорогой, и при необходимости можно было покинуть бункер на автомобиле, за считанные минуты оказавшись неподалеку от пригородного шоссе.
Агамемнону нужны были сотрудники, светлые головы, а такие, к счастью, еще остались и живут вполне обыкновенной жизнью среди всех остальных. Работают такие люди в местах, расположение которых, как правило, не афишируется, а все сотрудники принимаются на службу после специальной многомесячной проверки. На территории какого-нибудь промышленного предприятия, среди цехов и подъездных путей, в неприметном зданьице без вывески нет-нет да и встретится лаборатория, оснащенная весьма добротно, а занимаются в такой лаборатории страшными вещами и даже вообще черт знает чем, одним словом, «химичат». Биологическое оружие, конечно, запрещено, но наука и по сию пору неустанно ищет миллионный по счету способ быстрого сокращения человеческого стада всякими тихими путями. Во всяком случае, совершенно не удивительно, если вирус, однажды вырвавшийся из такого вот зданьица без вывески, натворит неисчислимых бед на огромной территории, и тогда в домах по ночам перестанут гореть окна, а по улицам прекратят ездить автомобили — ими некому станет управлять. Какая тишина, верно, настанет тогда в Москве, как забавно будет наблюдать ее со стороны, словно через стекло! Вытянуть перед собой руку, чтобы взять пиво с полки в безлюдном магазине, и не увидеть собственной руки... Вымерший город, населенный растерянными душами. Сюжет, несомненный сюжет для романа. Впрочем, Агамемнон художественной литературы не читал. Сотрудники секретных лабораторий охотно переходили к нему, унося с собой под землю знания, которым было бы лучше совсем не появляться ни в чьей голове. Через год стеклянное здание заработало. Предприятие, изначально задуманное как обыкновенная лаборатория, превратилось стараниями рыжего генетика в настоящий исследовательский институт, который получил название «НИИ Жизни». Просто, конкретно, без претензий на оригинальность.
НИИ занялся научными изысканиями в нескольких направлениях: нанобиология, вирусология, клеточная генетика и внутреннее протезирование. К одной цели можно идти несколькими путями, и каждый из них может оказаться верным, вот только время, потраченное на дорогу, зачастую оказывается несопоставимым. Наномания в мире только начинала набирать обороты, она, как модная волна, била в грудь, обволакивала перспективой. С помощью микрочастиц, например, можно очищать сосуды человека от холестерина, и «НИИ Жизни» первым в мире стал делать такие процедуры, приобретшие большую популярность в узких кругах московской и, разумеется, питерской аристократии. Правление института само решало, кто вправе занять одну из тринадцати палат в минус первом этаже. Деньги здесь никакой роли не играли, все было организовано на клубный манер, и получить членский билет было величайшей привилегией. Это правило придумал Мемзер, и остальные члены правления ничего не имели против.
— Право долгой жизни может получить лишь тот, кто достоин этого с нашей точки зрения, — сказал Мемзер во время своего выступления на заседании правления по телемосту из Штатов. — Есть ли смысл продлевать жизнь какому-нибудь региональному царьку, погрязшему в мерзостях? Он никогда не сможет жить ради будущего, у него нет страха перед грядущим, он живет сегодняшним днем и засыпает с мыслью, что после него хоть потоп. Состояние, которое он приобрел лишь благодаря своим преступным наклонностям, для нас не играет роли, мы не салон красоты, нам ни к чему самоокупаемость, но институт должен работать с настоящим биоматериалом. Раз уж наша цель — это бессмертие, то пусть его опытные этапы проходят те, кого мы выберем. Пусть подают заявки, они будут рассмотрены. Жить вечно, как и даровать жизнь, до сей поры могли только боги. Нам есть с кого брать пример.
Мемзер, разумеется, лукавил. Только он знал, что кратчайший путь к жизни вечной — это направление Агамемнона, основанное на марианских бактериях. Все эти игры в нанотехнологии, пересадку и протезирование внутренних органов, их замена на донорские или создание искусственных имплантатов — пути, по которым предстоит двигаться не год и не два, а, возможно, десятилетия. Лечение пустыми, или, как их еще называют, «стволовыми» клетками? Пусть попробуют, все равно это дает эффект, схожий с подтяжкой кожи на лице, не более того. Шла вторая половина первого десятилетия нового века, и Агамемнон был ближе всех к разгадке тайны бессмертия. В Токийском университете дела шли не так хорошо: японцы никак не могли разгадать, что именно нужно для вживления смодулированного белка океанских бактерий в человеческую клетку. Он там не приживался! Клетка принимала его, некоторое время словно думала, настраивалась, затем начинался долгожданный процесс деления с ускорением, но спустя какое-то время все возвращалось на круги своя. Клетка, словно двигатель внутреннего сгорания, воспринимала новый белок в качестве топлива, сжигала его и все становилось как прежде. Так, во всяком случае, думали японцы, пока с подопытными животными не стало происходить нечто ужасное. Здоровые молодые особи начинали стариться на глазах. Собака трех лет от роду за короткое время проживала остальные двенадцать и умирала, достигнув почтеннейшего собачьего возраста. Агамемнон Порфирьевич тоже поначалу истреблял животных, от чего испытывал невыносимые нравственные страдания. Как и многие не вполне нормальные люди со скрытыми садистскими наклонностями, ученый гораздо больше любил животных, нежели людей, и даже собирался перейти к опытам над бомжами, но его предложение не прошло научный совет. Бомжей, прежде чем подвергнуть эксперименту, необходимо было лечить, а заниматься этим никто из персонала не хотел категорически. К тому же кто-то в пылу научной дискуссии сравнил такие методы с методами окаянного доктора Йозефа Менгеле, что было, безусловно, справедливо, и Агамемнон, скрепя сердце, согласился оставить все как есть.
* * *
Кто знает, сколько еще несчастных псов, котов и прочих четвероногих загубил бы институт Жизни, не приди в голову Агамемнона некая смелая мысль. Она посетила его во время обеда, он молча встал из-за стола и принялся ходить вокруг, издавая нечленораздельные звуки. Привыкшие к подобному поведению коллеги на своего директора не обращали внимания, старательно отводили глаза. Вдруг Агамемнон остановился и уставился на Кирилла — молодого лаборанта, ответственного за доставку подопытных животных.
— А-а-а! — потирая руки, выдал «рыжий». — А ну-ка бросайте свой шницель, или что у вас там? — пойдемте ко мне в кабинет.
Кирилл повиновался беспрекословно. В кабинете Агамемнон приказал:
— Доставьте мне суку со щенками, но так, чтобы это был ее первый помет, а щенки были уже с открытыми глазенками. Сможете это сделать быстро?
Кирилл помрачнел и ничего не ответил, лишь хлюпнул носом.
— Что такое? Вы больны? Господи, да что это с вами?
Кирилл готов был разреветься. Он ненавидел свою «профессию» живодера, мечтал поскорей оставить ее, но так хорошо, как в НИИ, нигде не платили, и это его удерживало.
— Кто вам настучал, Агамемнон Порфирьевич? Что за люди, а?
«Рыжий» изумленно поглядел на лаборанта:
— Вы о чем?
— Моя собака, Фишка, такса! Она ощенилась недавно в первый раз!
Бессердечный ученый пришел в восторг и, подскочив к Кириллу, порывисто обнял его, тот отшатнулся.
— Да прекратите вы сожалеть о вашей таксе! Я вам ручаюсь, что ничего плохого с ней не сделаю. Везите ее сюда немедленно! Слышите?!
— А она точно останется в живых? — переспросил недоверчивый Кирилл и получил порцию самых горячих уверений. Что ему оставалось делать? Привез...
Агаемемнон приступил к проверке своей новой гипотезы в тот же вечер. Когда он очутился в привычной обстановке собственной лабаратории, когда он увидел усыпленную таксу и шестерых ее детенышей, на душе у него сделалось легко. Он словно увидел выход из пещеры, в которой блуждал без счета времени, и спокойно, без слез и истерики, пошел на свет. Щенкам были сделаны инъекции, избирательно «заразившие» их клетки марианским чудом, их мать была подключена к необходимой аппаратуре. Маленький песик был облеплен датчиками измерения состава крови, сердечных сокращений, ультразвуковыми детекторами, и на Фишке почти не осталось свободного места. Агамемнон ввел ее в состояние искуственной комы, оставив организму лишь минимум необходимых для поддержания жизни функций.
Клетки щенков, и без того делившиеся с максимальной быстротой, сначала словно не отреагировали на вещество. Агамемнон терпеливо ожидал и просидел неподвижно несколько часов. Лишь под утро взятый у таксят анализ показал, что деление ускорилось почти вдвое. Тогда он перенес часть биоматериала, взятого от щенков, их матери, продолжая постоянное наблюдение за изменениями в ее клетках.
Все вышло полностью так, как он и предполагал: при совпадении ДНК родственников не последовало отторжения на клеточном уровне, деление клеток у матери усилилось и остановилось на определенном, довольно высоком уровне. Теперь оставалось ждать несколько месяцев, что же будет дальше. По прогнозу ученого возможны были всего два варианта: либо процесс постепенно сойдет на нет и деление вернется к своему прежнему, естественному уровню, либо останется на прежнем уровне и тогда придется наблюдать собаку в течение года, а то и больше, чтобы окончательно убедиться в отсутствии процесса старения. Щенками в ходе эксперимента пришлось пожертвовать в том смысле, что через четыре месяца все они достигли биологического и фактического возраста своей матери, а к моменту окончательного завершения всех наблюдений никого из них уже не осталось в живых — умерли от естественной старости. Показатели Фишки через год оставались на прежнем уровне. Это была несомненная победа, о которой Агамемнон доложил Мемзеру по телефону:
— Можно приступать, но понадобится донор-родственник. Совершенно здоровый, без наследственных патологий. Он выносит для вас клетку.
— А что с ним будет потом? — спросил Мемзер. — Так же, как с теми щенятами?
— Увы, — Агамемнон закашлялся, чтобы скрыть проступившее в голосе смущение, — другого результата я не прогнозирую. Мы можем продолжать исследования, и, я уверен, когда-нибудь найдем возможность сохранить донору жизнь, но вот когда это случится, известно только на небе.
— Хорошо. Значит, без патологий и совершенно нормальный, вы говорите? — Мемзер подумал было о своей дочери, но та на роль донора явно не подходила. — Придется искать такого родственника. Может быть, мой младший брат?
— Какая у вас с ним разница в возрасте?
— Он на десять лет моложе.
— Нет. Это должен быть совсем молодой человек. Идеальный вариант хроносоотношения я пока не знаю, но пусть он будет лет двадцати или немного старше. Главное, чтобы зоны роста еще не закрылись. Поищете такого?
— Поищу, — коротко ответил Мемзер и повесил трубку.

Глава 12

На календаре было завтрашнее число. Сам не знаю отчего, но это меня раздражало. Я передвинул рамку на день назад и успокоился: вот теперь все в порядке. Поглядел на часы. Нет! Совсем не все в порядке! На часах тоже стояло завтрашнее число!
* * *
— Бред какой-то, — пробормотал Сергей и поменял дату на часах.
Он сидел в стеклянной конторке, в пенальчике, оборудованном, как и сотня таких же конторок и пенальчиков поблизости. Ничего особенного не произошло: дядя лишь привез его в свое учреждение, отыскал ему место посреди большого зала, наполненного клерками в белоснежных рубашках:
— Ну вот, будешь сидеть здесь, вникать в суть вещей, — Мемзер положил ему на плечо свою широкую, жаркую ладонь и чуть нажал: «садись». — Сейчас приведу тебе наставника.
Он вернулся спустя минуту в компании субтильного человека с высокими залысинами.
— Денис, вот, поручаю тебе заботу и покровительство над моим племянником. Научишь его всему, что знаешь сам. Для начала пусть вносит цифры в сводный отчет. Да ты смотри, проверяй, чтобы не было ошибок. В общем, объяснишь ему все, а твою работу я пока распределю между парнями. Добро пожаловать, Сережа, — каким-то уже совсем другим, незнакомым голосом произнес дядюшка и оставил Сергея в компании этого Дениса, а сам отправился в свой кабинет.
Денис, выказывая умеренное почтение перед родственником хозяина, принялся объяснять суть работы, показавшейся Сергею отвратительной и чрезвычайно тупой. Нужно было каждые полчаса проверять данные, поступающие с мировых бирж, заносить их в особенную программу, которая по своему разумению выдавала прогнозы. И все, на этом его работа заканчивалась. Он ухватил все довольно быстро, продемонстрировал Денису свежие свои умения, и тот остался доволен, отошел и занял место где-то неподалеку. Сергей после его ухода осмотрелся, переставил все на свой лад, увидел завтрашнее число на календаре, удивился, поменял дату, поглядел на часы и помрачнел.
— Что-нибудь не так? — Денис уже был тут как тут, по-своему отреагировав на хмурое выражение лица своего подопечного, и излучал желание помочь.
— Нет, все нормально, просто вот часы и календарь... Одним словом, какое сегодня число?
— Семнадцатое, — бесстрастно ответил Денис.
— Не может быть! — Сергей почти прокричал это «не может быть», испугался собственного голоса и втянул голову в плечи. — Я хотел сказать, как быстро летит время, — нашелся он, и Денис улыбнулся, произнес свое обычное «зовите, если что» и скрылся.
«Вчера было пятнадцатое, сегодня, стало быть, шестнадцатое. Но на самом-то деле семнадцатое! Куда же пропал целый день?»
Чем больше он размышлял об этом изчезнувшем дне, тем более беспомощно себя чувствовал. Сущее наваждение, дурное чудо, произошедшее с тобой без твоего ведома, — это отдает близким симптомом сумасшествия. Он вспомнил дорогу, какого-то рыжего в белом халате, лифт, мелькающие перед глазами лампочки, словно Солнце бешено вращалось вокруг Земли, а он лежал, вытянув руки вдоль тела, и безучастно наблюдал, как лампочки мелькали перед глазами, словно Солнце бешено вращалось, а он лежал, и все было ему безразлично, и он лишь видел, как лампочки...
— Сергей! — Денис аккуратно тормошил его, навалившегося на стол, уснувшего. — С вами все в порядке?
— Что? Кто? Ах! — Сергей вскочил и тут же поспешил сесть обратно. Виски давило, словно вокруг головы кто-то медленно закручивал узловатую веревку. Сколько же он спал?
— Вы в порядке? Вы очень бледны, вам плохо? Может быть, мне позвать кого-то? — Денис был очень напуган, Сергей машинально отметил, как тряслись его руки. Боль отступала волнами, высвобождая сушу, конкретику...
— Сколько я спал?
— Не знаю. Я решил заглянуть, посмотреть, как идут дела, и вот... Я очень испугался, даже хотел уже заорать, позвать на помощь. Как вы себя чувствуете?
— Прекрасно. Я, наверное, не выспался. Не надо никого звать, я в порядке. И я прошу дяде ничего не рассказывать, хорошо? Незачем его волновать по пустякам.
Остаток дня прошел спокойно, в шесть часов все опустело, и Сергей хотел было зайти к Мемзеру, но тот был чрезвычайно занят, и юноша отправился домой. Его первый рабочий день оказался тусклым и не запомнился ничем, кроме этого неожиданного провала в скоротечный сон и дурных шуток памяти, прежде ничего подобного себе не позволявшей.
Зато вот улица показалась желанной, манящей как никогда. Он понял, что недооценивал ее, ему вдруг впервые понравилась уличная суета и поток прохожих, в который он с наслаждением влился, и даже давка в метрополитене была какой-то особенной, воспринятой им как забавный аттракцион. Он не чувствовал усталости, которая, бывало, посещала его под вечер, и за плечами у него висел рюкзак, полный чувства возвращенного долга. Первый день в конторе дядюшки, такой серый, такой долгий и невзрачный, обернулся невероятным счастьем, закончившись. Никаких особенных планов на вечер не было, он вздумал было позвонить той танцовщице, но вспомнил Наташу, решил, что хватит ему еще приключений, ведь все только начинается, и поехал в дом дядюшки.
* * *
На улице мела метель, густая и по-московски синяя, чудесная. Он шел нараспашку и, раскрыв рот, как птенец, ловил снежинки. Вот их дверь, звонок улетел за лакеем, над головой загорелся прожектор, осветив его, раздался зуммер, он взялся за массивную ручку, открыл. Наташа сама встретила его, она была одна, лакей был отпущен по причине зубной боли, она никого не ждала, скучала, не зная, чем себя занять, и ей показалось, что появление этого малыша пришлось как нельзя кстати. Она была ему по настоящему, искренне рада, но, конечно же, самым тщательным образом свою искренность скрыла. Таковы игры, в которые зачем-то играют люди, и Наташа отстраненно протянула ему руку, едва ответила на его рукопожатие, равнодушным (о! — это было нелегко) голосом пригласила подняться в столовую. Он смотрел, как она, поднимаясь, виляла бедрами, и хотя был юн, все же понял, что амплитуду она явно завышает. То же магическое покачивание сохранилось у нее и при переходе в горизонтальную плоскость, по пути в столовую. Она не оборачивалась, она все прекрасно знала, все понимала, и ей действительно немного хотелось увидеть сейчас его разгоряченные (она была в этом уверена) похотью глаза, но позволить себе малейший поворот головы означало поломать всю игру. К тому же она понимала, что должна показать ему: она сердится. Она не простила это не согласованное с ней бегство. Конечно, муж рассказал ей о тривиальном вечере, состоящем из посещения вечернего офиса и ужина, но кто их знает, этих воссоединившихся родственников? Покрывают друг друга, а сами небось... Она не стала додумывать, к тому же они уже пришли.
— Чаю? — он кивнул, она подвинула ему кружку, блюдо со сладостями, подперла голову руками:
— Как первый день?
— О! Все прекрасно! Я ухитрился заснуть!
И все, что она выстраивала, все, что ей хотелось высказать с замечательным сарказмом, мгновенно проникнуть в его душу, увидеть муть истины, поднятую с глазного дна, все в мгновенье рухнуло. Она не выдержала, рассмеялась и тем сломала весь свой замысел.
— Заснул?!
— Ну да, — Сергей обжегся чаем, и его гримасу Наташа приняла за милое кривлянье, что вызвало новый приступ смеха. Теперь о том, чтобы учинить допрос с пристрастием, нечего было и думать. И они принялись болтать о какой-то ерунде, и она тоже налила себе чаю, хотя прежде не собиралась пить. Сергей рассказал ей про взрыв, о чем прежде никогда не упоминал, и Наташа сама удивилась тому, как сильно и болезненно несколько раз отозвалось ее сердце. Когда он начал вспоминать о Сочи, о своем детстве, открыл ей секрет своего особенного места на берегу, она с чрезвычайным удивлением поняла, что влюблена. Это пришло совсем легко, как сон в летнюю ночь, как весна, наступившая уже окончательно, и по календарю, и явно. И Наташа обрадовалась этой любви. Она и ждала ее, как ждут весну, которая давно должна наступить, а все не наступает, и кажется, что вот-вот, еще один день, еще одна неделя...
— Может быть, ты хочешь чего-нибудь еще? Я могу сделать бутерброд с сыром и ветчиной и поджарить все это. Будет очень вкусно. Хочешь?
— Не откажусь.
«Милый малыш, если бы ты отказался, мне пришлось бы попросить тебя уйти. Если бы ты отказался, нам с тобой нечего было бы делать здесь и сейчас. Здесь его дом, он может прийти и обязательно придет. Он всегда появляется не к месту».
Наташа резала хлеб, подсушивала тосты, он наблюдал за ее движениями и все никак не мог решиться. Вспомнил недавний вечер в клубе, кошачьи бесстыдства полуодетых девок, их расчетливость при торговле собственным телом, к которому они относились так, словно оно было чем-то отдельным, с помощью чего они могли заработать на жизнь.
«Какая, в сущности, разница?» — подумал Сергей, встал, подошел к ней, обнял и поцеловал в шею. Он встретил взаимность, Наташа повернулась, глаза ее были закрыты, как у школьницы, и он впился в ее губы, и в голове запульсировало назойливое «что потом?» Поцелуй — прелюдия. Но где? Не здесь же, в этом доме...
Но вот и шум, вот и дверь хлопнула и раздался снизу довольный дядюшкин голос. Он появился как нельзя кстати, закончил прелюдию, неудавшиеся любовники оставили друг друга, и Наташа, очень хладнокровно и быстро осмотрев Сергея, тихо спросила:
— Как я выгляжу?
Не дождалась ответа, быстрыми движениями поправила прическу, указала Сергею на стул — «садись немедленно, пей чай, говори о чем-нибудь», — сама вернулась к бутербродам.
А Мемзер словно специально медлил, не поднимался, но вот наконец в коридоре послышались его шаги, он, как обычно, сильно стучал пятками, от чего Наташа всегда морщилась, но молчала, молчала... Ах, как часто она молчала! Она и рада и не рада была мужу, не рада потому, что не любила, когда он возвращался домой слишком рано, но сейчас была благодарна ему, Мемзер предотвратил большую ее глупость. Она, пожалуй, решилась бы, продлись этот поцелуй чуть дольше. Но ничего, теперь уже скоро. У него отдельная квартира, завтра она придет туда.
— О, ты здесь, дорогой! А я, признаться, совсем позабыл о тебе сегодня, было много дел. Как твой первый день?
— Я пойду, — Наташа поставила на стол тарелку с горкой дымящихся бутербродов. — У меня весь день болит голова, наверное, магнитная буря. Завтра поеду к доктору, а сейчас просто хочу отдохнуть. Приятного аппетита, мальчики.
Мемзер был удивлен, он еще не видел свою жену такой. Сергей чувствовал себя неловко и принялся уничтожать бутерброды, чтобы хоть как-то скрыть свое состояние. Поговорили о пустяках, Мемзер прочел короткую лекцию на экономическую тему, но Сергею все это было скучно, и в тот самый момент, когда дядюшка увлеченно рассказывал ему о ближайших событиях, которые «вот-вот случатся и в России снова будет интересно жить. Здесь невозможно жить без постоянного ощущения риска», Сергей внезапно спросил:
— Я совершенно не помню, что случилось со мной вчера. Я словно спал целые сутки, больше суток. Какой-то странный сон, но я не верю, что это сон. Больница, доктор с рыжей гривой, меня куда-то везут, я вижу лампочки на потолке. Что это было, дядя?
— Да-да, — Мемзер заторопился, затарабанил пальцами по столу, словно играл на беззвучном пианино в бодром темпе. — Мы с тобой ездили в мою клинику. Он сказал, что может быть частичная потеря памяти. Это все пустяки, Сережа. Просто нужно было тебя проверить. Убедиться.
— В чем убедиться, дядя?
— В чем убедиться? В том, что ты здоров. В чем еще убедиться? Ну... Наконец-то я своими собственными глазами увидел, что ты действительно мой родственник. Поверь, Сергей, для меня это было очень важно. Я и так прекрасно к тебе относился, а теперь я по-настоящему, по-отцовски люблю тебя. Вот... Извини, что пришлось прибегнуть к такому насилию. Ведь ты сейчас в порядке? Сонливости нет?
* * *
Я готов был броситься ему на шею. Он выглядел таким растерянным, так искренне просил прощения, я ощутил полный покой и умиротворенность, словно кто-то вот прямо сейчас заверил меня в том, что я доживу до ста лет и уйду в блеске славы. Надо бы стать чуточку понаглее в отношениях с внешним миром. Почему бы не попросить дядюшку о какой-нибудь приятной мелочи?
— Да, кстати, чуть не забыл, с завтрашнего дня тебе не нужно будет сюда забегать по утрам. Внизу у подъезда тебя будет ждать машина с водителем. Он здоровенный детина, может и защитить в случае чего. Я же понимаю: молодость, клубы, ночная жизнь. Повздоришь с кем-нибудь, не дай бог, так он сгодится. Вообще теперь все передвижения по городу будешь совершать только на машине. Хватит с меня того взрыва. Я, кстати, спрашивал у одного осведомленного человека, он сказал, там все разнесло в лоскуты. Какое чудо, что ты выжил и на тебе не единой царапины!
Я хотел было рассказать о странном человеке, встречавшемся мне в разных обличьях, оказавшемся вдобавок моим квартирным хозяином, но передумал. Вместо этого откланялся, Мемзер лениво помахал мне:
— До завтра. После работы заедем в одно славное место.
В коридоре столкнулся с Наташей. Сумасшедшая! Вдруг он увидит!
— Завтра вечером я к тебе приду. В восемь. Будь дома.
И упорхнула. Черт!
* * *
...Ночью его одолела бессонница. Посреди зимы бывают такие ночи, когда вдруг запахнет весной, надует откуда ни возьмись оттепель. Он закутался в одеяло, отворил окно и сел на подоконник. С крыши изредка капало отвесно и попадало в наполненную талой водой ямку в снегу, отчего получался звук пошлого поцелуя. И он вспомнил о том, как целовался с Наташей, удивился, что все оказалось довольно просто, и самодовольно крякнул. Так крякают все мужчины, которым кажется, что они добились женщины, а на самом деле все не так, а как-то иначе, а как именно, так никто до сих пор и не знает. Может быть, это, наоборот, женщина добилась своего, может, вообще никто ничего не хотел. God knows. Его совсем не заботило то, как завтра он должен будет отговориться от дядюшкиного приглашения. Что-то придумается. Не закрывая окна, Сергей прошел на кухню, налил себе простой воды, выпил и сильно закашлялся. Во время кашля, спонтанно размахивая руками, задел нож, лежащий на столе как-то особенно коварно, на ребре, лезвием кверху, и порезал запястье с тыльной стороны. Романтическое настроение улетучилось, уступило место короткому сквернословию, кровь шла довольно сильно, пришлось слизывать ее языком, точно собаке. Пластырь нашелся неожиданно быстро, словно поджидал, как бы ему половчей попасться под руку. Капли крови попали на пододеяльник и сейчас подсыхали, становясь неопрятными бурыми пятнами. Захлопнул окно, уже не вслушиваясь в ночь, которая стала неинтересной. Рука саднила и, стараясь поудобней ее пристроить, он сам не заметил, как уснул.
Днем все было по-прежнему, Денис был еще более почтителен, проявлял угодливую прыть и даже вызвался принести кофе. Все его устремления были настолько откровенными, что даже не вызывали брезгливости. Просто делал человек свое дело, занимался тем, что для него естественно. Дома, прошлым вечером, когда он рассказал своей жене, что его приставили обучать молодого барина, та возомнила бог весть что, принялась давать советы. Денис был у нее под каблучком, и вот теперь этот кофе... За перегородками появились первые знакомые: резиновые улыбки, одинаковые лица, впрочем, у кого-то вместо галстука оказалась франтоватая бабочка. Бабочка и шляпа — две элегантнейшие вещи мужского гардероба ушли из России вместе с поколением джентльменов, и теперь, пожалуй, лишь адвокаты вроде Добровинского и Бенецкого носят их в память о времени оном, изображая наследников Плевако и Аль Капоне.
* * *
Мемзер поглядел на племенника с веселой подозрительностью:
— У тебя уже появились тайны? Надеюсь, никаких притонов, кружка хаббардистов и прочих глупостей? Или ты, не ровен час, избегаешь моего общества?
— Откровенно говоря, — глядя ему в глаза, ответил Сергей, сам удивляясь своей способности лукавить, — я так устаю, что мне просто хочется побыть одному, отдохнуть в тишине. Думаю, это скоро пройдет, вот только привыкну к распорядку. Слишком много всего и сразу.
«Надо было все же придумать что-то позаковыристей. Конечно, он мне не поверит и еще, чего доброго, обидится». Сергей корил себя за безалаберность, но было поздно.
— Как хочешь, это твое право, — Мемзер улыбнулся с прежней добротой. — А что с твоей рукой? Ты что, вены резал в тоске? Э, да я не шучу! Вы же молодые, у вас черт знает что в голове! Что с рукой?!
Он рассказал, как было. Вышло правдиво, как и бывает, когда говоришь правду, и Мемзер его отпустил. Поверил.
Он приехал домой к семи, немного смущаясь, сказал водителю, чтобы тот его не ждал. Он не научился еще разговаривать тем особенным, с едва уловимой ноткой благожелательного высокомерия тоном, каким разговаривают нынешние будто бы господа с нынешней будто бы челядью. В квартире все сияло чистотой, горничная, что приходила днем, поменяла ему постельное белье, и пододеяльник в бурых пятнах, верно, крутился сейчас в барабане стиральной машины. Сергей надел свежую рубашку, посчитал, что в домашних тапках он выглядит идиотом, и, отмыв под краном в ванной ботинки, надел их. Походил по всем комнатам, несколько раз принимался протирать очки и всякий раз бросал это дело, толком не закончив. Наконец настало восемь часов, ее не было, прошло еще десять, двадцать минут, и он услышал, что в дверь кто-то скребется. Наташа стояла на лестничной площадке и задумчиво постукивала по двери указательным пальцем. Она готова была передумать, уйти, она нарочно перед тем, как войти в подъезд, проверяла его окна — светятся ли. Дверь начала открываться, Наташе пришлось отойти, и она предстала перед Сергеем во весь рост. Наташа была в нежном норковом пальто, которое она расстегнула, и Сергей увидел ее белую кофточку, которая так приятно, так волнующе облегала грудь. Не менее приятно подчеркивали ее бедра и стройность ног черные бриджи и сапоги — верх обувного изящества. В ее волосах, не успев растаять, блестели снежные звезды, лицо было очень живым, свежим, чуть тронутым морозным румянцем. Он посторонился, пропуская ее, она вошла. Стоя неподвижно, Наташа протянула назад руку, закрывая за собой дверь, и пристально, без улыбки, смотрела на Сергея, точно не ожидала увидеть его. Он что-то сказал, но сам себя не услышал, словно за него произнес фразу мистер Внутренний Голос, не давший хозяйской мысли обрести звучание.
— На улице творится что-то исключительное. Такой снег начался. Мне совсем некуда было укрыться.
Сказала, и взгляд ее будто разжался, выпустил его, скользнул в сторону. Сергей сразу задохнулся и, бледный, мигающий, с отвисшей нижней губой, стал помогать ей снимать пальто. Подкладка была черная, шелковая, сохранившая ее тепло. Пальто он положил на диванчик в прихожей, получилось, как у мальчика двенадцати лет, мама которого стоит в очередь в театральном буфете, а он ждет ее за столиком, положив на второй стул ее сумку. Наташа видела, что он оробел, это и забавляло ее, и трогательно кольнуло:
— Что же это такое? Я думала, ты будешь рад, примешься виться вокруг, отпускать умеренно приличные комплименты... А ты и не рад мне? Стоишь, молчишь...
Она крутила пуговицу на его рубашке и знала, что сейчас он ее поцелует.
— Я, — сказал Сергей, — да, я...
— У тебя на виске осталась пена. Я вытру, постой.
Вокруг уже была гостиная, и оказалось, что он держит Наташину руку, словно верительную посольскую грамоту, изучая ее, чуть сжимает прекрасные длинные пальцы, еще чуть холодные от уличного мороза, но живые, готовые к близкому теплу, идущему от ладони, отпущенной из плена перчаткою, и всей головой уходит в эту горячую, послушную ладонь, уже и ее сделав своей податливой наложницей.
Свободной рукой она гладила его по волосам, морщась от наслаждения, накручивая на пальцы их мягкие пряди. Сергей жмурился, дышал. Какая-то шалая нежность растворила все прежнее: мучительные раздумья, нелепые поиски, близкую муку одиночества, о которой он никогда прежде не думал, а сейчас понял — она все это время была где-то рядом, но сейчас пропала.
Наташа сняла с него очки, и он с наслаждением чувствовал ее волшебные пальцы на своих веках, на бровях, на чувственных треугольниках висков. Она вела эту игру с уверенностью опытной решившейся женщины, и в гостиной все задышало близким, громадным счастьем. Он взял ее за плечи, притянул к себе, увидел, как из тумана близится, надвигается ее лицо. Он был готов подставить губы, но услышал ее голос, очень тихий и с легкой, волнительной хрипотцой:
— Кажется, мы не закрыли входную дверь. Я сейчас.
И она оставила его, заразив прерывистым дыханием и легкими судорогами. Сквозь свою полузрячую беспомощность он услышал скрежет дверного замка и почти одновременно все вернулось долгожданным теплом, подступающей к горлу нежностью.
Диван принял их и закачался, как лодка на волне. По потолку пробегали солнечные искры, пробивающиеся через пирс, вокруг было теплое, чуть солоноватое море и плеск воды, и упругие, шелковые тела двигались, словно тела двух гребцов, вперед и назад, вверх и вниз. Лодка познала шторм, но все окончилось благополучно, как и должно было закончиться, и вот уже конец, нет никакого моря, а вместо него тишина, и лишь по потолку угловатые тени идут куда-то и, оступившись, падают в забвение.
Наташа лежала с закрытыми глазами и улыбалась, Сергей поднялся на локте рядом с ней, забившись в узкую щель, оставленную для него ревнивцем-диваном. Это был ее вечер, ей было хорошо от того, что мечта ее осуществилась так легко, что теперь на любой срок, какой она только захочет, все будет так же, что впереди целый мир. Она совсем не думала сейчас о муже, о любой опасности, она получила свое и никому до этого не может быть дела... Она была Евой, сорвавшей яблоко в раю.
Наташа ушла через час. Попросила проводить ее только до двери подъезда, и когда Сергей стал возражать, она раскрыла свою маленькую сумочку и он увидел, что в сумочке лежит крохотный, но с алчным жерлом дамский пистолетик. Это был сорок пятый смит-вессон, подарок Мемзера, от которого она сначала пришла в ужас, а потом привыкла и повсюду носила его с собой. Идти ей было всего ничего, пусть он не волнуется, она позвонит, когда будет дома.
— У меня заняты все будние вечера. И знаешь, чем? — Наташа лукаво улыбнулась и добавила: — Думаю, в пятницу мы сможем увидеться снова. Приходи завтра, я что-нибудь приготовлю, мне хочется кормить тебя.
Она прошла по занесенному снегом скользкому тротуару, перешла через улицу, позвонила, вошла в прихожую. В доме было пусто, она поднялась к себе, принялась переодеваться и с удивлением обнаружила кровь на белой кофточке. Потом все вспомнила — это от его порезанной руки, когда он обнимал... Свернула кофточку и запрятала ее подальше в шкаф, мимолетно подумав, что могло бы случиться, будь муж дома. Если бы он увидел, можно себе представить, что тогда началось бы.
— А ведь его не обманешь, — вслух сказала Наташа. — Впрочем — это еще вопрос.
Она подошла к зеркалу, шутливо погрозила пальцем:
— Девушки, если ваш муж хитрый старый еврей, то у него обязательно будут большие рога. Да?
Еще немного покривлялась перед зеркалом, удивляясь сама себе, той легкости, с которой она отдалась Сергею. Вспомнила про испачканную кофточку, подумала, что совсем не случайно ей так повезло, и совершенно успокоилась. Потом, очень скоро, вернулся Мемзер, чем-то слегка раздосадованный, а она смотрела на него и не узнавала. Она словно никогда до этого не слышала его голоса, не понимала, о чем он рассказывает, ей вдруг захотелось просто встать и уйти, и она с трудом сдержалась.
— С тобою все в порядке? — неожиданно спросил Мемзер, прервав свой рассказ о сегодняшних своих не очень приятных встречах с какими-то банкирами. — Ты выглядишь как-то... странно.
— Что же во мне странного?
— Чему ты постоянно улыбаешься? Разве я говорю что-то веселое? Мы начинаем обвальное падение нефти. Меня здесь могут разорвать на части, а тебе смешно?
— Милый, я все равно ничего в этом не понимаю.
— С каких это пор тебя не интересуют мои дела? Хотя извини, я действительно сильно понервничал сегодня, вся вторая половина дня насмарку. Сергей не заходил?
— С какой стати? — Она поднялась и поспешила отвернуться, чтобы он ненароком не разглядел чего-нибудь такого у нее в лице. — Я пойду к себе, у меня что-то голова закружилась.
— Я сейчас поговорю с Вашингтоном и присоединюсь к тебе, дорогая. Глядишь, и голова пройдет.
Наташа ничего не ответила, стиснула зубы и скрылась за дверью.
Вечером следующего дня Мемзер прислал своего водителя, и тот отвез ее на очередной представительский ужин. Было несколько человек, среди них Арик и какой-то министр, очень быстро захмелевший и ведущий себя так, будто бы он оказывал всем окружающим величайшее снисхождение. Она была бы счастлива увидеть свою сестру, но Арик сказал, что Марина чем-то занята. У нее что-то вроде творческого кризиса, сказал он с иронией, и Наташа поняла, что отношения ее сестры с мужем стали совсем негодными. Подумав о сестре, о ее несчастливой женской доле, Наташа внезапно испытала удовлетворение и радость, что вот она-то, именно она и не оказалась в таком же положении: во-первых, ее обожает муж, чья старость напрямую зависит от ее свежести, во-вторых, у нее теперь любовник, а это счастье. Настоящее счастье, о котором не надо сожалеть, наоборот, пользоваться изо всех сил, пока оно настолько реально, что только руку протяни. И думая так, она посматривала вправо, туда, где сидел, говорил, смеялся совершенно лишний, совершенно чужой господин. Все, кроме этого господина, было хорошо, приятно: и министр, оказавшийся изрядным юмористом и хохмачом, и чья-то супруга — оперная, кажется, певица, замечательная и тонкая, совсем без зазнайства, великолепно воспитанная. Все оживленно болтали, и Наташе казалось, что и сама она много говорит, а на самом деле она все больше молчала, но молчала так звучно, так отзывчиво, с такой живой улыбкой на полуоткрытых блестящих губах, с таким светом в глазах, подведенных нежной темнотой, что действительно казалась необыкновенно разговорчивой. И Мемзер, поглядывая на жену, наслаждался ею, слушая счастливую речь ее глаз, лепет ее поблескивавших рук, и сознание, что она все-таки счастлива с ним, как-то заставляло его забыть холодность и равнодушность ее прошлого ночного соизволения.

Глава 13

Миша кое-как дополз до машины, сумел втиснуться в салон, завести двигатель, после чего на некоторое время потерял сознание. Очнувшись, он застонал. Ужасно рвало поясницу, и ему стоило серьезных усилий обрести нормальное положение за рулем. Боль немного стихла, в аптечке он нашел анальгин, разжевал сразу несколько горьких таблеток. Из всех мыслей жизнеспособной оказалась лишь одна: «Домой». Как угодно, но нужно попасть домой. Там он отлежится. В травмпункт нельзя, оттуда сразу позвонят в милицию, а с этой организацией Миша не желал иметь ничего общего. Его никто никогда не бил, если не считать потасовки во время тихого часа в детском саду, который Миша помнил смутно, да пинка Сашеньки Лупарева. При воспоминании о Лупареве Миша нехорошо ухмыльнулся и вместе с тем обрел необходимые резервы. Он доберется до него, вот только надо как следует подготовиться. Теперь вообще надо готовиться, второго такого провала он не переживет, умрет попросту. Этот Бомбадил оказался, в сущности, великодушным. Сам Миша, окажись он на его месте, живым Бомбадила не отпустил бы. Больно... Как больно! Ни единого живого места, а что там внутри? Вдруг он отшиб почки? Печень? Миша вслушивался в собственный организм, пытаясь определить, что в нем теперь работает, а что уже нет.
Включил передачу, машина медленно поползла к выезду из гаражей. Оказавшись на дороге, он поневоле оставил постоянную самодиагностику: надо было следить за движением, чтобы не усугубить аварией свое и без того незавидное положение. До земли обетованной — района с зарешеченными магазинами — он добрался без происшествий, если не считать какую-то, очевидно, бешеную кошку-альбиноса, как есть с красными глазами и всю белую, которая совершенно неожиданно запрыгнула к нему на капот, пока автомобиль стоял на светофоре. Запрыгнула, покружила немного и смылась, а куда — неизвестно. Откуда она вообще взялась?
Найдя неподалеку от подъезда свободное место, он кое-как поставил автомобиль, чтобы тот не перегораживал проезда, и затем очень долго вылезал, подтягиваясь на руках, волоча почти бесполезные из-за сорванной поясницы ноги, все же вылез и долгое время стоял, пошатываясь, оперевшись об автомобиль. Кто-то из проходящих мимо сострил, куда это ты такой, дескать, собрался ехать. Налакался, как дырявая калоша, а теперь на подвиги потянуло? Миша абсолютно трезвым голосом послал острослова по надлежащему адресу, тот удивился, отошел, пробурчав в ответ что-то схожее с Мишиным пожеланием. Миша уже забыл про него, когда неудачный шутник вернулся, и не один, а с костылем, сильно поношенным, со сбитой резиновой опорой, но еще совершенно годным.
— На вот. Не лайся. Кто ж знал, что ты по здоровью? Э-э-э, да тебя как отделали-то! Помочь, или сам дойдешь?
Ожесточенное Мишино сердце немного смягчилось, он поблагодарил с неба свалившегося остроумца и полюбопытствовал, куда нужно будет воротить костыль.
— А вон, за угол. Туда, где баки мусорные стоят. Я его оттуда принес, — добродушно молвил верный себе острослов и канул, теперь уже окончательно, в темноту. Миша, конечно, не знал и знать не мог, что этот подавальщик костылей был в лицо очень знаком некоему молодому человеку, племяннику одного весьма значительного господина, проживающего в собственном доме вблизи Арбата.
В подъезде, то ли от тепла, то ли еще от чего, Мише стало плохо. Закружилась голова, затошнило. Получилось это как раз в тот момент, когда он ждал лифт. Лифт медленно ехал вниз, Миша начал постепенно терять сознание и окончательно потерял его в тот момент, когда кабина распахнулась и Миша с костылем за компанию повалился на выходящую из кабины девушку восточной внешности, проживающую в этом подъезде с тех же почти времен, что и сам Миша, то есть почти что ничего, но, видать, пуганую, потому как не испугалась, не отскочила, позволив Мише свободно падать вперед лицом, на котором и так не было живого места, а наоборот, придержала, оказавшись физически довольно крепкой. Прислонила к стене, убедившись, что жив, но в отключке, затащила в лифт, а после и к себе в квартиру. Здесь, невзирая на недоумение домашних, положила Мишу на пол, сделала ему искусственное дыхание, растерла виски водкой, дала понюхать нашатыря, отчего Миша немедленно пришел в себя и принялся яростно вертеть головой, лишь бы не ощущать этот убийственный нашатырный флюид.
— Да не крутись ты! — прикрикнула девушка. — Только что помирал, а теперь крутится! Лежи спокойно!
— Мама это кто? Папа? — Миша увидел крошечного парнишку и подумал, что он, Плешаков Михаил Евгеньевич, должно быть, помер и попал в рай, потому что вот же он, настоящий ангел, только маленький совсем, стоит рядом. Весь светленький, волосики — чистое золото, глазки голубенькие, по-взрослому грустные, какие, наверное, и должны быть у ангелов.
— Это, сынок, один дядя. Сосед наш, — пояснила девушка с восточной внешностью. — Он попал в беду, а я его спасла.
— Все время ты, Эля, спасаешь не пойми кого, — посетовала старая тетка, вовсе не похожая на ангела, зато прилично смахивающая на ведьму: в цветастом халате, глухом платке и с полным ртом золотых зубов. — Зачем привела этого, — тетка с нескрываемым презрением посмотрела на распростертого Мишу, — русского алкаша? Только ребенка зря пугаешь.
— Я не алкаш, — возразил Миша слабым голосом, — меня хулиганы избили, хотели машину отобрать, еле ноги от них унес. В подъезд зашел, с мороза в тепло, мне плохо стало. У меня, наверное, сотрясение мозга.
— Да ну... — тетка отмахнулась и, не желая больше ничего слышать, куда-то ушла, позвала ребенка, и тот послушно пошел за ней. Миша попытался подняться на локтях, но у него немедленно вновь закружилась голова, все поплыло перед глазами, и он в изнеможении повалился обратно на пол.
— Ты не вставай. Тебе покой нужен, и врача, конечно, надо. Может, тебе чего серьезное отбили? Я сейчас в «скорую» позвоню, — девушка потянулась за телефоном, но Миша буквально взмолился:
— Не надо «скорую»! Ни-ни...
— Почему? — Эля совершенно искренне изумилась. — Тебе в больницу нужно, в травмпункт какой-нибудь.
Плешаков все-таки смог сначала приподняться, затем сесть:
— Помоги мне подняться, пожалуйста. Я к себе пойду. Мне неудобно, что я на тебя упал. Я не нарочно. Вон и парнишку твоего испугал, и мать твоя недовольна.
— Это не мать, — быстро ответила Эля и едва заметно поежилась. — Не хочешь в больницу, как хочешь, твое дело. Взрослый, трезвый мужик. Мне тебя чего, уговаривать? Да мне и на работу давно пора.
— В ночную смену? — совершенно серьезно спросил Миша, но девушка ничего не ответила.
* * *
...Уже очутившись у себя в ванной, он как следует рассмотрел свои «награды»: совершенно черная спина, множество кровоподтеков по всему телу, лицо такое, что у иного бомжа встречается поприятнее. Решил отоспаться, а наутро пойти в аптеку, накупить всяких мазей, таблеток. Разбудил его звонок в дверь. Он никого не ждал, и вообще, не нравились ему такие звонки в дверь по утрам. Зажав рот, чтобы ненароком не вскрикнуть от боли, Миша поднялся с кровати, на которой уснул вчера прямо в одежде, тихо подкрался к двери, осторожно посмотрел в глазок и увидел, что на лестничной площадке стоят двое милиционеров в ушанках и с папками скучного казенного цвета. От такого пейзажа Мишу заштормило, и свет у него перед глазами померк. Он открыл пошире рот и задышал, как выброшенная на прилавок живая рыба толстолобик.
— Никого нема, — деловито сказал звонивший милиционер своему напарнику, — надо в выходной приходить, а теперь, небось, все на работе.
— К соседке надо, — напарник позвонил в соседнюю дверь и, услышав за ней признаки жизни, сказал: — Милиция. Откройте, пожалуйста. Удостоверение надо показывать?
Соседка открыла. Миша, приложив ухо к двери, напряженно слушал, стараясь не пропустить ни единого слова.
— А что случилось? — соседка была одинокой женщиной с двумя детьми, преподавала ритмику в детском районном центре, гуляла с маленькой, бесконечно длинной лопоухой собачкой какой-то английской породы, очень молчаливой и с грустными умными глазами. У ее хозяйки и с количеством мозгов, и с аристократичной меланхолией все обстояло совершенно наоборот, и она, распахнув дверь, была готова поведать этим милиционерам все, обо всем и про всех.
— У вас тут давеча бомжика убили, — начал было один из милиционеров, но соседка перебила его:
— Как же, как же, знаю! Он еще между вторым и третьим постоянно сидел. А вы думаете, именно убили? Может, он упал как-нибудь?
— Да нет, — вступил в разговор второй блюститель закона, — так не падают. Селезенка лопнула, печень оторвалась, почки отбиты, нос сломан. Вы что-то видели? Как вы думаете, кто-то из жителей подъезда мог его так отделать?
— Ой, — только и сказала соседка, до которой дошел, наконец, смысл вопросов. Думать-то она, конечно, может, и думала, вот только с ними, с ментами-то, как? — скажешь что-нибудь, кроме «ничего не знаю», и все. Не отстанут. Повестками закидают. Заставят чего доброго в суд идти, свидетелем. А то и обвиняемой сделают. Это они могут. Поэтому соседка, на которую снизошел здравый смысл, ничего кроме «не знаю, не видела» милиционерам не сказала.
Миша поплелся в комнату, сел на кровати и, обхватив голову руками, принялся тихонько выть. «Неужели кому-то есть дело до какого-то там бомжа? Что это за страна, которая выбрасывает своих граждан из дому, делая их бомжами, а потом берется за расследование их гибели?» Разумеется, ему было отчего переживать. Сейчас он впервые столкнулся с организацией, все знакомство с которой до этого выражалось у него в посещении паспортного стола, и имел все шансы при повторном знакомстве испытать все милицейские прелести на собственной шкуре. О! В этой «конторе» ни с кем не церемонятся. В милиции работают чудотворцы, с помощью нехитрых и проверенных тридцать седьмым годом методов превращающие честных людей в убийц, насильников и грабителей. Разумеется, и преступников настоящих милиция тоже ловит. Например, таких вот «бомжеубийц», или колхозника, укравшего мешок картошки, или наркоторговца, которому перед этим напихали в карманы всякой дряни. Не бывает такого? Увы. Еще как бывает. Какая страна, такая в ней и милиция. Чего же удивляться?
За этими невеселыми и даже отчаянными размышлениями прошел час, по истечении которого Миша впал в полнейшие уныние и фатализм и решил пойти сдаться в районное отделение милиции. Пришли на ум строки Священного Писания, заповедь «не убий», запоздалое раскаяние. «К чему жить, раз я убийца, а значит, для меня заказана дорога в рай? Может быть, я смогу искупить то, что сделал, в тюрьме?» Плешаков с большим трудом оделся, взял свой паспорт, написал явку с повинной и пошел сдаваться. Но едва он подошел к двери и взялся за ручку, как прямо в лицо ему грянул второй за день звонок. Решив, что это вновь те двое из милиции, он немедленно открыл дверь и... Увидел Элю. Девушка как раз возвращалась со своей «ночной смены». Она очень устала, но человеком она была добрым, очень отзывчивым, о таких еще говорят «отдаст последнюю рубаху». И вот ведь: никто ее такой не воспитывал, она сама себя вырастила. Такой и предстала в то утро перед спасенным ею Плешаковым. Да, да, именно спасенным. Ведь альтернативой ее объятьям, в которые столь удачно приземлился Миша, был у того лифта металлический угол, и не подоспей Эля вовремя, ударился бы он об этот самый угол и, глядишь, тут и сказочке его конец.
— Нет, ну вы видали?! — всплеснула руками девушка. — Ему постельный режим нужно соблюдать, а он?! Собрался-то куда? Приключений, что ли, вчера не хватило? Решил добавить?
Миша смотрел на нее и вдруг подумал, что она сейчас спасла его во второй раз — от тюрьмы, от такого ужаса, что и представить себе невозможно. Тогда он посторонился и пригласил ее войти. Она помедлила, потом отчего-то покачала головой и вошла...
* * *
Эля сходила в аптеку. Вернулась оттуда с целым пакетом всяких снадобий, которые ей присоветовал проныра провизор. Пила чай, который сама же и заварила, и читала инструкции к лекарствам. Потом велела Мише раздеться и лечь на живот. Намазала его всего с головы до ног каким-то приятным, чуть холодным гелем, потом попросила перевернуться на спину. Миша смотрел, с каким сосредоточенным выражением лица эта девушка осторожно смазывает его синяки, и вдруг спросил:
— Эля?
— Да.
— А полное имя?
— Эльвира.
Миша через силу, как мог, захохотал. Девушка сперва опешила, а потом недовольно спросила, отчего это ему так весело. Имя как имя. Чего он?
— Почти Мальвина, — не останавливаясь, простонал сквозь смех Плешаков, — а я, блин, деревянный Буратино, которого обули разбойники с ножом и пистолетом. Помнишь? Она еще позвала жабу, богомола и еще кого-то. Сверчка, что ли?
— Сову, — тихо ответила Эля.
— Ага! Точно! Как там? «Пациент скорее мертв, чем жив», «пациент скорее жив, чем мертв». Скажи мне, девочка с голубыми волосами, я-то как? Скорее жив, чем мертв?
— Одно из двух. Или пациент жив, или... — она посерьезнела и спросила: — Может, расскажешь, кто тебя так отделал? За какие заслуги могут так раскрасить?
Миша покачал головой. Ничего он не станет рассказывать. С какой стати? Он привык к совершенно особенному состоянию отчаянного одиночества и был уверен в том, что жизнь его вряд ли может быть кому-то интересна. К тому же Миша, при всей своей темной душе, отлично понимал, какова может быть оценка его последней неудавшейся затеи. Он вдруг понял, что этот прыгучий здоровяк не зря представился персонажем из сказки. Ведь если он Бомбадил, то кто тогда он, Плешаков? Горлум, вот кто. Подлая, лживая, скользкая тварь, живущая лишь ради неодушевленной штуковины, которая его в конце концов и погубила. Сказка хороша, нет слов. Но он-то, Миша, живет в настоящем, куда более страшном мире, чем сказочный, населенный выдумками и кольцами. И разве он так уж плох, так уж безнадежен? Эта девочка... Как она непохожа на ту, бывшую когда-то женой. Хотя что тут странного? У нее ведь, кажется, ребенок? Мать-одиночка? Вот и цепляется ко всем, ищет своему мальчишке папашу. Странно, он мог бы поклясться, что не проронил ни звука, но стоило ему подумать о своей спасительнице плохо, и ее рука, до этого втирающая в плечо какую-то очередную мазь, замерла, а потом Эля и вовсе отняла руку, словно обожглась или дотронулась до чего-то неприятного.
— Что-то случилось? — Миша смотрел на нее с непониманием. Нет, он точно не мог ничего сказать, он все время молчал.
— Дура я все-таки. Жалостливая дура, правда? Вот и с тобой, как со всеми. Хочу о чем-то спросить, поговорить, а ты лежишь с такой мордой, как будто я к тебе в карман хочу залезть. Расслабься, никто никому не должен. Я тебе чек за лекарства отдам, а все остальное бесплатно. Я имею в виду сочувствие, сострадание и тому подобную ерунду. Знаешь, почему я не люблю утро? Потому что по утрам приходит трезвость и больно бьет в левую грудь. И я тогда понимаю, что ты всего лишь кем-то избитый придурок, который свалился на меня совершенно случайно, когда я собиралась на свою паршивую работу, а я... Ты не хочешь мне рассказать, кто ты, а я могу тебе сказать, кто я. Я шлюха. Работаю в ночном клубе танцовщицей. То есть для себя самой я просто танцую, а для всех остальных — я даю за деньги направо и налево. Ведь глупо убеждать тебя в том, что, если я работаю в клубе, то я не шлюха? Ведь такого не может быть, правда? У меня есть ребенок, ты его видел. Он от русского, который меня бросил. Меня все бросают, даже собственная мать меня бросила... — Эля запнулась. — Ладно... В общем, давай тут, поправляйся. Деньги за лекарства потом занесешь, квартиру мою помнишь. Меня не будет, отдашь тетке. Прощай.
Она легко встала, не встала даже — вспорхнула, пошла вон из комнаты, и у Миши, может быть впервые в жизни, по-настоящему сжалось сердце:
— Не уходи, пожалуйста. Не надо. Прошу тебя. Чего ради ты нагородила про себя? Откровенность за откровенность, в таком случае. Коли ты шлюха, то я гангстер. Начинающий. Хотел кое-что сделать, а вот не получилось. Нарвался на одного тяжеловеса... Вот и все.
Эля вернулась, присела на краешек кровати:
— Значит, мы с тобой не те, за кого нас принимают?
— Как-то так.
Они проговорили до обеда, а потом девушка принесла ему поесть и пообещала зайти на следующий день. После того как Миша проводил ее, съел вкусный обед, состоящий из всего, чем и положено быть настоящему обеду, он с удивлением обнаружил, что, кажется, влюбился.
* * *
Синяки желтели, бледнели, проходили, а вместе с ними проходила и робость, забывались данные клятвы и обеты, заканчивались средства к существованию и становилось ясно, что нужно возвращаться на прежнюю тропу. Думать, что можно идти на лихие дела вооруженным смешным пневматическим пистолетиком, было смешно. Эля сумела вытянуть из него правду, он рассказал ей и про убийство бомжа, и про то, как хотел поживиться от одинокой богатой дамы, и о своих обидах Миша тоже рассказал:
— Кому мы нужны, кроме самих себя? У меня все забрали, лишили средств к существованию, выбросили на улицу. Почему тот, кто это сделал, считает, что я лишний? Меня душит злоба и не беспокоит совесть. Она ушла из дома, когда в него вошла ты. Я хотел идти в милицию, признаться насчет бомжа, что это я его забил ногами до смерти. А тут ты... Пойми, что только враги могли превратить нас с тобой в то, чем мы стали. Ты танцуешь в публичном доме, на тебя пялятся. А кто пялится? Враги. Я работал, был лояльным представителем среднего класса. Кто заставил меня сойти с ума и выместить злобу на том чертовом бомже? Враги. Так не пора ли отомстить врагам?
— Кого же ты считаешь врагами? — очень серьезно спросила Эля.
— Всех, кто виноват. Всех, кто живет лучше нас, хотя не заслуживает этого. Ты думаешь, тот, кто трахает шлюх в твоем заведении, менее грешен, чем я? Тот, кто лапает тебя, засовывает тебе в трусы вонючие деньги, тот...
— Не надо! — Эля закрыла лицо руками, ее трясло, девушка была на грани истерики. — Не напоминай мне. Я их ненавижу!
Миша не был злым гением, не имел он и цели склонить девчонку на свою сторону, во всяком случае, сознательно он этого не хотел. Но все именно так и вышло. У каждого есть кнопка, особо чувствительное место, такова всеобщая физика, и человеку из ее границ не вырваться. Тяга к преступлению может стать неодолимой, когда ненависть отравила кровь до критического уровня, который у каждого свой. Если рядом есть кто-то, источающий ненависть, тот, кто представляет собой постоянный ее источник, то нужно бежать что есть силы. Если она есть, эта сила бежать. У Эли ее не нашлось, ей убегать не хотелось. И очень скоро их повязало на крови, после такого обратной дороги не стало.
Это был воскресный день, они, как всегда, сидели в комнате и разговаривали. Вот почему Эля никуда не смогла уйти, убежать. Ей невероятно хотелось говорить с ним, никогда ни с кем ей не хотелось столько говорить. Он умел слушать, он думал так же, как она, он продолжал то, до чего сама она не успела еще додуматься. Это вяжет сильнее, чем страсть, держит крепче, чем близость, связывает лучше, чем любовь, и само является источником и страсти, и близости, и любви. Когда говорят двое, а слышится один голос, вот что это. Плешаков уже вполне оправился от своих увечий, ему впору было благодарить того здоровяка за его мастерство, за то, что не нанес серьезных внутренних повреждений. Деньги закончились совершенно, нужно было что-то предпринять, и срочно. Об этом он сейчас говорил Эльвире. Нет ли у нее чего-нибудь интересного на примете? Или кого-нибудь? Она обещала подумать, и тут в дверь позвонили, а потом еще и постучали весьма бесцеремонно. У Миши екнуло в груди, он подумал про милицию и хотел было сказать Эле, чтобы та не открывала, но играла музыка, и сделать вид, что в квартире никого нет, было бы пустым номером. Девушка подошла к двери, увидела в глазок какую-то тетку и спросила, что той, собственно, нужно. Тетка, оказавшаяся цыганкой, проворно стала говорить что-то о мягкой мебели, о скидках на эту самую мебель, о том, что она, тетка, как раз эту самую мебель и продает, и просила впустить ее, хотела передать каталог. Конечно же, это была самая что ни на есть банальная разведка боем. Цыгане так частенько делают: ходят по квартирам, предлагают купить у них все на свете по бросовым ценам, а потом наводят на квартиру воров из родного табора.
— Сейчас, женщина, — ответила Эльвира цыганке, — подождите, я ключи найду и вам открою.
— Что ты задумала? — Миша был явно озадачен ее поведением. — Чего ради ты решила впустить ее? Мне не нужна мебель.
— Зато нам нужна эта тварь, — Эля выругалась. — Однажды, когда меня не было дома, такие же вот ограбили мою тетку, а сынишка с тех пор не сказал ни слова. Она им открыла, думала, что они из социальной защиты, а те ее оглушили, забрали все, что смогли найти, даже детские вещи... Ты можешь только учить, теоретик? Надо начинать с крови. Или ты так и будешь всю жизнь скулить из-за того вонючего бомжа? Это нелюди, животные, они питаются падалью. Ну же!
Миша кивнул, сам пошел на кухню, выдвинул ящик стола и достал огромный разделочный нож. Взвесил его в руке, покачал головой и положил обратно. Он слышал, как Эля впустила цыганку, как заговорила с ней. Вместо ножа он взял скалку. Длинную, увесистую, как хорошая дубинка.
Цыганка что-то быстро-быстро говорила Эле, словно заговаривала ее. Взгляд у девушки стал отсутствующим, остекленел. Цыганский гипноз, чары. Этому нет объяснения, но это существует в мире, как еще одно непознанное его явление. Цыганка воровато поглядывала по сторонам, но вот беда — она не догадалась вовремя обернуться. Страшный удар скалкой по темени оглушил ее, повалил на пол. Эльвира стряхнула наваждение и молча накинулась на почти уже бездыханную цыганку, вцепилась ей в горло и душила до тех пор, пока несчастная не испустила дух.
...Когда туман перед их глазами рассеялся, а оцепенение от сделанного спало, они нашли себя стоящими над трупом, держась за руки. Им было наплевать, что цыганки, должно быть, уже хватились те, кто ожидал ее внизу в автомобиле. Их не заботило то, как они смогут избавиться от тела. Меж ними образовалось что-то вроде сладостного магнетизма, на какой-то момент им показалось — они единое, целое существо, словно двуглавый дракон. Их окутало блестящее сахарно-искристое облако, и проходящий по улице прохожий невольно вздрогнул, когда поравнялся с окнами квартиры убийц. Это был тот самый добряк, что как-то принес Мише костыль. Он втянул голову в плечи и быстро зашагал, пройдя мимо автомобиля, в котором сидели несколько встревоженных цыган. Спустя несколько минут во двор въехала милицейская машина, цыгане слегка напряглись. Патрульная остановилась сразу за их автомобилем, и оттуда, поправляя на ходу автомат, вышел старшина. Подошел к цыганской машине, попросил предъявить документы. С документами у цыган было не все в порядке, к тому же в машине было некоторое количество героина — этого цыганского снадобья, которое они столь талантливо распространяют среди оседлой части населения. Им было чего опасаться, и нервный водитель ударил по педали газа. Старшина был человеком флегматичным, стрельбу открывать не стал, в погоню не поторопился. Он лишь передал по рации о происшествии, и патрульная машина уехала. Мало ли в этом районе всякого сброда? Пусть за ним гоняются несколько отважных идиотов-мужчин и одна плохая актриса из телесериала, ведь здесь не кино, а реальная жизнь, в которой запросто могут шлепнуть.
Ночью Миша и Эльвира под руки вытащили тело цыганки из подъезда, да так ловко, что со стороны это выглядело, словно ведут сильно подвыпившую тетку ее более трезвые собутыльники. Для этого района самая обычная, ежедневная почти картина. Цыганку они усадили в машину, на заднее сиденье, вывезли тело за город, свернули к железной дороге, под мост, туда, где поезда сильно притормаживают, и там Миша положил ее на платформу товарняка. Цыганка отправилась кочевать — в последний раз. Нашли ее только днем, за сто семьдесят километров от Москвы.

Глава 14

Накатывал очередной Новый год. Москва все еще радостно, скорее по инерции, суетилась, готовилась отметить самый главный и шумный праздник. Все понимали, что сказка закончилась. Это ровно год назад все подводили итоги, их приятно было подводить: сытная жизнь взаймы, застившая глаза золотой пудрой, казалась вечной. Пузырь ненастоящей жизни все еще раздувался и окончательного своего предела тогда не достиг, за стенками пузыря вольготно было всем, и воздух переполняло хмельное счастье. На улицах были отмечены случаи водительской вежливости по отношению к пешеходам — явление прежде небывалое, везде появились какие-то неожиданно воспитанные люди, в отделанных карельской березой кабинетах звучали слова оптимизма и транслировались затем восприимчивой толпе. Толпа верила, толпа бездумно жила в долг, и казалось ей, что отныне так будет вечно. Зачем думать о пузыре, который когда-нибудь непременно лопнет? Вот никто и не думал. И пузырь лопнул.
* * *
В бордовом клубе царил еженощный аншлаг: кокотки были нарасхват, посетителей набивалось даже в будни столько, что приходилось ограничивать вход, извиняться, что мест нет. Нам Кам выкупил остаток этажа, переоборудовал в офис, соединил с клубом и стал часто бывать здесь, назначал встречи нужным людям. Обстановка располагала к удовлетворению порочной нужды, за деловыми разговорами обносили гостей затейливо раскрашенные по голому телу официантки, приглянувшуюся можно было отвести в соседнюю комнатку. Мемзер приезжал почти каждую неделю, Сергея больше с собой не звал, понял, что у парня, видимо, серьезный роман. С кем именно, дядюшку все еще не интересовало, он был тактичен. А племянник едва выдерживал до шести вечера, и застать его в офисе после этого времени было делом нереальным. Распрашивать юнца Мемзер не хотел, рассудив, что Сергею и без того осталось жить недолго, так пусть напоследок поиграет в московскую любовь. Агамемнон обещал закончить приготовления к пересадке как можно скорее, но попросил, чтобы его не дергали.
— Когда, когда... Я не могу сказать точно! — раздраженно ответил ученый на очередной вопрос Мемзера. — Может быть, месяц, может быть, полгода. Материал идеальный, я вам уже говорил. Все остальное — не ваша забота. Мне так же интересен этот эксперимент, как и вам. Мне так же, как и вам, хочется, чтобы все получилось. Не мешайте работать, в конце концов!
Мемзер отстал. Полгода он подождет — это не срок. Пока же он попросил Сергея чаще приходить в гости:
— Бывай у нас почаще. С твоим появлением Наташа стала более домашней, даже начала проявлять интерес к стряпне. Мне доставляет удовольствие видеть тебя в своем доме. Знаешь, в сущности, я так одинок, у меня из близких только жена и ты...
Сергей заметно возмужал от любви. Любовь была чем-то вроде тайной награды, которой по праву можно гордиться. Порой его разбирало желание рассказать о своей удаче, хотя бы и тому же Денису, и он с трудом держал язык за зубами. Почти ежевечерне в будни он отпускал водителя, довольного таким распорядком, и, миновав улыбчивого консьержа, вбегал к себе. Вскоре приходила Наташа, они проводили вместе час-полтора, потом она собиралась, целовала его и исчезала. Он выжидал немного, приводил себя в порядок, затем тщательно одевался и отправлялся ужинать к дяде.
Весь он был переполнен жгучим счастьем, оно словно заменяло ему кровь, било в виски, пульсировало в груди, покалывало в кончиках пальцев. На работе ему приходилось много печатать, перекладывать бумаги, вообще находиться в постоянном движении, и эти офисные упражнения готовили его руки к другим, тоже быстрым, тоже легким движениям, пронзительно волнующим Наташу. Руки его она особенно любила, и больше всего любила их тогда, когда скорыми, как бы музыкальными прикосновениями они снимали с нее платье и ласково пробегали по спине. Зато как только она уходила, как только приближался час ужина и надо было встретиться с Мемзером — все менялось. Как иногда во сне безобиднейший предмет внушает нам страх и уже потом страшен нам всякий раз, как приснится, и даже наяву хранит легкий привкус жути, так присутствие Мемзера стало для Сергея изощренной пыткой, неотразимой угрозой.
Когда в очередной раз, через полчаса после свидания, он прошел, нервно позевывая и поправляя на ходу очки, короткое расстояние между своим и дядюшкиным домом, когда в в качестве тайного любовника хозяйки дома подозрительно блеснул очками на лакея и, потирая мокрые от снега руки, переступил порог, ему стало неловко и даже жутковато. До такой степени, что его затошнило от ужаса, когда, шумно хлопнув дверьми, из двух разных концов дома одновременно вошли в столовую Наташа и Мемзер. Он весь вытянулся в струну, и ему захотелось подняться вверх, к потолку, пролететь сквозь крышу, прочертить ночной небосклон, и к черту все. Новый мир навсегда! Но все было по-прежнему, и, надев скучную маску, он здоровался с Наташей, здоровался с Мемзером, тот, как всегда паясничая, ткнул Сергея пальцем в живот и кукарекнул, и Сергей, как всегда, смущенно улыбнулся, и Наташа, как всегда, поджала губы. Страх не исчез, лишь притих ненадолго. Один чересчур откровенный взгляд, одна откровенная улыбка, и все закончится, уступит место невообразимому кошмару. Отныне всякий раз, как он заносил ногу через порог их дома, сердце падало в живот, казалось, что сегодня Наташу рассекретили, предъявили фотографии и еще какие-нибудь неопровержимости, она во всем созналась мужу и тот позвонил куда-то, отдал распоряжение своим гориллам... Дом встречал его с откровенным недоверием: зеркала врали, лестница норовила выгнуться крутым верблюжьим горбом и сбросить, пол коварно заманивал самым скользким местом. Мемзер все шутил, но теперь каждую его шутку Сергей принимал за хитрую ловушку, устраивал ей разбор, выискивал, нет ли в ней откровенного намека, скрытой под снегом полыньи.
Но ничего подобного не было. У Мемзера, при всей его хитрости, великолепном чутье, богатейшей интуиции была своего рода Ахиллесова пята, брешь в обороне. Он переставал оценивать человека после того, как между ним самим и этим человеком становился барьер первого впечатления. С тайной гордостью считающий себя прирожденным психологом, ценящий собственную способность мгновенно проникать в душу, наблюдательный, остроглазый Мемзер не думал о том, что человек сам по себе может меняться и не совпадать с первичным представлением, которое о нем составил дядюшка. Вот почему с начала их знакомства Сергей по-прежнему представлялся ему забавным мальчуганом, не ведавшим о своем предназначении, а Наташа со дня их свадьбы была для него все той же хозяйственной, расчетливой и холодной супружницей, изредка делившей с ним ночь. Оба эти существа для Мемзера были словно изображения с церковной фрески, выполненные по строгому неизменному канону. Сергей не сразу, но почувствовал это. И все равно отчаянность сквозила отовсюду, ведь Мемзер мог притворяться. Ведь мог?
Им хотелось бывать вдвоем на людях. Больше всего хотелось Сергею. Наташа понимала, что она для него — неоспоримое доказательство окружающим его успешности, мужской состоятельности. К тому же вместе они смотрелись завораживающе. Приходилось избегать модных ресторанов, где могли узнать, где нельзя было просто сидеть и держаться за руки, целоваться. Поэтому выбирались довольно маргинальные, с точки зрения Наташи, места. Однажды, кажется, это было уже со всем близко от конца года, Сергей привел ее в подвальный, маленький, пропахший кухней ресторанчик с безыскусным названием.
Мужички втроем налегали на белую двойной очистки в запотелом графине. С ними за столиком скучала какая-то женщина с лицом, казавшимся искаженным гримасой пренебрежения, но на самом деле бывшим таким просто от рождения. Она пила мутноватое пиво из высокого, с талией, стакана и время от времени что-то коротко вставляла в застольный разговор. Двое девиц из какой-нибудь бухгалтерии пытались предстать модными кокотками и пили дорогую шипучку, покуривали, бухгалтерским жестом постукивая пальчиком по сигарете, сшибая пепел в блюдце. Какой-то одиночка, очень толстый и насупленный, с видом атланта, которому некуда спешить, опустошал пивные кружки и разгадывал кроссворды из журнальца. Дама в дизайнерском облачении, кричаще контрастировавшем с интерьерами ресторанчика, и прекрасно одетый молодой человек в золотых очках потягивали мохито и проникновенно глядели друг другу в глаза. Освещение было скудным, всякие звуки мягко тонули в нем, под потолком временами собирались табачные облачка.
— Хорошее место. Здесь уж точно никто не опознает, — Сергей взял ее за руку. — Тебе хорошо? Почему ты закрыла глаза?
Наташа смотрела на него в каком-то оцепенении, но вот шевельнулась, тряхнула головой, отгоняя морок. Ее клонило в сон здесь, в прокуренном полумраке. И в этом сне наяву ей привиделось страшное, что у нее, как и у этого мальчика, нет ничего, ломаного гроша за душой, и они здесь, в этом отвратительном месте, постоянные посетители. Свои среди этих пьянчужек и рядящихся под потаскушек офисных девочек, и липкость деревянных столов им привычна. И он, этот романтический бедняк, в действительности муж ей, муж, с которым они, одутловатые от пьянства, выгуливают собачку, сидят в этаком вот кабаке, где за копейки можно упиться до положения голого короля, чтобы вернуться в съемную квартирку, а может, и комнату в коммуналке, где два окна выходят на шумную улицу, где старый, рассохшийся паркет, и шкаф, в котором помещается весь их гардероб, прячется в углу, отгородившись от всех мутным зеркалом. Тут ей сделалось так жутко, что она ногтями впилась в его кисть.
— Что случилось? Милая моя, я не понимаю?!..
— Так... Мне вдруг почудилось, что мы с тобой женаты.
Сергея ее слова взбудоражили, он не обратил никакого внимания на четыре острых полумесяца от ее ногтей, возбужденно ответил:
— Это было бы великолепно! Вдвоем, навсегда. Это было бы абсолютное счастье!
Она улыбнулась, покачала головой:
— Да, разумеется... Давай поженимся и сделаем друг друга несчастными. Нам негде было бы жить. Ведь для того чтобы мне выйти за тебя, я должна развестись с ним, а твой дядя мне содержания не назначит.
— Я буду много работать, и все появится, — мужественно ответил Сергей, и его слова запутались в очередном табачном облачке.
— Да? — Наташа приблизилась к нему, насколько это было возможно сделать через стол. — Когда же?
— Может быть, через несколько лет, — жалко предположил Сергей, понимая, что он и впрямь сейчас жалок, и все рассыпается прямо на его глазах. Чтобы жить с этой женщиной, нужно иметь все и сразу.
— Несколько лет... Ты хочешь ждать несколько лет? Сережа, дорогой, ты должен уже понять, что мечты и реальность никогда не идут рядом. Видишь ли, друг мой, мечты нельзя отдавать в банк под проценты, слишком эти проценты будут ничтожны. Неликвид, как говорит наш с тобою общий родственник.
— Наташа, я без тебя не могу, — он запнулся, — жить. Я так люблю тебя, я не могу себе представить, как он приходит к тебе ночью. Мне не за что его ненавидеть, он так много сделал для меня, но я его ненавижу.
— Да ты просто волчонок, — она вырвала руку из его руки. — Коварный и подлый.
Сергей опешил:
— Но... Я подумал... Ты странно себя ведешь. Я думал — это касается нас с тобой, а ты сейчас злая. И меня назвала волчонком...
— Я злая на жизнь. Злая на себя. Потому что думаю так же, как ты, а ведь это подлость, так думать. Вот мы сейчас с тобой сидим и не знаем, что делать дальше. Наши планы, как сухие листья, — ничего не стоят. Знаешь, дорогой, мы ведь совсем забыли с тобой о случайности.
— О случайности?
— Да. Люди строят планы и забывают о том, что есть смерть. Она всегда где-то рядом. Ты только представь себе, что за жизнь у нас наступит, если он... — Наташа схватила свой стакан, попыталась пить через трубочку, но коктейль закончился, и у нее получилось лишь несколько свистящих звуков. — Представь себе, только представь. Ведь он ужасный человек, я кое-что знаю о его делишках, у него нет чести, нет совести. У него должно быть много врагов. Он как-то сказал мне, что сам себя считает заговоренным, поэтому иногда отпускает охрану. Ведь тогда, в поезде, помнишь? Мы ехали совсем одни, совсем одни! Есть шанс. Вот сейчас, к примеру, он хочет ехать в Европу, кататься на лыжах. И опять поездом! Хотя это международный вагон... Черт!
Сергей ревниво взбесился, он словно пропустил мимо ушей все ею сказанное и уцепился за последние слова:
— И ты поедешь вместе с ним?!
— Нет. Он знает, что я терпеть не могу горы, у меня там постоянно болит голова. Он ездит каждый год — это обычай. Его не будет две недели.
Две недели! Сергей просиял, и мгновенно этот тяжелый заговорщицкий камень упал с его плеч. Нет, он не готов был говорить о смерти дяди: циничность обретается с годами. Сразу стало легче, он мгновенно захлебнулся предвкушением этих двух недель. Можно будет остаться у них в доме, перестать отыскивать в каждом взгляде, в каждой шутке дядюшки двойное дно. Наташа смотрела на него, видела, как лицо его из хмурого превратилось в сияющее, и подумала: «Еще рано. Хорошо, что будут эти две недели, после он никуда не денется, к хорошему привыкают быстро».
Любила ли она его? Она неохотно задавала себе этот вопрос, не могла ответить на него впрямую, но по косвенным признакам ответ был скорее положительным. Нельзя было представить себе, что Сергея нет, что кто-нибудь другой у нее на примете. И нынешний день, и все будущие были пропитаны, окрашены, озарены Сергеем, и от этого Наташа ощущала внутренний разлад между собой до Сергея и собой нынешней. Этот разлад особенно чувствовался, когда приходилось воплощать какую-нибудь хозяйственную затею или совершать дорогую покупку, не имевшую к ее любовнику никакого отношения. Она ездила на красном спортивном автомобиле и думала поменять его, но вдруг призналась сама себе, что Сергей тут ни при чем, для него ее очередная игрушка — пустое место, и хотя ей давно грезился сумашедший английский болид модной марки вместо надоевшего нынешнего, все удовольствие такого приобретения было отравлено. Другое дело — наряды, которые она надевала для Сергея, воскресный обед, который она составляла из его любимых блюд... И сперва все это, вся эта стряпня, суета вокруг невесть откуда свалившегося на ее голову мальчишки были ей странны, как будто она училась жить по-новому и не сразу могла привыкнуть. Разлад ощущался ею в особенности, когда она вдруг видела, что помимо Сергея, бывавшего в ее доме так часто, что, казалось, он тут живет, здесь находится еще кто-то другой. И он был реален, осязаем, никак не давал повода забыть о собственном существовании: шумел, балагурил, раздражался, дурачился, вымаливал прощение, стоя на голове, требовал от нее ночных любезностей, словом, оставался тем самым Мемзером, коим всегда и являлся, только теперь был для нее совершенно чужим, и только его денежные дела по-прежнему волновали ее. Пока ее муж был рядом, существовал, он должен был зарабатывать, выполнять то основное, ради чего она находилась рядом. И вот этот Наташин интерес к финансовым делам мужа никак не сочетался с ее новым, влюбленным состоянием и был первопричиной внутреннего разлада, который она с каждым днем все хуже и хуже переносила.
* * *
Я выиграл в лотерею? Попугай шарманщика вытянул мне билетик с надписью «счастье»? К черту! Никогда бы не поверил, что буду страдать от раздвоения личности, а теперь это реальность, в которой мне приходится жить, болото, откуда не вылезти. Засасывает все глубже с каждой нашей встречей. Я «подсел» на нее, «подсел» на жену своего дядьки, как подсаживаются на веселые таблетки или порошок, который однажды предлагала та плясунья из клуба. Почему я до сих пор ее помню? Да потому что я был бы совсем не против... Тогда, там, она была такая разогретая, вся лоснилась, словно черная мускулистая кобыла. Наверное, она очень сильная, эта плясунья. Как же ее звали? Эля, Эльвира. Да.
У меня эта жалкая должность, за свою работу я получаю больше любого специалиста, и все вокруг, все эти яппи в белых рубашках, разумеется, ненавидят меня. А мне плевать. Я пользуюсь своим положением хозяйского родственника, и никто не смеет даже рот раскрыть. Этот секретный адюльтер у дяди под носом — отчаянная афера, и мне даже думать не хочется, что он сделает со мной, когда все откроется. А в том, что все откроется, я не сомневаюсь: нет ничего тайного, что не стало бы явным. Я быстро превратился в альфонса со всеми вытекающими из этого состояния последствиями для личности. Дядя говорит, что пошлет меня учиться в Англию на будущий год. Это значит — конец. Придется расстаться с Наташей, и, конечно, уже навсегда. Это немыслимо для меня. Я ее люблю, и от мыслей, что этот старый сукин сын иногда позволяет себе... От этих мыслей у меня кровь превращается в клюквенное желе и отказывается двигаться по организму. Конечно, у него нет наследников, кроме Наташи. Все отойдет ей. Сколько там? Она говорила о сумме в несколько миллиардов, мы сможем пожениться спустя отведенный приличиями срок, уехать в Америку. Мемзер здесь для какой-то невиданной каверзы. Однажды он сказал мне:
— Знаешь, эту страну ненавидят все. Очень сложно выжить, когда все ненавидят, включая тех, кто ею руководит. Она обречена. В ней ничего нет, кроме нефтяной трубы. Сейчас то, что в трубе, стоит дорого, но очень скоро все изменится. Наступит время, когда нефть закончится, и нечего станет менять на доллары, а без долларов страна не сможет существовать, произойдет государственный переворот и большой российский кувшин расколется на отдельные черепки. Ресурсы этой страны должны принадлежать в равной пропорции если и не всему миру, то, во всяком случае, лучшей его части. Той, откуда появилось просвещение, мировая культура, демократия... А это Европа и Штаты. Штаты — это тоже часть Европы, неотделимая часть. И я не отделяю себя от Штатов — это моя страна, ради нее я здесь.
Почему я так хорошо, слово в слово запомнил его пафосный спич? Да потому, что не так много раз в жизни меня окатывали ледяной водой. Во всяком случае, я дядюшкиных взглядов не разделяю, и за его исповедь я ему весьма признателен. Ведь если с ним что-то случится, то, получается, я спасу государство! Может, это преувеличение, но желать лучшего оправдания для себя вряд ли можно. На самом-то деле плевать мне и на государство, и на всех, кроме меня самого, Наташи и моего плана. Не знаю к чему, но зачем-то сейчас втемяшилась в голову история с каким-то великим князем из Романовых, который отрекся, уехал с актрисой и тем спасся от смерти в революцию. Как его звали? Не Сергеем ли? Впрочем, я не помню. Я плохо учился в школе, я вообще мало чего знаю, и моя нынешняя должность — это мой потолок. Никакая Англия его не поднимет. Хочу деньги, хочу красивую, роскошную жену, хочу все и сразу. Ведь так бывает?
* * *
Мемзер считал себя театралом, часто заказывал билеты, и в такие вечера Наташа всегда сопровождала его. Агамемнон, как он заверял, весьма плодотворно трудился, обещал вскоре выдать результат, и Мемзер закрывал глаза на мышиную возню своего племянника и жены. Конечно же, он догадывался. Он почувствовал что-то особенное еще в поезде, а уж потом, когда однажды поймал взгляд, которым эти двое простаков обменялись через стол, у него почти не осталось сомнений. Сначала он впал в ярость, но это быстро прошло. Он стар и многое видел, так чему тут удивляться. Поганый корень, что у Наташи, что у ее сестры Марины. Арик уже почти перестал появляться с ней на людях и однажды признался ему, что у них окончательно дошло до развода. Какие были тому причины, Мемзера не интересовало, он сам давно бы разрубил этот узел из интрижек жены и вероломного племянничка, когда бы от племянничка не зависела его собственная, Мемзера, драгоценная жизнь. И он, собрав воедино всю свою рассудительность, сказал сам себе, что в этом ничего такого нет, что это он сам, только много моложе, что он временно существует в двух лицах и после операции вновь вернется к своему единоначалию, использовав подлеца племянника, словно тюбик космического пюре: выжал, съел, выбросил, забыл. Что делать с Наташей, он долго не мог решить, но потом все-таки придумал, что для нее величайшим наказанием будет увидеть, что он, ее старикашка (так, верно, они зовут его между собой), все никак не помирает, хотя пора бы уже. А вместо этого он даже как будто становится молодым. И вот когда сама она начнет увядать, как пятидневная сорванная роза, тогда он ее бросит, выгонит безо всякой жалости, а себе найдет новую красивую игрушку и позаботится, чтобы та подольше не ломалась.
Он собирался в горы один, но, переполненный желчными подозрениями, вдруг представил, как этот подлец-донор станет жить в его доме, ходить там, где ходит он, трогать его вещи и по нескольку раз в сутки покрывать его смазливую дурочку. Это Мемзеру не понравилось, и он придумал забавную штуку...
Получив приглашение в театр, Сергей, мягко говоря, не обрадовался. Тут же принялся выискивать в этом подвох, поделился опасениями с Наташей, но та успокоила, сказала, что волнения ни к чему, Мемзер помешан на театре и считает, что все вокруг должны, обязаны разделять его манию.
— Это будет забавно, я сяду между вами, мы будем вместе. Быть может, и спектакль будет интересным, хотя он не умеет выбирать, ходит наугад.
— Меня от театра воротит, — честно признался Сергей, — сплошное надуманное вранье. Он издевается над нами, чертов старик.
В самый канун нового года, тридцатого декабря Театр современной пьесы давал «Провокацию». Мемзер выбрал этот спектакль именно по названию, его мало волновало содержание, достаточно было того, что название идеально подходило для декорации его собственного спектакля. Дали третий звонок, ушел вверх занавес, обнажив совершенно голую сцену и на ней какого-то смутно знакомого актера в узких брючках, помятой клетчатой рубашке, замшевом пиджачке. Помимо актера на сцене был также стул, гадкий, весь заляпанный краской, и актер, сидя на этом стуле, произносил длинные и непонятные монологи, выбросил за сцену собственные часы-луковицу и в конце первой сцены оказался зачем-то графом. Для пущей убедительности он несколько раз вставлял в глазницу монокль.
Затем появился еще какой-то примелькавшийся в сериалах актер, назвался бароном, сказал, что его только что выпустили из тюрьмы и там, в тюрьме, он стал гомосексуалистом. В зале первый раз полыхнуло смешком.
Теперь это стало непременным в каждом спектакле: несколько забористых ругательств, обязательный намек на извращения. Режиссер таким образом думает потрафить современной аудитории, и летят со сцены в зал заковыристые словечки, сальности, пошлость, приводя в ужас осколки интеллигентной публики, разбросанные по наиболее дешевым в зале местам. Постмодернизм скоро убьет старую добрую культуру, если только раньше сам не загнется. Есть еще надежда.
Вышли на сцену дама и слуга — известный актер, все стали играть всеобщее раздражение, сменившееся суетой в ожидании американского мецената по фамилии Малкович. Здесь Мемзеру стало окончательно понятно, что спектакль плохой, и он зевнул. А на сцене меж тем появились декорации, этот самый Малкович материализовался в виде корифея Юрского, и зал взорвался овацией, но и после явления Юрского ничего любопытного не случилось: скучшейшие, надуманные диалоги, высосанная автором пьесы идейка, два костюмированных бандита в конце первого действия, оказавшихся не бандитами, а частью идейки титулованной дамы. Бандиты немного поглумились над Юрским-Малковичем, постреляли всех, кроме американца, и спустя минуту все так же скучно воскресли, а дама призналась Юрскому, что все случившееся есть наглядная иллюстрация к придуманному ею проекту экстремального туризма для состоятельных иностранцев. Финал был сыгран так себе, но получился неожиданным и потому сорвал аплодисмент.
В антракте Сергей, Мемзер и Наташа единодушно решили хоть немного прогуляться. Особенного места для прогулок не было, кроме как в небольшой зале с фотографиями актеров и оттоманками, которые, впрочем, все как одна были заняты. Троица заняла место у окна, Сергей признался, что хочет бутербродов из буфета, но решили в буфет не соваться. Не отстаивать же, в самом деле, очередь?! Мемзер увлеченно заговорил о чем-то, и впрямь очень интересном. Кажется, он пустился в воспоминания о вьетнамской войне, и Сергей с Наташей невольно увлеклись его рассказом, втянулись, и он показался им куда интересней только что увиденного. Как-то незаметно Мемзер перешел к своему скорому отъезду, внезапно хитро подмигнул, взял жену за руку, притянул к себе и поцеловал в щеку. Оказывается, перед этим он сказал нечто важное, но его словно не услышали. Тогда он повторил, что очень хочет, чтобы она поехала с ним, все уже решено, оформлено, они уезжают с Белорусского вокзала завтра, рано утром, и вернутся не раньше двадцатого.
— Возьмем машину в прокат и поедем куда глаза глядят. Шут с ними, с лыжами. Ради тебя я готов отказаться от привычек, даже если они сугубо полезные.
У Сергея перехватило дыхание, он мгновенно вспотел и закусил нижнюю губу.
— Что с тобой, Сережа? — участливо осведомился Мемзер и тоже взял его за руку. Теперь со стороны казалось, что трое взрослых людей собираются водить хоровод. — Тебе душно? Вообще здесь и впрямь душновато. Как вам спектакль? По-моему, великолепно. И Юрский, и все остальные играют в полную силу, и замысел грандиозный, и драматургия выверенная. Что думаете?
Наташа молчала, стараясь не смотреть на Сергея. Она куда лучше умела держаться, но сейчас была как никогда близка к срыву.
— Я как раз и хотел сказать, что мне как-то не очень, — справившись с головокружительным приливом, ответил Сергей. — Многое непонятно в замысле. Но финал мне понравился.
— Ты молодец, — с усмешкой сказал Мемзер. — Я всегда знал, что в тебе моя порода. Владеешь ситуацией, отвечаешь честно. Думаю, что второе действие все разъяснит. Нам пора в зал.
Опять это жгучее соседство с ее локтем, коленкой. Но во втором действии все изменилось, все пошло не так. После антракта воздух стал словно с примесью песка — это уже не была ее коленка, ее локоть. Рядом с ним сидела не его женщина, ее только что украли, изъяли под благовидным предлогом, и он ничего не в силах сделать. Две недели любви, которые многое изменили бы, на глазах превратились в фарс гораздо более сильный, чем действо, разворачивающееся на сцене. Там все шло еще хуже, чем в первом, нисколько не связанным с продолжением, действии. После антракта все изменилось не только в любовном мемзеровом треугольнике. Юрский теперь изображал покойного виолончелиста Ростроповича, но под другой фамилией, пил с бывшим в первом действии графом водку на брудершафт и смачно произносил слово «говно». Появилась на сцене и жена законспирированного Ростроповича — Вишневская, также по-иному обозначенная. Зевающий Мемзер подумал, что, верно, это воплощение какой-то всамделишной истории, известной широко в чрезвычайно узких кругах и от того кажущейся еще более надуманной и скучной тем, что в этой понятной «своим» интриге никто посторонний ни черта не понимает. Вишневская, впрочем, была изображена вполне правдоподобно, актриса была подобрана со знанием дела, ей, кажется, даже не приходилось входить в роль, до того ее манеры и грубый, властный голос были похожи на приму в жизни. Актриса, в первом действии изображавшая графиню, теперь играла роль какой-то администраторши с гротескным одесским говорком. Все искали некоего афериста, фамилия которого была отчего-то Краковяк, в результате так его и не нашли, и спектакль закончился черт знает как, репликой-вопросом в возвышенном и оттого особенно идиотском стиле. Аплодировали мало. Юрский стыдливо вышел на поклон и тут же исчез, а вместе с его уходом рухнул занавес и театр словно притворился, что всего этого бреда, который только что происходил в его стенах более двух часов, и вовсе не было. Провокация не вышла на сцене, но прекрасно удалась в жизни. Мемзер был очень доволен, и в автомобиле расхваливал спектакль направо и налево, ухитряясь так переиначивать действие, что Сергею захотелось броситься на него с кулаками.
— Жаль, что не сможем вместе встретить праздник, — вдруг прервал свои театральные шарады дядюшка, — но ведь ты найдешь, чем развлечь себя? Я попросил приятеля, он организует тебе встречу Нового года в своем клубе. Там будет весело, вокруг много профессиональных принцесс, ты останешься доволен.
— Я здесь выйду, мне близко, хочу пройтись, — Сергей чувствовал себя отравленным присутствием Мемзера, старался не смотреть на Наташу и больше всего сейчас хотел вырваться на свободу. Уезжают завтра! Каково?! Он даже не сможет с ней проститься...
— Как знаешь, как знаешь, — Мемзер потрепал его по плечу. — Ну что же, давайте пожелаем друг другу всего наилучшего в наступающем году. Уверен, что для каждого из нас он станет незабываемым. Нас с тобой ждут великие дела, дорогой племянник, великие дела, которые обязательно будут вознаграждены по заслугам. Ну, давай-ка я тебя поцелую. Наташа? Поцелуй молодого человека.
* * *
Он очутился на улице и побрел в сторону, противоположную той, куда уехал только что их автомобиль. Было пусто, так пусто, будто он враз осиротел и мгновенно осознал это, спокойно, без истерики и надрыва. Сергей поднял воротник пальто, сунул руки в карманы и зашагал к дому. Больше того, что произошло, не могло произойти. Не бывает двух планетарных катастроф подряд, одним вселенским взрывом перерождается все, на смену Ветхому Завету приходит Новый, и теперь, уже невозвратно, наступила ясность: дядюшку надобно прибить, как шумную толстую муху. Сомнений больше нет.
Вдруг он все узнал? Или начал догадываться? Прежний липкий страх оставил Сергея, и он остановился посреди улицы, не дойдя нескольких метров до своего подъезда. Очень не хотелось накручивать себя в этот вечер больше, чем уже было накручено, и ленивый Авось нашептал ему, что именно сегодня случилось так и он увидел новую, прежде незнакомую ему сторону дядюшкиного характера. В самом деле, ведь он, его дядюшка, имеет на Наташу куда больше прав, он ее законный муж и он по-своему (именно по-своему, подумал Сергей) любит ее.
Зазвонил телефон, номер был незнакомым, и Сергей не стал отвечать. Рванул на себя подъездную дверь, вошел, кивнул консьержу. Он слишком погружен был в свои переживания, в заботы, появившиеся столь внезапно, и поэтому, конечно, не заметил самый неприметный автомобиль на свете — грязный «жигуленок», уныло ткнувшийся в поребрик на другой стороне улицы. Из выхлопной трубы пульсирующими сгустками вырывался дымок, фары были потушены, стекла затемнены, и кто его знает, за какой надобностью стояла здесь эта машина, зачем в ней были эти двое, внимательно наблюдавшие за Сергеем?
Убедившись, что объект их наблюдения вошел в подъезд, Миша педантично убрал в футляр небольшой, но вполне мощный бинокль, повернулся к Эльвире и продолжил убеждать ее:
— Говорю тебе, этот сопливый гедонист безобиден. Я наблюдаю за ним уже пятый день, он частенько выходит из дома совсем один. По утрам ездит в свой хренов офис на джипе с охранником, но вечером отпускает его, а потом к нему приезжает одна роскошная блонда.
— Красивей меня?
— Эля, не смеши.
— Что ты имеешь в виду? Я, по-твоему, уродина?!
— Да при чем тут... Еще спроси меня, сексуальна ли ты? Тоже мне, Кровавая Мэлори. Слушай дальше...
— Нет, это ты слушай дальше. Я не была уверена, я пыталась вспомнить, где мы с ним могли встречаться, и вспомнила. Я знаю, кто он такой.
Миша деланно рассмеялся. Порой ему тяжело было притворяться, он делал вид, что ревновал, — ей это нравилось, так она ощущала себя полноценной женщиной. В глубине души Миша понимал, что на эту ревность у него нет никакого права. Его избранница имеет публичную, так сказать, профессию, у нее широкий круг общения. Чего ради ему пытаться уличить ее? Миша, при всей его кажущейся недалекости, был вовсе не таким уж примитивным. Он умел играть, делал это убедительно, во всяком случае, он заставил Эльвиру поверить в свое чувство. Мише нужен был сообщник, а она подходила идеально.
— Вот как? Знаешь, кто это такой? Ты, кажется, знаешь половину города, солнце мое, и я не могу сказать, что в восторге от твоих обширных, м-м-м... связей.
Девушка передернула плечами:
— Послушай, прекрати, а?! Что у тебя все сводится к одному? Если ты меня считаешь грязью, то зачем мы вместе? Почему я постоянно должна оправдываться перед тобой?! Тем более что с этим парнем у меня никогда ничего не было, мы познакомились в клубе, я его угостила чаем! Я же тебе сказала, я только танцую, а с этим мы разговаривали у барной стойки, и все. Не веришь, тогда сам у него спроси. Я еще предложила ему купить дури, а он оказался племянником друга хозяина клуба. Я тогда сильно перепугалась, ведь этот узкоглазый запрещает продавать непосредственно в клубе, даже предлагать запрещает. Считает, что можно нарваться на подставу, тогда клуб закроют. И я его попросила, ну, этого, который племянник, чтобы меня не выдавал.
Мише стало весело, он рассмеялся, обнял ее, поцеловал, и Эльвира на этот Иудин поцелуй горячо ответила. Она любила. Она хотела, чтобы все у них получилось, как у людей. Чтобы дом был свой, каменный. Она еще родит одного или двух детей. Вот только сейчас они заработают столько, сколько нужно, и все будет так, как она задумала.
— Ну и как? Не выдал он тебя?
— Меня бы тогда... — она поежилась, — лучше не продолжать. Не выдал.
— Это ему зачтется, — пообещал Миша и нажал на газ.

Глава 15

Нам Кам записал телефон, продиктованный ему Мемзером, и кинул блокнот в ящик стола, туда, где среди всякой ерунды и безделушек, перемешанных как попало, лежала бутылка с каким-то странным содержимым. Нам достал бутылку, заполненную мутноватым раствором, и потряс ее. От сотрясения содержимое бутылки стало почти совершенно прозрачным и оказалось, что на дне ее плавает какой-то не то червяк, не то змейка.
— Ешь, ешь, Катран-повелитель мух. Дай мне право пить твою росу в течение многих дней, дай мне свою мудрость и силу оживать всякий раз, когда меняется кожа.
С этими словами Нам открутил крышку бутылки, зажал пальцем горлышко, опрокинул бутылку и вытряс из нее прямо на стол несколько прозрачных капель. Поставил бутылку на стол, облизал палец и, как собака, слизал капли. Затем достал из ящика предмет, похожий на дротик для игры в дартс. К дротику был приделан своеобразный хвост из ярких нитей и перьев неизвестной птицы, которая, впрочем, могла быть попугаем очень яркой расцветки. Нам расстегнул рубашку и обнажил участок тела, весь покрытый небольшими шрамами. Не долго думая, что есть силы ударил себя дротиком и даже не поморщился, когда острая сталь впилась в его плоть и выступила кровь, схватил бутылку, приставил горлышко к ране и смотрел, как прозрачная жидкость в бутылке обретает томатный оттенок. Просидев подобным образом несколько минут, он завинтил бутылку и вернул ее вместе с дротиком в ящик стола, закрыл глаза, при этом губы его не переставали шевелиться, повторяя одну и ту же мантру. Нам молился Катрану — песчаному змею, покровителю убийц.
Вот уже почти семнадцать лет прошло с тех пор, как Нам обосновался в Москве. Он возглавил диаспору, насчитывавшую около трехсот тысяч вьетнамцев, разбросанных по всей России. Почти всех он знал поименно и держал в голове доход от каждого взрослого соплеменника — налог, который тот обязан был платить боссу ежемесячно. Нам продолжал оставаться главным боссом в изгнании. В большинство стран выезд ему был заказан — хотя формально он уже не находился в международном розыске. Мемзер сдержал слово, а сенатор своим авторитетом смог добиться отмены ордера на арест взамен на пожизненнй запрет для Нама пересекать границу Штатов. Теперь сенатор был уже года три как в ином мире — он умер от инсульта в своем доме, сидя в кресле и мирно поклевывая носом в тихий послеобеденный час. Старик ушел, оставив завещание, по которому все свое имущество он оставил последней жене, бывшей порномодели, и ничего не отписал своим взрослым детям и прочей родне. Смерть и завещание прежде довольно незаметного для публичного мира человека наделали много шума в прессе. Журналисты принялись копать, и каким-то образом всплыло имя Нам Кама как одного из близких друзей покойного, ныне живущего в России. Дальше больше: настырные газетчики принялись за собственное расследование, и вот уже Мемзер, который всю свою жизнь был совершенно непроницаем для прессы, попал в статейки с таким скверным послевкусием, что совет ФРС выразил ему свои опасения по поводу возможной компрометации и утраты делового статуса. Мемзеру получилось как-то убедить их в своей непричастности. Он рассказал о нерушимой воинской дружбе, о том, что не принимал и не принимает никакого участия в делах Нама, и в то же самое время намекнул, что деятельность Катрана на территории России самым благоприятным образом способствует достижению целей, которые ставил ФРС в отношении этой ненавидимой им страны.
Золотой миллиард — Северная Америка, включая Канаду, и Европа — никогда не смирятся с существованием России. Америка не заинтересована в конкуренте размером чуть ли не больше ее самой, Европа страдает от нехватки сырья для собственного существования. Они задушат Россию с помощью ФРС, ее печатного станка, коррумпированной насквозь российской власти, которая согласна выполнять любые приказы извне, лишь бы получать за это хорошую мзду.
Холодная война закончилась падением СССР, началась война тихая, война денежная, и целью Мемзера и компании, основной целью, стало только одно — падение страны — наследницы СССР, самого большого осколка бывшей «империи зла». Подготовленный гениальными менялами план предусматривал возникновение всеобщего экономического напряжения, как следствие — это напряжение должно было наиболее сильно ударить по России, вызвав в ней настоящий коллапс. Нищих просто вести на баррикады: ради посулов хлеба, зрелищ и удовлетворения всех остальных потребностей. Большая, великая цель всегда достижима путем внесения некоторого количества жертв на депозитный алтарь. Разработчики плана тихой войны не смущались, прогнозируя жертвы в собственных странах. В конце концов, речь идет лишь о некотором, весьма незначительном падении качества жизни американцев и европейцев. Все это впоследствии будет достаточно быстро восстановлено, а вот повреждения, нанесенные России, должны стать для этой страны несовместимыми с жизнью. Доллар стал для России не осадным, но бактериологическим оружием, отравившим экономику страны и всю ее в целом, от корней до кроны. Страна, покрытая, словно ствол дерева, зеленым лишаем, страна, ничего не производящая и лишь пропивающая самое себя, безжалостно выкачивая и продавая за напечатанные Федеральным резервом бумажки собственные невозобновляемые резервы, должна была, по расчетам менял, скончаться в течение тридцати лет. И то, что началось сперва с краха ипотечных фондов, произошедшего под контролем менял, и словно снежный ком переросло в так называемый глобальный кризис, для золотого миллиарда не страшно. Во имя великой цели — падения России — можно потуже затянуть пояса. Не привыкать, никто не умрет с голоду, не дадут умереть драгоценным европейцам, американцам, канадцам, всем этим высшим арийцам. Их жизнь оплатят своими жизнями те, кому не повезло родиться в третьем мире. Счастья на всех не бывает.
Нам организовал в Москве два цеха по производству наркотиков. Один располагался на том самом рынке, куда отправился Сергей в свой первый злополучный московский вечер, не зная, что кое-кто из цыганских наркобаронов, завсегдатаев трафика, был против вьетнамского присутствия. Нам показал им, на что способен. После взрыва наступила зыбкая тишина, цеха работали в Москве, а от нее дальше, кругами по воде, стал расходиться по стране мощный синтетический наркотик «крокодил», по сравнению с которым героин казался безобидным увлечением. Это была та часть Катрана, которую Нам слепил из песка в последнюю очередь. А до этого уже была дань от большой вьетнамской торгашеской диаспоры, сеть ночных клубов, представлявших собой не что иное, как дома терпимости, и подпольные казино, весь доход от игры в которых пожирал Катран.
Одна из клубных девочек, сама того не ведая, заразила Нама отвратительной, часто встречающейся в ее профессии болезнью. Нет, это не было чем-то вроде вируса иммунодефицита, всего лишь банальный сифилис. Но недаром, переиначив немного поговорку, можно утверждать: что русскому плохо, вьетнамцу смерть. Нам немного запустил болезнь, не сразу показались симптомы, и русский сифилис заключил союз с давним неприятелем Нама — гепатитом, полученным еще во Вьетнаме во время войны, когда приходилось пить прямо из грязных луж, потому что никакой другой воды рядом не было. Этот союз зловредных микроорганизмов привел к печальным последствиям.
Нам состарился и высох, белки его глаз пожелтели — проблемы с печенью. Он прошел обследование, которое показало, что жить Наму осталось самое большее год, и после перепроверки, после окончательного подтверждения своей нерадостной планиды Нам Кам решил вернуться во Вьетнам. Умирать нужно дома, так завершится круг жизни в точке начала. Уехать он планировал в начале января, никому ничего не сообщив. Зачем? Какая теперь разница, что будет дальше? Он должен назначить нового босса? — у него была подходящая кандидатура, и Нам просто написал письмо, оставив его у нотариуса. Когда все будет кончено и совет станет решать, кто должен занять место Нама, нотариус предоставит письмо в распоряжение совета. Воля покойного босса будет учтена, иначе не бывает. Нам хотел теперь лишь одного: умереть спокойно собственной смертью. Просьба Мемзера — старого верного друга — стала для Нама досадной неожиданностью, он никогда не занимался опекунством юных сосунков, но своему товарищу отказать не имел права, поэтому дал согласие без излишнего пустословия. Позвонил Сергею, представился, сказал, что будет рад видеть в собственном клубе в новогоднюю ночь. Сергей уточнил, что за клуб, и подумал: «а почему бы и нет». В конце концов, там будет красиво, и это уж точно ни в какое сравнение не идет с просиживанием одиноких часов перед телевизором под аккомпанемент, устроенный дворовыми пироманами. Наташа не произнесла ни слова против затеи Мемзера, ни единого протестного звука; случись это, услышь Сергей ее возражения, пусть и в самой ничтожной форме, он дал бы обет на весь срок, он дождался бы ее возвращения. А так он считает себя свободным от любых обетов. Старик будет изнурять ее в гостиничных номерах, и она не откажет ему, теперь Сергей знал это наверняка. Раз она так легко приняла предложение мужа, зачеркнувшее все самые сладострастные планы, что строили они, держась за руки и признаваясь друг другу в любви и желании быть вместе, то у Сергея есть полное право, что называется, «уйти в отрыв». Ничто так не врачует язву после разрыва, как продажные шлюхи. «В их обществе понимаешь, что любовь — химера, покрывающая расчет», вспомнилась Сергею чья-то донельзя циничная мудрость. Сговорились, что Нам Кам ждет его к одиннадцати часам ночи, для Сергея бронирован отдельный будуар со всеми удобствами, он сможет оторваться по полной, утонуть в разврате, музыке и новых ощущениях. Тоска и ревность уступили место ожиданию, сдобренному весьма щедро вожделением, и молодой человек поглядывал на часы так часто, что в какой-то момент даже перестал понимать, что именно они показывают. Он старательно прогнал от себя мысли о Наташе, смел их в самый дальний угол какой-то отдельной темной кладовой и запер дверь на ключ. Придет время, он их оттуда достанет, а теперь его ждет веселье и разнообразие.
В половине одиннадцатого в дверь позвонили, он открыл, даже не спрашивая, кто пришел, и увидел, что его гость — уже довольно пожилой, невысокий и щупленький въетнамец, облагороженный золотыми очками и вообще одетый как настоящий джентльмен, очень продуманно и с несомненным вкусом.
— А я думал, что приедет водитель, — удивился Сергей. — Что же вы сами? Ведь это вы и есть? Я правильно понял? Вы дядюшкин приятель?
Въетнамец кивнул, попросил разрешения закурить, зажег небольшую сигару:
— Я тебя жду. Одевайся, а то опоздаем. Не хочется встречать Новый год в машине. Ты встречал Новый год в машине? И я тоже нет.
— А вы здорово говорите по-русски, — восхитился Сергей. — вообще без акцента. Давно живете в Москве?
— Слишком давно, — Нам поискал, куда ему сбросить пепел, не увидел ничего подходящего и стряхнул себе в ладонь.
* * *
Девочки нарядились в Снегурочек, проявив бездну фантазии. Не было ни одного похожего костюма: кружева, меховые штучки, блестяшки-стразики. Одето на них было немногим больше, чем в обычное время. В зале девочек почти не было, все они переместились вниз, в ресторан, за столики, угощаться за счет клиентов. Таковых было достаточно. Что заставило этих мужчин провести новогоднюю ночь в борделе, сказать сложно. Кто-то был холост, кто-то отправил жену с чадами в заграничное лыжное катание и так далее. Сергею достался столик на четверых, и Нам Кам сел напротив. По понятным причинам никто из кокоток за их столик не прыгал, они лишь почтительно здоровались со своим хозяином и Нам отвечал им кивком головы.
— Хочешь позвать кого-нибудь? — вьетнамец кивнул на ближний стол, за который набилось больше десятка Снегурочек.
— Чуть позже, — Сергей налил себе коньяку и предложил Наму, тот болезненно скривился и мотнул головой:
— Я не могу. Рад бы, но нечем перерабатывать. Печень сломалась, так, что не починить. Пей, веселись, я немного посижу и оставлю тебя. Мой Новый год наступит только через месяц, и я надеюсь встретить его дома, а не в этой клоаке.
— Соскучились по дому? — с участием осведомился Сергей, которого вьетнамское общество все больше начинало тяготить.
— Как тебе сказать... — Нам покрутил в пальцах вилку. — Дом — это не только место, где ты появился на свет, это еще и место, где тебе предстоит умереть. У меня, к счастью существует возможность выбора, которая предусматривает спокойную смерть в кругу родных и близких: лежать на собственной кровати, обводить всех стекленеющим взглядом... Поэтично, не так ли? Честно говоря, я еще не готов к смерти, я попытаюсь ее обмануть, мне пересадят печень, я проживу еще очень много лет, но! — меня тянет домой. Это невозможно объяснить, но я просто не могу не поехать. Вот, дождался, когда твоего дяди не будет поблизости, и решил сбежать. Ты меня не заложишь? Не говори ему, когда он позвонит.
— Он не позвонит, — мрачно ответил Сергей. — Они вдвоем с женой, им хорошо вместе. Когда тебе хорошо, до остальных нет дела. Он сказал мне, что это из-за вас я чуть было не погиб. Я был тогда в кафе. Вот скажите мне, пожалуйста... — Сергею в голову ударил коньяк, границы сознания расширились, а с ними выросла и смелость, — вот вы ведь очень, наверное, злой человек? И дядя мой такой же, я уже понял. Вы с чертом как братья. Вот как вас таких земля терпит? Откуда в вас такая злоба? Ведь там, в кафе, помимо меня еще много людей было, ни в чем не виноватых. Никого в живых не осталось. Почему вы считаете, что можно безнаказанно творить зло? Как можно жить одним только злом? Неужели вам не страшно?
Нам Кам преобразился, он словно стал выше ростом. Здесь, в этом бордельном ресторане, расположенном ниже уровня земли, Нам был повелителем, а повелители любят со снисхождением ставить правдоискателей на место:
— Видишь ли, ты сейчас рассуждаешь с позиции человека, который считает мир лишь продуктом своего собственного восприятия. Причем то, что ты считаешь собственным восприятием, — это не твое. Тебе его подсовывают, тебя им кормят. Ты — и не только ты, большинство из вас давно не может отличить плохое от хорошего. Вы — общество людей с ложными ценностями, и вы за них стоите горой, вы готовы снести голову каждому, кто попытается отобрать у вас, например, возможность бывать в этом клубе, развратничать, но при этом вы все еще думаете о добре и зле, думаете, что вы-то уж точно на доброй стороне. У каждого из вас в голове сидит демон и говорит вам, что именно ваши желания и интересы самые важные в мире и что самое главное — это их неукоснительное соблюдение. Плевать на интересы остальных! И когда вы сталкиваетесь с препятствием для исполнения собственных желаний — это вы и называете злом. А я? Почему я должен отличаться от остальных? Я что, не человек? У меня тоже есть интересы, я их отстаиваю. Или, может, ты хочешь, чтобы я перед тобой извинился? Кто мог предположить, что ты окажешься в этом месте в это самое время? Неужели ты не понял, что мир, в который ты вступил, — это не твой мир? Ты в него попал по ошибке, поэтому и не погиб. Хотя тех, для кого этот мир был родным, разметало в клочья. Я преступник, — Нам ткнул себя в грудь, — это очевидно. Я настоящий преступник, не дилетант, не самоучка. За мной организация, за мной мой мир, и я несу его таким как ты, и вы его принимаете. Не все, конечно, но это до поры. И дядя твой, он тоже из моего мира, и он тоже настоящий преступник. А такие как ты — наши жертвы, и ничего никогда не изменится. Поэтому настоящие преступники никогда не думают о жертвах, а жертвы не понимают преступников. И в нас, и в вас нет сострадания по отношению друг к другу, потому что сострадание можно испытывать только по отношению к равному, а мы никогда не станем равны, жертвы и преступники. Между нами принципиальная разница. Но ты и не жертва, ведь ты не погиб. Тогда кто ты? Я не хочу размышлять над этим вопросом, я просто советую тебе вернуться туда, откуда ты приехал. Твой мир там. Здесь ты стучишься в дверь и не знаешь, что тебя за ней ожидает. И ты не думаешь о добре или зле, когда бьешь в эту дверь изо всех сил. Она откроется, как открылась однажды и перед твоим дядей, и передо мной, если ты раньше не надорвешься. Но поверь мне, иногда лучше не быть ни преступником, ни жертвой. Не открывать дверь, за ней для тебя нет счастья. Подумай об этом.
Нагромоздив перед Сергеем буддийской мудрости, Нам ушел, а Сергей был настолько погружен в свои мысли, что даже не сразу понял: место вьетнамца кто-то занял. Он поднял глаза и увидел ослепительно улыбающуюся Элю.
* * *
...После убийства цыганки они стали точно связаны прочным шнуром. Миша никогда не говорил этого вслух, но он чувствовал присутствие веревки на руке, а иногда и на шее. По жестам Эльвиры, когда она потирала шею, догадался — она испытывает тоже самое. Несколько дней они выжидали, хотели убедиться, что все вокруг них по-прежнему тихо, никто их не ищет, рядом не происходит ничего подозрительного. Должно было прийти какое-то особенное ощущение — Миша знал это, — похожее на тот самый свалившийся с плеч камень. И оно пришло к ним одновременно, значит, можно продолжать. У цыганки при себе ничего не было, ни копейки. Эля потом сказала, что это было ритуальным убийством, а сейчас нужно было найти какую-то новую возможность, а вместе с ней и новую жертву. Где-то в огромном городе, среди бесчисленных людей должен был на свою беду оказаться кто-то, кому суждено пасть от руки двух сбесившихся выродков. Впрочем, о самих себе они были совсем иного мнения. Миша давно нашел компромисс с совестью и помог девушке сделать то же самое, благо совесть у тех, кто зарабатывает на жизнь собственным телом, довольно сговорчива. Какая, в сущности, разница между стриптизершей и потаскухой? Для тех, кто в этом не искушен, — никакой. Разумеется, у Эли на этот счет было совершенно иное мнение, но род деятельности создает нам репутацию, и если ты вертишься вокруг шеста в публичном доме, то навряд ли кто-то поверит в твою безгрешность. И тот, кто вчера с восторгом пялился на твои прелести, назавтра вспомнит тебя лишь как «ту блядь у шеста», совершенно не думая о том, что, возможно, все обстоит несколько иначе, и у той, которая «у шеста», свой богатый внутренний мир, и вообще она прекрасный человек, способный подарить другому человеку настоящее счастье.
Миша, который от прошлой своей жизни оставил кое-что вроде бессильной зависти к служащим действительно серьезных, богатых организаций, теперь горел желанием реванша, мести этим баловням судьбы. Еще бы! В его воспаленном мозгу убийцы сложилась идеальная логическая цепочка: их не уволили, они были всем обеспечены в виде хорошей заработной платы в долларах и годовых бонусов, да еще к тому же, Миша был уверен в этом, нечисты на руку. В бытность свою работником кирпичной фирмочки он слышал рассказы коллег о том, как и сколько воруют в больших фирмах, он прочел роман под названием «Откатчики», яростно завидовал главному герою и даже испытал облегчение в конце, когда герой пал, сраженный меткой пулей. Теперь Миша именно так и представлял себе весь этот люд из зеркальных офисов: зажравшееся жулье, баловни судьбы, укравшие у Миши его долю счастья. Он ненавидел их, счастливчиков, которым удалось и в кризис удержаться на плаву. Их никто не выбросил из квартиры, не заставил ютиться в каморках и съемных «однушках» на окраинах с плохой экологией. Они были богаты, самоуверенны и никогда не работали на стройке. И Миша понял, где ему следует «ловить». Там, среди бетона и стекла недостроенного делового центра, где тысячи его бывших более удачливых коллег работали, называли обед «ланчем» и носили галстуки корпоративных цветов, он нашел наблюдательный пост. Он занимал его незадолго до начала рабочего дня. С собой у Миши был бинокль, купленный в магазине конфискованных таможней предметов, термос и бутерброды, которые для него готовила Эля. Несколько дней он с почтительного расстояния изучал главный вход в одну из башен и заметил черный «кадиллак», каждый раз, изо дня в день, останавливающийся напротив входа, чтобы высадить молодого самоуверенного очкарика, в бинокль представляющегося Мише довольно легкой жертвой, настоящей добычей. Наверняка у очкарика есть бумажник, а в нем наличные, золотые и платиновые кредитки, на руке хорошие часы, может быть, перстень или браслет с бриллиантами, Миша видел такие штучки в глянцевом журнале бывшей жены. Он составил график: очкарик приезжал и уезжал всегда в одно и тоже время. Удостоверившись в этой столь подходящей пунктуальности выбранной жертвы, Миша переместился со своей наблюдательной площадки к выезду из делового центра, дождался, когда перед капотом его «жигуленка» проплыла черная громадина с очкариком внутри и поехал следом. Так он узнал номер дома в одном из арбатских переулков.
Новый род деятельности вызвал в нем разнообразные так или иначе связанные с криминальной премудростью и преступной технологией воспоминания. Всплыл перед глазами кусок из бессмертного «Места встречи», тот самый, когда Горбатый с издевкой и особым бахвальством говорил Шарапову, что «бабу не проведешь, она сердцем видит». Он решил взять с собой Эльвиру, пусть посмотрит на очкарика по-бабьи, авось увидит что-нибудь особенное, какую-нибудь скрытую угрозу, сучок с задоринкой. В преступлении не бывает генеральных репетиций, здесь возможен только однократный премьерный показ, необходимо учесть все нюансы, чтобы гастроль не стала последней. Это решение оказалось весьма разумным. Эля опознала «сопливого гедониста», теперь они знали о нем очень многое, и Миша решил не действовать сгоряча, не рисковать, а продолжить наблюдение. Буквально на следующий же день, дежуря у подъезда Сергея, он увидел, как очкарик садится в машину вместе с каким-то узкоглазым. Поразмыслив немного, он пришел к закономерному выводу, что узкоглазый — это не кто иной, как вьетнамец, хозяин клуба, и перезвонил Эле. Та была при своем обычном деле: развлекала кого-то приватным танцем, поэтому ответить сразу же не смогла, перезвонила позже, как раз, когда Сергей и Нам Кам уже расположились в ресторане. Она выслушала Мишу, спустилась вниз, убедилась в том, что Сергей сидит у нее под носом, и попросила своего кровавого друга быть неподалеку, чтобы в случае чего у бедолаги не было шансов. И вот теперь она сидела напротив Сергея, не без удовольствия отметив, что она ему далеко не безразлична.
Миша оробел. Он не ждал, что все может случиться так скоро, он думал, что процесс займет еще некоторое время, что будет он источать некоторую тягучую постепенность, во время которой Миша как-нибудь разжился бы оружием. Ведь ничего, кроме смешного пневматического пистолетика и кухонного ножа, в его арсенале не имелось. Были, впрочем, намерения, крайне серьезные, он ни за что не отказался бы от них, но воплощать эти намерения было нечем. Решать проблему надо было немедленно, а он даже не знал, с чего начинать, и звонок Эли внес в постепенность сумбур, уничтожил возможность отсрочки приговора, намеченного Мишей промежуточной жертве. Этой жертвой должен был стать сотрудник милиции, Мише не известный. Просто он знал, что где-то непременно ходит милиционер или, как вариант, охранник, военный, все равно! — лишь бы он был вооружен, лишь бы осуществима была возможность взять его оружие. То, что в этом случае носитель оружия автоматически превращался в труп, Мишу не смущало совершенно. Как любой преступник, он с предубеждением относился к правоохранителям, чувствуя в них наивысшую для себя опасность. Хотя имелась и еще одна, веская на Мишин взгляд причина: милиционеры, военные и все прочие подобные им олицетворяли для Миши тех, кто выкинул его навсегда из прошлой, недостижимой теперь жизни. Они охраняли режим, лишивший Плешакова счастья, значит, по его разумению, жизнь их ничего не стоила.
Он ехал по предпраздничной Москве в своем гаденьком скрипучем автомобиле, и сквозь мутные стекла рассматривал приметы чужого счастья: какие-то полупьяные счастливые группы людей, похожие на распустившиеся посреди зимы кусты смородины, казенщина муниципальной иллюминации и затейливые световые узоры на вывесках кафе и ресторанов, колпаки рождественского деда и красные пульсирующие рога на головах уличных азиатов, продающих фальшивые швейцарские часы и прочую смешную и жалкую ерунду. И где-то сейчас парился в компании последователей ефрейтор Баркашов, считающий себя прямой реинкарнацией ефрейтора Шикльгрубера. И над мохнатыми от снега избами курился дымок. И кузнец Вакула нетвердой походкой шел за бутылкой доброго самогона, да по дороге оседлал черта и улетел так далеко, что никто его с тех самых пор не видел. И где-то, в горах затейливого Гармиш-Партенкирхена, в бревенчатом дворце с открытой верандой и сказочным видом пировала компания в привычном составе, с той лишь разницей, что вместо Сашеньки Лупарева за столом сидел министр Павлик и Мемзер, уже сильно навеселе, все норовил покрепче прижать к себе Наташу и притом бесстыдно мял ей левую грудь.
— Говорят, под Новый год, что ни пожелается, — напевал Миша сквозь зубы, — все всегда произойдет, все всегда сбывается, — и так непрерывно, до тех пор, пока не свернул в Певческий переулок и не затаился в нем, укрывшись тенью меж уличных фонарей.
* * *
— А я тебя часто вспоминала, — Эля укололась холодным глотком шампанского и закашлялась. Получилось смешно.
— Вот как? А почему? — я и впрямь был рад видеть ее. И очень не хотел сейчас, здесь, встретить ту большую, с холодными руками проститутку, заранее настроив себя, что эта встреча, которая почти наверняка должна состояться, будет означать провал моих расчетов на безмятежный и бессовестный кутеж в праздничную ночь. Она должна была сыграть роль пиковой дамы — разрушительницы надежды, но вместо пиковой ко мне подсела дама червонная, дама с мастью в виде красного сердца, в лиловом тюрбане с перышком, в прозрачных одеждах королевы гарема. Все это ей удивительным образом шло, и было приятно сидеть с этой восточной плясуньей за одним столом, приятно было угощать ее шампанским, поданным в ледяном ведерке, и смотреть, как блестят ее глаза, черные, словно капли нефти на белом песке.
— Ты веселый и не злой. В тебе черт не живет.
— А в тебе?
Она пожала плечами, улыбнулась, налила в опустевший бокал прежде, чем я успел стать на мгновение джентльменом и поухаживать за ней. Не привыкла к такому, все сама.
— Во мне живет. Маленький совсем, без него нельзя. Во всех, кто здесь работает, во всех, кто сюда приходит, есть черт. — Стало заметно, что она быстро, прямо на глазах пьянеет. Речь стала немного вяжущей, взгляд, как и положено взгляду пьяного человека — преувеличенно напряженным. — Я его сразу вижу. Он здесь постоянно находится, ловит души и сажает их в мешок. Некоторые девочки пропадают без вести, все говорят, что они просто завязали, а кто-то говорит, что поменяли клуб или лечатся. Только я точно знаю — это черт их прибрал к себе. Ладно, а то я люблю про это говорить. Верю я в это. Ты не обращай внимания, считай, что я уже заткнулась. Расскажи о себе. Что делал все это время?
Я принялся что-то говорить. Не могу сейчас вспомнить толком, потому что на ходу выдумывал. С какой стати я стал бы рассказывать ей правду, ведь наш разговор — это игра, прелюдия. А разговорами про черта меня не отпугнешь, я с детства любил готические романы По и сейчас для меня ее рассказ — лишь иллюстрация к бредовым фантазиям гениального пьяницы.
Она слушала меня... Хочется сказать это идиотическое, пошлейшее до невозможности «слегка наклонив голову». Или есть еще «грациозно подперев голову прекрасной рукой». Или как-нибудь похоже, но нет. Она просто слушала меня, раскинувшись в ресторанном полукресле, весьма щедро подчеркивающим ее тонкость и силу в затаившейся грации. Передо мной сидела прима-балерина, вот сейчас она спохватится, вспорхнет испуганной сорокой, чуть задержавшись, вскрикнет: «Мой выход! Ах! Я увлеклась вами, мон шер!» И взмахнет руками, и выкинет какую-нибудь хитрую штуку, и воплотится в Баядерку. Вот где ее место, на сцене, а не возле позорного шеста. Хотя чем шест не сцена? Да и мне-то какое до всего этого может быть дело? И кажется, я ей проговорился, забрызгал все вокруг липкой лестью, и эти капли, испаряясь, выделяли приятный для нее аромат.
— А у меня все по-старому. Только вот учебу я пока бросила, ушла в «академ». Я же студентка. Я не говорила тебе? Туризм и гостиничное дело, и всякая прочая ерунда. Некогда учиться.
— Любовь?
Она ответила, что нет, но в глазах мелькнуло совсем обратное. Что ж, возможно, прямо сейчас, в дальнем шале, на диване или в кресле, мой дядя пытается сделать свои рога чуть короче, а мои, наоборот, подрастают. Почему бы не наставить рога воздыхателю этой плясуньи? Ведь, похоже, не врет, и в самом деле влюблена в кого-то. Ах да, ведь она что-то толковала мне в прошлый раз о своем ребенке. В очередной раз решила найти ему папу. Как все банально, похоже на сухой хлебец со вкусом тмина.
— Ты будешь сегодня танцевать, Эля?
— Спасибо, что назвал меня по имени. Хочешь, я тоже назову тебя? — она рассмеялась, и сразу стало понятно по этому смеху, что она вовсе и не пьяная, быть может, самую малость, — только я забыла, как тебя звали тогда?
— Хм, так же, как и сейчас. Валентином. Валей.
Она погрозила мне:
— Врешь ты все. Никакой ты не Валя-Валентина — сын кретина. Сергеем тебя зовут. У меня память вовсе не девичья. Почему ты мало пьешь? Люди пьют, чтобы быть ближе. Вот я не хотела сегодня танцевать для всех, хотела отдохнуть в твоей компании и напиться вместе с тобой. Ты хочешь, чтобы я танцевала?
Я положил руку на стол кверху ладонью:
— Дай руку, Эля. Вот так. Я не хочу, чтобы ты танцевала. Посиди со мной, я здесь больше никого не знаю и кроме тебя никому я не рад. Давай встретим Новый год вместе? Давай напьемся. Давай будем все время говорить — это так здорово, когда люди встречаются в самый первый раз и им есть о чем поговорить. Мы станем говорить и не вспомним, нам ни разу не придет в голову, что мы встречаем Новый год не с теми, с кем планировали.
* * *
Она всплеснула руками, она вновь рассмеялась, она вообще удивительно умела очень многое выразить смехом, и все сразу становилось понятным без слов. Может, так и должна делать танцовщица, у которой, кроме ее движений, больше ничего и нет? «Ты поругался со своей женщиной и пришел сюда? Я знаю. В этом причина. Здесь много таких, как ты. Напиваются, делают то, ради чего пришли сюда, а потом с умилением рассказывают шлюхам о своих женах и постоянных любовницах». Вот что сказала Эля. Перевод дословный и Сергей мог ручаться, что он понял все, вплоть до знаков препинания. Он кивнул и ответил «да», и, балансируя уже на зыбучих хмельных песках, принялся рассказывать о себе правду, и в том преуспел, ничего не утаив. «Дурак, дурак», — прохрипел попугай, клетка которого стояла в кабинете Нам Кама, но никто его не услышал. Хозяин позабыл закрыть клетку черным платком и, уходя, не выключил свет.
Она была молода, но душа ее давно состарилась и перестала верить в саму себя. Сидел рядом этот красавчик, любовник жены богатого «папика», человек из параллельного мира. С этим миром связаны все девочки из клуба, причем в буквальном смысле, но им никогда не удается перейти в этот мир, остаться в нем. Параллели не пересекаются. Вот и Эля даже в мыслях не рассматривала своего собутыльника-собеседника в качестве претендента на серьезные отношения. Он застал ее в ее родной стихии, бесполезно было притворяться пай-девочкой и рассказывать о себе небылицы, скрывая род своей деятельности. Такой, какой он ее знает, она ему не нужна, а значит, и для нее он лишь объект, с которого можно получить деньги. Чем он отличается от прочих самцов с вонючими глазенками и похотливыми руками, которыми они тысячи раз прикасались к ней? И не осталось после их прикосновений ни единого уголка на теле, который бы принадлежал ей лично. Ей не смыть ни грязи от чужих пальцев, ни илистого налета воспоминаний с души, а раз так, то пусть этот маменькин сынок поплатится, пусть станет первой настоящей жертвой и принесет своей смертью счастье ей и тому парню, Мише, к которому она так привязалась.
События вечера шли своим предсказуемым чередом: отзвенела курантами полночь, на всех телевизионных каналах недолгое время одно и тоже лицо произносило слова новогоднего колдовского заговора, и всем хотелось верить, что в этот раз все исполнится, сбудется, произойдет, наконец, чудо и спустится к каждому его персональный Иисус, сядет на правое плечо и поведет вспять от близкой Голгофы туда, где шумит прохладой оливковая роща с чистым ручьем и растут прямо из земли деревья с золотыми вместо листьев. И неведомо было никому в этот полночный час, что не растут в стране дураков такие деревья, да и оливки встречаются лишь в виде консервов. Что же касается Голгофы, то это лишь гора, а в мире есть множество названий-близнецов, как и гор вокруг: выбирай любую и следуй по намеченной тебе дороге, свернуть не получится. До той поры останемся в стране дураков, покуда не перестанем мечтать о сверхнесбыточном и не пройдем своей персональной горы. Воскресают и вечно живут лишь после нее.
* * *
Сергей не обратил внимания, когда она достала из сумочки телефон. Мало ли, все пишут друг другу поздравления — это сейчас принято. Однако никаких поздравлений Эля не писала. Вместо этого лишь несколько коротких фраз: «Ты где?», «Все нормально, я с ним», «Жди нас возле клуба». Она убрала телефон в сумочку, вновь ослепительно улабнулась своему кавалеру и очень волнительно прикоснулась под столом к его ноге. Сергей вмиг сделался податливым восковым дураком, она сбросила туфельку и босыми пальцами ноги пощекотала внутреннюю поверхность его бедра, продвинулась выше, встретила закономерный после таких действий результат и еще раз улыбнулась. Теперь он никуда не денется. Главное — вовремя дать ему возможность уговорить ее. Она немного подумает, слегка покривляется и, так и быть, согласится поехать к нему домой, а там она решит, когда ему умирать.
* * *
Миша получил ее сообщение, вновь ему стало неуютно от той неестественной скорости, с которой начала вдруг разворачиваться вся эта лента событий вокруг его затеи с очкариком. Это могло быть к лучшему, когда все, что называется, шло как по маслу, а могло стать прямой как стрела дорогой в волчью яму, туда, где дно с острыми шипами, тюремная баланда и негнущиеся, каленые на морозе кирзовые сапоги. Рядом остановилась милицейская машина, и он заставил себя не думать, что это за ним. Вздор, наваждение, он не рассекречен, никто не может знать его гнусных свершений потому только, что ему было стыдно за их мелкость и незначительность. Никто никогда не станет расследовать гибель бродяги или цыганки — они неполноценные члены общества, так считал Миша и был в своем чудовищном измышлении стоек. Его расизм цеплялся корнями за семейное воспитание. В детстве он часто слышал от своего отца эту традиционную фразу — обвинение евреев и всех прочих инородцев, сколько их было в отцовской зоне понимания. Отцовская экспрессия въелась в мозг, и Миша развил ее, преобразовав и адаптировав под себя.
Из машины, пошатываясь, вышел милиционер и с него свалилась шапка-ушанка, закатилась под ближайшую машину — высокий, массивный внедорожник. Милиционер весело и затейливо обматерил собственную шапку, покряхтывая, согнулся, пошарил под машиной, достал свой головной убор и вразвалку, не оглядываясь, пошел вдоль ближнего здания, осматривая окна первого этажа, и однажды даже подпрыгнул, стремясь увидеть что-то за черной пустотой стекла. Здание закончилось, он свернул за угол, и Миша сообразил, что теперь милиционера не будет видно еще несколько минут, до тех пор пока он не осмотрит весь дом по периметру. Вневедомственная охрана: один остался в машине, другой пошел поглядеть, отчего сработал датчик автоматической сигнализации. Это был шанс. Миша понял, что времени у него нет, либо теперь, либо неизвестно когда. Кухонный нож лежал под ковриком, он спрятал его в рукав: острый мясной нож, тяжелый и негнущийся. Вышел из машины, осмотрелся: шумно вокруг от петард и фейерверков, дурашливая суета по сторонам Певческого переулка, но здесь и сейчас, кажется, безлюдно, и он один на видимом отрывке улицы. Вокруг пустующие офисы, за спиной, в полуквартале, ночной клуб, где сейчас Эля околпачивает очкастого сосунка. Совсем рядом за рулем сидел милиционер, он с профессиональной настороженностью поглядел на Мишу, но не увидел в нем ничего опасного, и вновь шевельнулась в нем недавняя скука от того, что именно их с напарником назначили дежурить в такую ночь. Еще совсем недавно они сидели за столом в отделении, пили крепкий чай и лишь в полночь позволили себе по наперстку водки. Работа есть работа, да и проверяющие народ оригинальный, запросто могут нагрянуть — это ж не день милиции, когда можно всем, да не по наперстку, а до суровых мужских воспоминаний, до поминания сгинувших в кавказских войнах товарищей. А это Новый год. Хочется, конечно, но завтра, завтра, как закончится дежурство, тогда, — милиционер сладко поежился и, все еще увлеченный завтрашними планами, не обратил никакого внимания на вернувшегося напарника. Тот сел рядом и оказался вовсе не напарником, а тем самым, показавшимся ему безопасным, парнем с улицы.
— Тебе чего? — только и успел сказать милиционер, и кухонный нож вонзился ему в горло. Он умер мгновенно: от осознания того, что его только что убили, разорвалось сердце. А Миша забрал его пистолет и пошел навстречу второму милиционеру. Они встретились возле нагроможденного аварийной службой забора, и выстрел слился со звуком новогодей трескотни. К машине Плешаков вернулся спокойным шагом и так же спокойно покинул место своего очередного преступления. Лишь спустя два часа в городе ввели план «Перехват», и он, как обычно, ничего не дал.
Убийство милиционера — это самое тяжкое и безрассудное преступление на свете, на которое может решиться лишь окончательный идиот, которому точно нечего терять в этой жизни. Убийцу станут искать и непременно найдут, и вот тогда его участи никто не сможет позавидовать, до суда он точно не доживет, его просто разорвут при задержании. Как правило, на такое решается озверевший, припертый к стенке рецидивист, именно его и стало искать следствие. Сразу же была выдвинута и взята за основу версия о том, что экипаж вневедомственной охраны могли уничтожить проникшие в дом бандиты. Наряд обнаружил их, грабители убили милиционеров, все ясно, как божий день. На поиски бросили существенные силы, кое-кто был отозван из отпуска, и — о чудо! — буквально через сутки действительных налетчиков задержали. Правда, те ничего не знали ни о каком убийстве, они лишь похитили сейф в одном из офисов и занимались его вскрытием в каком-то подмосковном сарае, когда внезапно обнаружили, что сарай окружен кольцом вооруженных омоновцев и кто-то надрывно проорал в рупор «сдавайтесь» и все, что орут в подобных случаях. Налетчикам не оставалось ничего иного, как выйти из сарая с поднятыми руками, после чего их сию секунду расстреляли без суда и следствия. Отомстили за своих, как водится. Могут ведь, когда захотят.
* * *
Сергей созрел примерно к четырем часам утра. Его молодой и здоровый организм успешно боролся с алкоголем и после внушительного количества выпитого он все еще был в довольно приличном состоянии. К тому же они с Элей вдоволь наплясались, выдали даже какой-то особенно ядреный рок-н-ролл, чему Сергей никогда не учился, но будучи гибким и с хорошей координацией, довольно быстро освоил нужные движения и крутил Элю так, словно она была юлой. К раннему утру в клубе остались лишь самые стойкие завсегдатаи. Пахло усталостью, сигаретами и еще черт знает чем. Все указывало на то, что ночь кончилась и самое время подумать о чем-то теплом и уютном вроде собственной кровати, куда так приятно будет обрушиться с осознанием не напрасно прошедшего времени. Эля внимательно следила, хотела поймать тот исключительно короткий момент между последней вспышкой безрассудства и полной апатией уставшего, выжатого кавалера. У нее получилось вовремя заметить, что Сергею порядком наскучило в этих стенах, но он все еще совсем не против продолжения загула и вот-вот станет ей предлагать поехать куда-нибудь еще, в очередной клуб, ресторан. Впрочем, не все ли равно? — она закурила сигаретку и без особенных предисловий предложила:
— Пригласишь меня?
— Танцевать? Пойдем, — с готовностью откликнулся Сергей.
— Да нет же, неугомонный, — рассмеялась она. — Может быть, ты хочешь мне показать, как ты живешь? Все-таки мы с тобой теперь не чужие люди, а?
Он закивал, радостно, с волнением, покраснел и чаще задышал. «Как же они все похожи. Никогда ничего нового», — подумала Эля и выпустила струю дыма вверх, словно паровоз дал торжестующий гудок перед отбытием к новой, недавно открытой дальней станции.
И вдруг всколыхнулось, пронеслось шаровой молнией: «убили, милиционеры, скорая, милиция, все перекрыто», у нее сжалось сердце, но тут же отпустило — хорошая примета. Проверено — если ее сердце ведет себя именно так, значит, угрозы нет, все обошлось.
На улице кареты реанимации, множество милицейских машин, красно-синяя иллюминация, озабоченные, растерянные, злые люди, чьи сон и веселье были нарушены, тяжелые носилки, закрытые глухой простыней, и неожиданно безвольная рука в сером бушлате, на рукаве шеврон МВД. Убили, убили... Двоих, зверски. Никого не поймали...
Не поймали?! Не поймали! Она обернулась к потерявшему дар речи Сергею, дернула его за рукав: «Пойдем же. Нужно выбираться отсюда. Еще в свидетели запишут, затаскают потом».
Взяли лихача и за баснословную сумму он привез их на Арбат. Настроение у Сергея было подавленным, он никогда не видел ничего подобного. Эта рука, показавшаяся из-под белой простыни, вырвала его из богемной неги и швырнула в реальность дна. Чье-то изуверство, в такое время, боже мой... Он отмалчивался всю дорогу, а однажды, когда Эля в очередной раз попыталась затеять какой-то вздорный разговор, мрачно посмотрел на нее и назвал жизнерадостным существом с крепкой попкой и счастливой неспособностью к впечатлениям. Она шутливо отмахнулась, сказав, что тем двоим все равно уже ничем не поможешь, тем более что у них такая работа, каждый день рискуют, знали, на что подписывались:
— Лучше все это поскорей забыть. Ужасно, конечно, но мы-то живы. Чем мы им теперь поможем?
Сергея все это утешило лишь в мизерной степени. В свой подъезд он вошел первым, машинально отметил отсутствие консьержа, и лишь у лифта сообразил пропустить вперед даму. Вот и нужный этаж, он запнулся с ключами, и замок почему-то запнулся, но быстро сдался. Он пригласил Элю войти, шагнул следом и уже собирался было закрыть дверь, как всегда небрежным, слепым хлопком, но с удивлением понял, что дверь как будто заела и хлопать не собирается. «Что за...» — Сергей повернулся и остолбенел: из ширящегося дверного проема наступал на него какой-то совсем незнакомый человек, и перед собой, в ходуном ходящей руке, как дьяк паникадило, держал незнакомец пистолет.
— Будь пай-мальчиком, и никто тебя не тронет, — в туманном полузабытьи, наступившем при виде пистолета, услышал Сергей женский голос. Почему этот незнакомец говорит, как женщина? Да нет же, он не разевает рта, это... Эля! Они заодно...
Миша аккуратно закрыл дверь и снял ботинки:
— Предлагаю всем разуться и пройти куда-нибудь из коридора. Вы там вкуснятину разную трескали, а я, между прочим, на улице сидел. Идем на кухню. В чем дело, старичок? Паралич хватил? Топай на кухню и не вздумай орать, застрелю.
На кухне Сергей опустился на стул — и вовремя: ноги подкашивались, и если бы не удалось сесть, то он, скорее всего, просто упал бы. В висках колотило, дышать было тяжело, в голове крутилось одно-единственное «сплю». А Миша взгромоздился на барную стойку и попросил Элю обследовать холодильник.
— Есть замороженная пицца. Будешь?
— Буду, — облизнулся Миша, — грей.
Эля покрутила ручки духового шкафа, быстро поняла, что к чему, установила время подогрева и как ни в чем не бывало села, вновь оказавшись напротив Сергея.
— Ну что, богатенький Буратино, кот и лиса пришли тебя грабить. Отдавай все что есть, деньги и кредитные карточки. Напишешь на листочке коды, Эля сходит к ближайшему банкомату и, если все там будет в порядке, то мы тебя оставим в покое.
* * *
Они убьют меня. Все равно убьют. Зачем им свидетель? Да и денег у меня кот наплакал. В последнее время было много трат, а на что — я и не помню толком. Так, разошлись на всякую ерунду... Как же не хочется умирать. За что?
Передо мной появилось лицо Наташи, она смотрела на меня с какой-то странной смесью укоризны и насмешки, потом вдруг начала гримасничать, подмигивать и лопнула от резкого окрика:
— Ты чего, уснул, что ли? С тобой никто шутки не шутит. Сейчас вот звездану по очкам пистолетом, небось запоешь по-другому, — незнакомец соскочил с барной стойки и вместе с ним соскочили два больших винных бокала. Разбились, конечно. Сейчас так же разобьются мои очки, все лицо будет в крови. Они убьют меня, все равно убьют. Если только я не окажусь хитрее.
* * *
— Деньги вам отдать? Кредитные карточки? — Сергей, похоже, справился с испугом, выглядел вполне достойно, речь зазвучала четко, на деловой лад. — Я отдам, без вопросов. Отдам, хотя и знаю, что вы меня убьете. И вас станут искать и найдут. Тут не работает вторая часть противоречия «рано или поздно». Вас быстро найдут, и вам, — он преднамеренно назвал незнакомца на «вы» (так выглядело, по его мнению, убедительно), — будет очень жаль, что вы прожили так мало. А тебя, моя дорогая, вообще ничего хорошего не ожидает. Ты говорила, у тебя есть ребенок? Тебя посадят, а ребенка отправят в детдом, и ты его больше никогда не увидишь... Ребята, — расправил плечи Сергей, чувствуя, что он находится на правильной психической волне, — у меня денег здесь кот наплакал. Все вместе — несколько тысяч долларов, хотите верьте, хотите нет, можете обыскать всю квартиру. Заберите это в качестве аванса и давайте обсудим кое-что для вас и для меня интересное. Вас мне сам бог послал.
Плешаков медлил, он растерялся и был подавлен. «Несколько тысяч»... Он ожидал совершенно другого. Может, этот сукин сын блефует?
Эльвира пока не собиралась проявлять инициативу, она просто сидела на своем месте и наблюдала за ситуацией. Ее здорово отрезвили эти слова насчет ребенка. Жертва брала над ними верх, и сейчас возможны были лишь два выхода: убить и взять все, что здесь есть, а потом будь что будет, или послушать, что он предлагает. Во всяком случае, вернуться к первому варианту никогда не поздно.
— Что ты предлагаешь? Говори, только быстрей, — она отошла и встала у окна, таким образом Сергей оказался ровно посередине между злодеями.
— Чего ты раскомандовалась? — недовольно бросил Миша. — Я еще ничего не решил. Может, ты просто вздумал с нами поиграть, очкарик? Не может быть, чтобы у тебя не было кучи денег. Ты работаешь в шикарном месте, у тебя классная машина с шофером и должность, наверное, не меньше директорской. Ты в месяц получаешь больше, чем я зарабатывал в год, когда работал на такого как ты. Вот мы тебя сейчас свяжем, рот заткнем, нагреем утюг, тогда небось посговорчивей станешь.
Сергей заговорил. Тихо, уверенно, с правильной интонацией. Он рассказал, откуда он, что привело его в Москву, кому он обязан всем этим внешним лоском, дурящей воображение мишурой. Перешел к своим отношениям с Наташей...
— Когда не станет моего дяди, мы сможем пожениться. Она прямая наследница. Если бы вы, — он покосился на Элю, — согласились, как это у вас называется? — замочить его, я готов немедленно после этого выплатить любую разумную сумму, какую назовете.
— Ага. Замочить твоего дядю-миллионера, которого охраняет целая армия? — Миша хмыкнул. — Хватит нас за идиотов держать. Выкладывай деньги и карточки, или я стреляю. Эля, где у него спальня?
— Откуда я знаю, — огрызнулась она, — я здесь впервые, как и ты.
— Принеси мне подушку, — приказал Миша, — я его через подушку застрелю, так будет не слышно.
И она принесла подушку, подушку, на которой так часто отдыхала Наташа, и этот беззастенчивый мерзавец завернул в нее свое оружие, направил пистолет на Сергея, что-то такое сказал, очень банальное. Так обычно говорят в художественных фантазиях. С трудом представляется, что в рельной жизни убийца станет произносить длинный монолог перед выстрелом. И Мишин монолог был скорее данью всему тому, что он когда-то смотрел, читал, слушал...
— Ну, последний раз говорю, давай деньги! Отдашь? Стреляю!
Сергей закрыл глаза и положил руки на стол:
— Стреляй. Мне больше нечего сказать. Стреляй поскорее, не тяни. Я слышал, что там интересней, чем здесь...
В этот момент зашуршал замок входной двери, и Миша дернулся на этот звук, на какое-то неопределенное время установилась тишина, лишь этот замок все шуршал и щелкал и, наконец, открылся. Послышался застуженный, аккуратный кашель, шажки, и появился на кухне хозяин квартиры. Увидел жильца, с закрытыми глазами сидящего за столом, какого-то отчаянного вида парня, смутно знакомого, с подушкой в руках, симпатичную нерусскую девушку, растерянно хлопающую глазами, и решил, что эти трое вовлечены в забавную игру. Он прошел к холодильнику, открыл, достал бутылку шампанского, будто знал заранее, что она там лежит.
— Я извиняюсь за очередное вторжение в собственную квартиру, просто так вышло, что отмечал Новый год здесь, неподалеку, в кругу друзей, так сказать. Я же местный, арбатский, вся жизнь здесь, школа, друзья-приятели... Ну и разругались вдребезги на почве искусства. Интеллигентские разборки, видите ли. Пришлось уйти, денег в обрез, метро открывается через полчаса, на улице мороз. Думал, нет никого, молодой хозяин в отлучке, зайду погреться, в коридоре посижу, а у вас здесь компания! Так давайте выпьем, отметим. Правда?!
Хозяин не спросил Мишу, с какой стати тот сидит, обнявши подушку, просто попросил его немного подвинуться, достал бокалы, ничего не сказал о битом стекле на полу, точно не заметил, разлил бутылку на четверых. Довольно лихо, ни капли не пролил.
— С Новым годом! — провозгласил хозяин и выпил залпом. И все, словно послушные сомнамбулы, последовали его примеру, а Миша, перед тем как взять свой бокал, засунул пистолет под рубашку, и тот неудобно обжег тело своим инфернальным стальным холодом.
После здравицы хозяин изумленно уставился на пустой стол, посмотрел по сторонам, желая убедиться, что никаких примет праздника, кроме отдаленно напоминающей карнавал подушки, нету.
— А чего это вы ничего не пьете, не закусываете? — и, не смущаясь, что никто ему не отвечает, принюхался и удовлетворенно прищелкнул языком: — О! Да я, похоже, ошибся. У вас там в духовке что-то аппетитное? Судя по запаху, пицца? Дадите кусочек? Вы меня простите, пожалуйста, друзья мои. Я сейчас уйду, просто мне нечеловечески охота жрать. Я, с вашего позволения...
И ничуть не смущаясь, вооружившись прихваткой, он вытащил из духовки совершенно готовую пиццу, поставил ее на плиту, достал нож, отрезал себе порядочный кусок и принялся его с аппетитом поглощать. У Миши засосало в солнечном сплетении, он не выдержал и попросил:
— Дайте мне тоже, пожалуйста.
Хозяин щедрой рукой отрезал Мише кусок не меньше своего и подал запросто, без всякой тарелки. Миша мгновенно съел и вытер губы подушкой.
— О! Вот и метро открылось, — обрадовался хозяин, посмотрев на часы, — мне пора. Еще раз тысяча извинений за бесцеремонность. Отнеситесь к моему появлению, как к праздничному аттракциону, не осуждайте стареющего одинокого человека, которому не с кем, в сущности, встретить Новый год. Всего вам доброго.
И ушел. А Сергей открыл глаза и понял, что будет жить, никто не выстрелит, не причинит вреда. Кульминация зла осталась позади. И верно: Миша бросил на пол подушку, вытащил из под рубашки пистолет и положил его рядом. Провел рукой по лбу, снимая морок, сковавший его в присутствии этого неожиданного гостя, и совершенно другим, усталым голосом произнес:
— Черт с тобой. Я согласен, — помолчал, взвесив сказанное, и поправился: — Мы согласны. Сколько? Давай обсудим цену твоему дяде и придумаем, как это сделать. Здесь нужна хитрость и внезапность, и еще вот что, Эля.... У твоего телефона хорошая камера? Сейчас будем нашего благодетеля в кино снимать... Как там тебя зовут-то? А фамилия? Тогда запоминай, что ты станешь говорить, а я сниму тебя на телефон. Это у меня останется в качестве страховки. А не согласишься, — Миша поднял пистолет, — понял? Слушай. «Я, Сергей Севостьянов, находясь в здравом уме и твердой памяти, поручил убить своего дядю, Мемзера Георгия Леопольдовича, за вознаграждение, сегодня, первого января. Причиной является мое желание жениться на вдове покойного и завладение его состоянием». Понял? Тогда поехали.

Глава 16

Их путешествие поездом было тихим в буквальном смысле. Они почти не разговаривали. На вокзале Мемзер накупил книжек и всю дорогу читал, Наташа чувствовала себя плоховато, ее слегка знобило и саднило горло. Она смотрела в окно до тех пор, пока уже совершенно не стемнело и даже путевых столбов было не различить. В Бресте, ночью, меняли колесные пары, и она проснулась: в купе не видно ни зги — Мемзер опустил штору светомаскировки, и сам он нынче крепко спал, по обыкновению всхрапывая. Наташа сперва поднялась на локте, затем, когда глаза привыкли к темноте и она стала различать обстановку купе, — села, поджав под себя ноги, взглянула на спящего мужа: «Удавить бы его прямо сейчас». Пустое... Он здоровяк, вмиг очнется, подомнет ее, чего доброго, еще пустит в ход кулаки. Нет, нет. Остается лишь надеяться на счастливый случай. Наташа едва заметно улыбнулась: для нее, для Сергея счастливый, для Мемзера несчастный. Все полярно в этом мире, особенно когда стоишь в Бресте и понимаешь, что сейчас будет все почти то же самое, вот только ширина железнодорожных путей — разная. Из этой нелепой разности, когда-то имевший стратегический смысл, и вырастает противоречие между Россией и Европой, ширится, окутывает, переманивает на свою сторону, ближе к собственному полюсу...
Когда же что-нибудь случится с этим беззаботно храпящим старым и крепким дуболомом? Вместе с ним проходят дни, складываются в месяцы, они вместе уже несколько лет. Да полно, вместе ли? Да, она вышла за него по расчету, Мемзер должен был это понимать, но любил ее, слепой как крот. Впрочем, она никогда не давала поводов, не позволяла себе никаких увлечений, обыкновенно убеждая себя, что не время. Будет еще, исполнится, он одряхлеет и тогда можно будет с полным правом, с его молчаливого согласия, завести роман, влюбиться... Но с его старостью и она не становится моложе. Раньше Наташа не верила, когда рядом говорили о неравных по возрасту браках, но со временем ей открылась во всей своей физической неприглядности истина — старик питается молодостью, продлевает себе жизнь за ее счет ее жизни. Их возрасты, их годы тянутся друг к другу, встреча с Сергеем дала это почувствовать как нельзя лучше. После свиданий с ним она ощущала себя молодой и легкой, ей хотелось танцевать, бегать в поле за бабочками, смеяться просто так, потому что хорошо все вокруг, все видится совсем иначе. Плоть мужа иссушала ее, она чуть ли не с содроганием позволяла Мемзеру прикасаться к себе, готовая сорваться в крик, и всякий раз, когда это происходило, Наташа убеждала себя, что ждать остается недолго, скоро все волшебным образом изменится. Она верила в это, свято верила.
Но сейчас, в этом черном купе, вдруг накатила бессмысленность ожидания. Ничего не изменится. Она отлично знала, что как будто никогда и зубы у него не болели, и не бывало даже насморка. Ее простуда, подающая первые сигналы еще в Москве, набросилась на нее и грозила сухим кашлем, слабостью в ногах, дурманом, и поэтому она с особенно сильным раздражением вспомнила про исключительное здоровье ненавистного супруга. Ночь, польский рубеж, спящий незнакомец... Незнакомец — вот кем стал ее муж. И сейчас ничего нельзя поделать, ночь не прогонишь, поезд поедет согласно расписанию. А что если... Наташа встала. Очень тихо, затаив дыхание оперлась о столик, наклонилась вперед. Он спал, лежа на спине, по-мефистофельски задрав подбородок. Его шея, стариковская, дряблая, целиком была обнажена, и Наташа подумала, что, пожалуй, она может, найдет в себе силы задушить его, вцепившись в кадык, сдавив руками эту морщинистую, словно у щипаного петуха, шею. Но нет, пожалуй, не сможет. Он сразу проснется, он еще может пружинить, он очень подвижен для своего возраста. Отбросит ее, она еще, чего доброго, ударится об угол, который поджидает каждого в неосвещенном купе. Нет, ей с ним не справиться, и думать нечего. На столике лежали его очки для чтения, одна из его дешевых книжечек, Наташа называла такие «лапшой», стоял стакан с остывшим чаем и высовывалась из него уставшая, прежде напрасно размешавшая сахар, чайная ложка. Что если вытащить эту ложку и ударить ею сверху вниз, попасть ему в затянутый чуть подрагивающим веком глаз? Умрет он тогда? Сразу?
Мемзер давно не спал, он просто лежал с закрытыми глазами, ждал. Для него все это было игрой. Ну что ж, пусть будет игра, он согласен. Это куда лучше, чем ее насупленное молчание. Она замкнулась, когда уже в вагоне, километрах в трехстах от Москвы, он между делом рассказал ей о маршруте. Они едут в Германию, в горный маленький городок. Там будет сюрприз, все собираются, вместе встречают Новый год. Такого еще не было: встреча друзей в Баварских Альпах, горный воздух, невероятная тишина, холодный рай... Никакого куршевельского пафоса — это место для фанфаронов и дураков. Хочешь засветиться, попасть в кадр, стать телевизионным и газетным шутом — поезжай во французскую клоаку. Там лягушатники целуют в зад, там дикие оргии, там орды торжествующих хамов, не научившихся никаким мало-мальски приличным манерам. Они поэтому и ездят туда каждый год. Куршевель — резервация российского быдла, для него здесь создан специальный микроклимат, в любом другом месте куршевельцы из России чувствуют себя неуютно и затравленно спиваются в отельных номерах.
Люди из круга Мемзера в хронику попадать не хотели. Настолько, что выбрали для встречи крошечный Гармиш-Партенкирхен. Настолько крошечный, что название этого городка было больше его самого. Гармиш — место для гурманов. Здесь бьется чинное немецкое сердце, усмиренное в мае сорок пятого, здесь голубые вершины и небо цвета ультрамарин — горнолыжный курорт времен третьего рейха. Такие городки любили русские революционеры, им нравилось проводить здесь сходки, говорить о будущем...
Наташа и впрямь гор не любила. На нее дурно влиял климат, от недостатка кислорода болела голова, горы были для нее мучением, как для любого истинно равнинного человека. И она окончательно обиделась, перестала с ним разговаривать, и Мемзер был доволен результатом, предвкушая конец этой ссоры. Он словно держал на ладони Наташино самолюбие, уязвленное необходимостью пойти на мировую с тем, от кого она целиком и полностью зависела, чьей собственностью являлась. Почувствовав, что Наташа рядом, он чуть приподнял веки, нацелился, совершил резкий бросок и обхватил ее, увлек за собой на диван. Все это было настолько неожиданно, что Наташа испугалась, ей показалось, что он обороняется, борется за свою жизнь и сейчас задушит ее. А Мемзер дурачился, прихрюкивал, щекотал ее. Он играл со своей вещицей, позволяя ей проявлять характер ровно настолько, насколько это забавляло его. Руки его были быстрыми и сильными, и когда она поняла, к чему он клонит, то про себя решила, что она сама виновата, нарвалась. Ссылаться на головную боль теперь чистый абсурд, и она позволила ему, как позволяла с тех пор, как в ее жизни появился Сергей. Мемзер понял это по-своему: ему доставила удовольствие ее внезапная покорность.
Поезд, как всегда нежданно, тронулся, наддал и, быстро набирая скорость, потащил их прочь от Сергея, от Москвы, от всего, к чему стремилось ее сердце. Наутро они помирились. Поезд мчался по Германии. Отстукивали едва слышно колеса, солнце просвечивало вагон насквозь. Они сошли в Мюнхене и наняли машину. Сияющий Мемзер устроился за рулем:
— Я мечтал об этом уж и не знаю сколько. Мы приехали раньше всех, остальные еще в Москве, еще даже не сели в самолет. Скорее поехали, у нас впереди самая красивая дорога на свете.
В городок они прикатили часа через полтора довольно неспешной езды. Мемзеру крайне редко удавалось рулить самому, и он предпочитал не рисковать, держался правой стороны. Наташа совсем разболелась и скисла. Она даже попросилась на заднее сиденье, полежать — слабость, головокружение... Мемзеру все было нипочем. Он включил какую-то местную рок-н-ролльную станцию и под нордический «Рамштайн» поднимался все выше и выше, пока, наконец, не въехал в Гармиш. Здесь он слегка покружил по городу, что-то комментируя для жены, потом выехал за городскую черту, пролетел еще километров пять по горному серпантину и остановился.
— Ну вот, добрались. Вылезай, погляди, что я для тебя приготовил.
Поначалу она мимо ушей пропустила его слова, но выкарабкалась из машины и замерла от восторга. Было отчего: вокруг, насколько хватало глаз, тянулась изломанная горная линия, белоснежные пики под глубочайшей синевы небом. Отроги гор были покрыты еловым лесом, внизу, в долине, пестрила разноцветными крышами деревенька. Мемзер привез ее на горное плато, они стояли на огороженной площадке, и верхушки гигантских елей равнялись с Наташиными сапогами. Здесь же, на краю площадки, был выстроен из толстых бревен прекрасный дом, настоящее горное шале, очень просторное, с широкой открытой верандой через оба этажа. И дымок вился из трубы, и вкусно пахло какой-то снедью, приготовленной на огне невидимым поваром. И главное, дышалось здесь настолько легко, что Наташа сразу почувствовала себя лучше.
В просторном холле, упираясь зеленой макушкой в потолок, стояла опутанная легким серебром, совершенно по-заграничному ряженная, вся в электрических, еще незажженных лампочках, свежая, роскошная елка. Среди плетеной мебели, кабаньих и оленьих чучел, шкур и целого арсенала холодного оружия рыцарской поры, за толстым, граненым по краям стеклом пылал мандариновым жаром камин. В столовой по соседству был накрыт стол на десять человек, звучала, спускаясь откуда-то сверху и мягко обволакивая басами, музыка Вагнера, затем ее сменил Шуман, позже Григ. Прекрасное меню в классическом исполнении, настоящее лекарство для души. Глядя на все это, Наташа дала себе слово вытерпеть все положенное до окончания отпуска время. Ведь он так старался, так прекрасно все было вокруг, что не стоило омрачать свою же собственную жизнь. Наташа дала себе небольшую отсрочку. Вот вернутся они обратно, тогда все нужно будет поменять, а сейчас спасибо тебе за эту сказку, дорогой.
Это шале, а также солидный участок земли вокруг принадлежали ФРС, о чем Наташа, конечно, не знала. Здесь принимали многих важных гостей, и стены дома повидали немало знаменитостей, в основном, разумеется, политических деятелей и больших финансистов. Мемзер ожидал своих гостей. Всегда приятно подводить итоги в подобном месте, особенно если все происходит вдалеке от той страны, против которой ты так долго и кропотливо работал. Заговоры должны плестись извне и действовать внезапно, как эпидемия чумы. Ничто не грело это сердце, лишь изредка, в мгновения мимолетных предвестников душевного кризиса, Мемзер вспоминал свое детство в отчем доме, братьев и сестер, раскиданных ныне по свету, мать, отца... Как только память услужливо и коварно подводила его к написанному ею особенно пронзительному образу отца, Мемзер занавешивал этот образ черным крепом. Однажды разбудив в себе демона мести, он всю жизнь носил ее за плечами, словно Синдбад своего старика[6]. Мемзер был закоренелым материалистом, не верил ни во что неосязаемое и невидимое, с насмешкой относился к разнообразным духовным школам, считая их местами для сбора сумасшедших. Он, конечно, не отрицал силу и роль идеологической борьбы, финансировал Московский центр каббалы — в одночасье ставшее модным учение через свои источники в аппарате правительства, точечные центры влияния распостранялось в сфере истеблишмента. Объединив людей общей идеей, пусть даже и столь малопостижимой, как каббала, можно было существенно расширить свое влияние на власть. Мемзеру нечего было опасаться. Его знали, в его кармане лежало что-то вроде охранной грамоты — удостоверение с подписью лица, столь высокого по должности, что в момент предъявления этого документа визави чувствовал симптомы верноподданической лихорадки. Воистину, когда все в жизни складывается настолько хорошо, эта жизнь достойна того, чтобы стать вечной.
Есть признаки, которые дают возможность предчувствия. История ходит по кругу, точно осел на мельнице. Когда-то, в начале прошлого века, уже было все это: аристократия крутила столы, прикладывалась к блюдцам, вызывая духов. Затем случилась революция. А теперь уже псевдоаристократия вникает в премудрую каббалу, ничего, признаться, в ней не понимая...
К людям Мемзер давно относился сугубо прагматически. Его интересовали лишь те, кто мог выполнять определенную функцию в схеме. Министр Павел был таким человеком, и его приходилось постоянно держать подле себя, что называется, «у стремени». Этот алчный циник министр и Мемзер были ягодами с одного куста. Абсолютные менялы, прирожденные бухгалтеры с вычислительной машинкой в груди, у котороых в жизни всего два принципа: «мне это выгодно» и «мне это не выгодно», а третьего не дано.
Мемзер думал о великом, он не в состоянии был оперативно переключаться на то, что копошилось под ногами. Где-то далеко остался этот смешной и глупый мальчишка, который отсюда, издалека, казался еще более ничтожным. Полностью успокоенный, умиротворенный горным обществом, Мемзер впал в парящее состояние легкости и отменил собственную подозрительность. И как он мог подумать, что его жена и этот юнец... Конечно, жена любит его. Ночь в поезде это наилучшим образом подтвердила: Мемзер даже поежился от удовольствия и вздумал обнять Наташу, но той нигде не было. Он позвал, но не получил ответа. Прошел по всем комнатам — никого. В верхней гостиной, одной из комнат, выходящих на открытую веранду второго этажа, он через стекло заметил какое-то движение, стремительно прошел гостиную насквозь и очутился на веранде. Наташа стояла у края, опершись на перила — сомнительную по прочности границу между плоскостью и пропастью, и Мемзеру на секунду показалось, что вот сейчас она закинет ногу, очень обыденно минует эту преграду и ухнет вниз. Поборов желание броситься к ней, он, чтобы не спугнуть, подкрался, крепко взял ее за плечи и развернул к себе. Наташа улыбалась, и Мемзер в очередной раз посетовал на собственную подозрительность. Как он мог подозревать ее в неверности? Она заинтересовалась его племянником так же, как интересовалась всеми его делами, и не более.
— Прости меня, — сказал Мемзер неожиданно для самого себя, — я виноват перед тобой.
— Простить? За что?
— Я напрасно повез тебя в горы. Это насилие, ты не любишь бывать в горах, я знаю. Клянусь, как только отметим праздник, мы завтра же с тобой уедем, куда ты попросишь.
Наташа рассмеялась, и он почувствовал себя с ней абсолютно счастливым:
— Жорик, мне здесь нравится, я даже сама не ожидала, насколько это место окажется моим. И здесь очень легко дышится, мне кажется, даже простуда убежала куда-то. А насчет твоего предложения... Ты серьезно?
— Вполне. Я в долгу перед тобой.
— Тогда давай вернемся в Москву, — Наташа сказала это настолько ровным голосом, что Мемзеру показалось, он не расслышал ее. Когда смысл, наконец, дошел до него, он оттолкнул Наташу, она ударилась о перила, вымороженное дерево загудело, и Мемзеру показалось, что это гудит у него в ушах:
— Что, соскучилась по своему щенку?! Настолько соскучилась, что безо всякого стеснения говоришь мне об этом?! Думаешь, я ничего не знаю?! Да я специально потащил тебя с собой, лишь бы этот проходимец не спал в моей постели! Ты... Да как ты могла... Сука! — Мемзер сорвался на фальцет и последнее слово у него вышло по-выпьи пронзительным. Ему хотелось озвереть, ударить ее наотмашь, сокрушить все вокруг. Пусть горы падут и сделается равнина, пусть эту равнину затопит, пусть все исчезнет, лишь бы не знать ему этого позора на старости лет. Он рогоносец! Теперь никаких сомнений быть не может: на груди своей он пригрел двух спаривающихся змей. Его всегдашняя истовая мстительность вспыхнула и засияла холодным, режущим глаз, неживым светом отблеска горной вершины. Мемзер среди гор чувствовал себя на равных. Он сам гора, непокоримая вершина с отвесными склонами и скрытыми под снегом гибельными пропастями. И он отправит обоих в пропасть, будьте уверены. Он, он!..
— Жорик, ты что, совсем дурачок? Как ты мог подумать такое? Ты всерьез считаешь, что между мною и кем-то, кроме тебя, есть отношения? О каком щенке ты говоришь?! — Наташа выглядела очень убедительно, она играла явно лучше всех актрис во всех пересмотренных Мемзером спектаклях. Лавина, готовая обрушиться, замерла, Мемзер опомнился, но ярость все еще переполняла его, он по-прежнему был готов вспыхнуть:
— О каком щенке?! О моем племянничке, о ком же еще?! Хочешь убедить меня, что между вами невинная дружба? Тогда с чего ты вдруг стала к нему так благосклонна? Так волнуешься о нем, что хочешь вернуться в Москву?! — Дядюшка распалился и стал настолько похож на опереточного злодея, на Бармалея из сказки, что Наташа не выдержала и рассмеялась.
— Что? Что это за истерика?! — визжал Мемзер, который сам был как никогда близок к истерике.
— Да никакая это не истерика, — Наташа достала платок, вытерла выступившие одновременно от боли в ушибленной спине и от смеха слезы. — Я просто не знаю, что возразить в ответ на такую неслыханную, идиотскую ложь. То, как я поступала по отношению к твоему племяннику, было лишь заботой о тебе. Я не хотела конфликта, думала, что тебе будет неприятно, если я стану обращаться с ним, как он того заслуживает. Я не хотела подчеркивать его ничтожество, убедила себя, что он вполне нормальный, вменяемый парень. Ты, конечно, никогда об этом не думал, ты, возможно, вообще обо мне не думаешь, но все, что я делала и продолжаю делать с самого начала нашего брака, я делаю для тебя. Я живу для тебя, я живу тобой! И к твоему родственнику я старалась просто стать ближе, помочь ему адаптироваться в чужом для него городе. Господи, ведь это так понятно! Ну почему в нормальные, обычные вещи, которые так естественны, должна вмешиваться твоя ревность? Я и в мыслях не имела, что ты можешь подумать такое... Я взрослая женщина, твоя жена, я связала с тобой жизнь, поклялась тебе в верности, а ты унижаешь меня, ты посмел меня ударить. Черт побери! — я просто не могу поверить в то, что происходит. Я уйду от тебя немедленно, я не намерена терпеть ложных обвинений и страдать из-за какого-то там молодого дурака, которым ты по праву можешь гордиться. Знаешь, почему? Вы с ним два сапога пара! Два тупых, никчемных сноба. Продолжай воспитывать его в своем стиле и со временем получишь свою точную копию. Желаю счастья!
И Наташа двинулась прочь с веранды. Конечно, она рисковала, конечно, была вероятность, что он не просто догадывается о чем-то. В Москве он мог пустить за ней слежку, в квартире могла стоять аппаратура, мало ли... Но у нее был единственный шанс, и она прекрасно им воспользовалась. Великое женское дарование — одерживать сокрушительные победы бескровно, иначе не назовешь.
— Наташенька, милая! — Слова догнали ее у самого выхода, она остановилась, медленно повернулась, и Мемзер, окончательно сбитый с толку, ввергнутый в смятение всей этой эмоциональной чехардой, увидел, что она плачет, и проклял себя за безобразие, которое он учинил в отношении своей прекрасной, честной, восхитительной женщины. Он был полон искреннего раскаяния. — Я старый осел. Я привык мерить людей по своему стандарту. Но мой род идет от Мамоны , он отец всех банкиров и менял, а ты... Ты Евина дочка...
«Вот опять его понесло, — с внутренней тоской подумала Наташа. — До чего этот старый дурак любит копаться в библейской попсе. Кому он подражает? Самюэлю Джексону в «Криминальном Чтиве»? Небось считает себя неотразимым эрудитом. Какая неудобная чушь...»
— ...Да-да, дочь Евы — матери всех матерей, совершенной женщины, созданной самим Богом. Мне так повезло! Ты совершенная женщина, я только сейчас это понял окончательно. Прости меня! Я умоляю, — восклицал Мемзер.
— Эй! Да что там у вас происходит? Репетируете новогоднюю сказку? Собираетесь нас развлекать за столом? — донеслось с улицы. Оказывается, внизу перед входом в дом уже толпились гости. Так получилось, что они прибыли все вместе и уже несколько минут, затаив дыхание, слушали этот душераздирающий скандал. Наташа прыснула в кулак, Мемзер был в ярости от того, что его застукали за этим публичным раздеванием.
— Милые бранятся — только тешатся, — нашлась в ответ Наташа, взяла мужа за руку и вместе, как и подобает хозяевам дома и пира, они спустились вниз для шутливо-церемонного приема гостей.
* * *
Уже напилась Марина. При виде ее Мемзер не смог сдержать удивления, обменялся взглядом с Ариком. Тот едва заметно сгримасничал, мол, «ничего не поделаешь, пришлось взять с собой». Праздничный ужин перешел в свою окончательную, сытую и ленивую фазу. Пили много, говорили нелепые в нетрезвости тосты, что-то обсуждали. Мемзер смотрел в расплывчатые лица своих гостей и думал, что он окружен, в сущности, неплохими, но все же гадкими в своем предательстве людьми. Он работал за идею, мстил, верил в полезность своего промысла, а эти? Ведь это беспробудные снобы, галантерейные предатели, утонченное жулье.
Он встал, постучал ножом по коньячному бокалу, придерживая его за донышко, и вышел звук хрустальный, нездешний среди застольного шума. Все разом смолкли.
— Друзья мои, а также их подруги, — начал Мемзер, постепенно повышая тональность. — Желаю, чтобы в новом году все вы были счастливы, желаю вам разбогатеть так, как только вы сами себе и можете пожелать. Новый год предоставит всем нам новые, исключительные возможности. Отдельно пью здоровье ваше, Павел Министрович, — шутканул Мемзер в сторону министра. — Наступает время ваше, так не забывайте вовремя приходить на помощь тонущей экономике и банковской системе. Ваши труды будут по достоинству оценены, что называется, при жизни. Пусть всех нас продолжает качать теплая волна, и не дай ей бог сделаться девятым валом раньше, чем нужно. Россия вступает в свой первый год из последних. Пройдет тридцать лет, и те из нас, кто доживет до этого времени, вспомнит мои слова. К тому времени на этой огромной территории появятся новые страны, исчезнет с карты это несправедливо большое одноцветное пятно, и это станет нашей общей победой, доказав окончательно, раз и навсегда, что единственным совершенным орудием на Земле являются деньги. С их помощью свергаются режимы, покупаются президенты, меняется правда, все перевертывается с ног на голову, и все на этом свете делается во имя денег. За деньги! — и выпил залпом.
Паркет был усыпан новогодним бумажным разноцветием. Один известный банкир, изрядно пьяный, в золотом цилиндре из фольги и с двумя лентами серпантина через плечо, с увлечением благодарил Павла Министровича за полученный его банком несколько дней назад огромный кредит. В совершенно иной форме, не на словах, министр был вознагражден изрядным процентом от полученной по кредиту суммы, но сейчас об этом не прозвучало ни слова. Такова этика, и банкир соображал, как бы поизящнее перейти к разговору о новом кредите для своей системы на тех же условиях. Спекулировать государственными займами, наживая игрой на них дикие проценты, по замыслу Мемзера должны были немногие, лишь те, кому можно было доверять, кто делился с выдающей кредиты стороной, то есть с представителями государства, и не пускал деньги дальше валютной биржи. В бюджете страны и без того дыра, ее не залатать. Невозможно заново отстроить то, что было разрушено так основательно, а прежде строилось годами. В таком случае через доверенных, вроде этого банкира, людишек необходимо все «попилить», объяснив эти «вливания в экономику» «государственной помощью финансовой системе страны». Народ ленив, сожрет и эту чушь, не подавится, разве что на кухне перемолвится парой слов. До площадей дойдет, всему свое время. Тридцать лет, всего тридцать лет осталось... Он доживет, Агамемнон обещал ускориться. Бедный маленький племяник. Всего лишь жертва, а он подозревал его и Наташу... К черту! — пора забыть об этом навсегда.
Марина увлеклась разговором с министром. Он, все еще свежий в этой давнишней компании, был с ней почти незнаком, только заочно, через Арика, который буркнул «вот моя жена-писательница» и тут же оставил их вдвоем, пересев на другой край стола. После такого представления министр, как человек галантный и выше среднего воспитанный, любезно поинтересовался, пишет ли она нынче.
— Пишу, — с некоторым вызовом убежденно ответила Марина и напряженно принялась полировать пальцем стол в желанном ожидании следующего закономерного вопроса.
— Интересно, — воскликнул министр, — и о чем же? Я, знаете ли вас, не читал, но теперь уж непременно, непременно почитаю!
— Ну... Представьте себе Кольцевую дорогу, — представили? — хорошо, так вот: по этой дороге едет автомобиль, в нем сидит женщина. Представляете, да? Очень хорошо. Так вот: и видит эта женщина, что на обочине установлен большой рекламный щит. Представляете себе щит большой? И на этом щите она сама и такая фраза внизу: «Я тебе желаю счастья, пусть не со мной, так с другим». Каково?
— Э-э-э... — неопределенно ответил министр.
— И она вспоминает свою историю о том, как она познакомилась с неким человеком, мужчиной, и была с ним счастлива достаточное время. Представляете? Люди могут быть счастливы вместе, хоть это и чудо, — нервно ремаркировала Марина, — они долго прожили вместе и он от нее ушел. И перед тем как ему уйти, между ними было объяснение, достаточно бурное...
...Марина говорила очень громко, порой перекрывая все прочие звуки, и за столом невольно установилась тишина. Все теперь слушали ее, и Арик, сидевший в отдалении, нервно перебирая пальцами, потирал щеку...
— ...и когда она спросила, почему он уходит, он сказал ей, что он голубой и всю жизнь был голубым. Представляете?
— М-м-м... — промычал министр, которому сделалось неловко и неуютно. Уж лучше было бы не трогать этот муравейник чужих мыслишек, теперь разбежались и не собрать их.
— Она, естественно, ему не поверила. Потому что, помните, я вам говорила? — у них все было очень хорошо. А он ей рассказал, что читал в глубоком детстве «Джейн Эйр» и уже тогда представлял себя на месте этой девушки.
— Бред, — довольно громко прокомментировал Арик со своей дальней позиции. — Не обращайте внимания, дамы и господа. У моей жены ее всегдашний бред, она воображает себя Дарьей Донцовой, а на деле ее прозаические эксперименты никого, кроме нее, не интересуют.
— Ах так?! — Марина моментально превратилась в настоящую бесноватую: глаза, казалось, лезли из орбит, она беспорядочно двигала стоящие перед ней столовые приборы. — Значит, по-твоему, это бред?! А что если я скажу, что твоей любимой книжкой в детстве и была эта самая «Джейн Эйр», а? Роман-то у меня автобиографический выходит, ничего не выдумала, сюжет сам собою сложился! Дамы и господа, мой муж извращенец!
— Марина, Арик, я прошу вас, не начинайте! — вмешалась в эту супружескую перепалку Наташа. — Жорж, скажи им, в конце концов!
— Да, ребята, не стоит здесь устраивать балаган, — миролюбиво начал Мемзер, втайне довольный тем, что теперь все позабудут об услышанном в те минуты, покуда они стояли внизу и ждали, что их вот-вот впустят. — Мариночка человек творческий, горячий, мы все ее очень любим, и я предлагаю...
— Свиньи, — Марина топнула ногой, — зажравшиеся, подлые мерзавцы и предатели. Орден Иуды! Ненавижу вас! Всех ненавижу!
Она вскочила и ринулась бежать, опрокинув стул и зацепив ногой обороненный цилиндр из золотой фольги. Совершенно не разбирая дороги, оказалась на лестнице, убежала на второй этаж и там, еще что-то уронив, затихла. Все с облегчением вздохнули. Арик, очень красный, не глядя ни на кого, пошел следом за своей женой. Гости видели, как он, сохраняя остатки спокойствия и держась за перила, поднимается по лестнице. С его уходом за столом воцарилось пусть и чуть натянутое, чуть неестественное, но все-таки веселье и мало-помалу оно стало истинным, как будто и не было этой безобразной сцены, не звучали здесь только что пронзительные и справедливые слова. Наташа чуть помедлила, убедилась, что все хоть как-то успокоились, и тоже пошла наверх. Спустя минуту со второго этажа раздался ее душераздирающий крик. И тут же все, понимая, что произошло нечто очень серьезное, переполошившись, ринулись следом. На лестницу, в коридор, в комнатах никого, где же они? — веранда! Все собранное Мемзером общество высыпало на веранду, и перед глазами каждого предстало звездное небо, полная луна, осветившая долину внизу и снежные, призрачные края гор, и Арик возле перил, за которыми начиналась пропасть, и Наташа рядом, стоящая на коленях, закрывая лицо. Она, словно волчица на луну, выла, оплакивая бросившуюся вниз с этих перил сестру. Наташа подоспела слишком поздно, в тот момент, когда Арик, просивший Марину одуматься, перестать паясничать, вернуться в дом и привести себя в порядок, бросился к ней, чтобы схватить и стащить ее с этих перил, где она сидела, угрожая броситься вниз, если он приблизится. Возможно, приди она раньше, все было бы иначе, Марину удалось бы убедить, она не кинулась бы. Здесь, в Германии, прекрасные нервные клиники, но все это было теперь пустым и ничтожным, как и всякая прошедшая мимо и невозвратно утерянная минута, всякое прошлое мгновение...
Наступило утро, небо было по-прежнему чистым, и невозможно было представить, что эта безупречная голубизна где-то заканчивается и переходит в холодную вечную ночь. Марину нашли, подняли, спрятали... Решено было немедленно, самолетом, возвращаться в Москву. Впереди были скорбные хлопоты, присутствие на церемонии прощания, поминальные речи и все, что так или иначе связано с выходом из состояния глубочайшего стресса. К Наташе не сразу, но все же довольно скоро пришла мысль обвинить в случившемся мужа. Ведь если бы он не организовал всю эту лишь ему нужную застольную церемонию, то не было бы и этого проклятого дома в горах, и этой веранды, и этого обрыва. Но теперь все, к чему излишне надрываться? — сестра мертва, и с уходом ее оказалось, что ничего, кроме бесконечного сожаления, не остается. Ее никто не воспринимал всерьез, а она, как оказалось, просто жила не своей жизнью, пыталась хоть как-то себя реализовать, найти свой путь, и в этом стремлении растратила остатки разума, пытаясь открыть хотя бы одну из наглухо заколоченных для нее дверей в мир искусства, в мир, который так манил ее.
Мемзер был удручен, он безропотно дал согласие лететь, понимая, что затея с поездом, долгие часы в замкнутом мире купе, — все это сломит Наташу окончательно. После такого хочется как можно быстрее оказаться на родной земле, чтобы рядом были знакомые предметы, родные люди... Они ничего не сообщили Сергею, просто не успели, было не до него и Мемзер вспомнил, что, наверное, хорошо бы предупредить племянника, пусть едет встречать, поделился своей идейкой с женой, но та ответила, что не хочет лишних людей и лишнего, да к тому же во многом показного, сочувствия.
— Только меня и касается это горе по-настоящему, вы все фальшивите, от вас смердит фальшью. Дай мне возможность не видеть еще одного, кто скрывает под соболезнованиями свое безразличие. Ведь так будет, так и есть.
Мемзер пожал плечами и отправился прогуляться немного по зданию аэровокзала. Решил выпить кофе, зашел в один из бесчисленых ресторанчиков для пассажиров, сел за столик, сообщил официанту-кельнеру о своем желании и осмотрелся. Ничего особенного: люди пьют, едят, у многих сонный вид после праздничной ночи. Мемзеру стало любопытно, что заставило всех этих воздушных путешественников сделаться таковыми именно теперь, первого января. Совсем рядом, за соседним столиком, расположилось русское семейство: двое детишек, по всей видимости, погодков, лет девяти-десяти, их мать — она сосредоточенно пыталась сделать что-то со своим мобильным телефоном и была всецело этим увлечена, и, наконец, глава семейства. Это был мужик лет сорока, крепкий, загорелый, но тем более странным казалось его отрешенное печальное лицо. Он смотрел в пол с мрачной сосредоточенностью и словно не реагировал на происходившее вокруг.
— Вот, Коля отвечает, — подала голос женщина. — «К сожалению, помочь ничем не смогу, банк отказывается финансировать, своих денег в обрез и все сейчас в бизнесе. Держитесь». Слышал?
— Угу, — пробормотал мужик и еще больше помрачнел. — Да брось ты свое занятие, все равно ничего не спасешь. Все провалилось к черту. Нечего сказать, покатались мы в этом году на лыжах, уж так покатались...
— Подожди, — возразила женщина, — может быть, еще что-нибудь удастся сделать? Может, ты найдешь деньги?
— Да я не из-за денег переживаю. Придется уволить четыреста человек, понимаешь?! Я с ними вместе начинал, они в меня верят, а я... Найти бы тех гадов, который устроил этот чертов кризис, живьем бы в землю закопал, — подытожил глава семейства и замкнулся окончательно.
Мемзеру стал противен вкус кофе, вдруг, внезапно, сделавшийся кислым. Он оставил деньги под чашкой и поспешно вышел.

Глава 17

Самолет встречали основательно: аэропорт блокировали кольцом военного оцепления. Бронетранспортеры, снайперы на крышах и водонапорных башнях, автомобиль радио-разведки. Вдоль взлетной полосы стояли армейские патрули, сновали люди в штатском. Здание аэровокзала опустело, всех эвакуировали без долгих объяснений. Были готовы ко всему и два геликоптера, время от времени барражировавшие над оцепленной территорией и окрестностями. Все самолеты, совершившие посадку, отгоняли в сторону и не высаживали пассажиров, ничего не объясняли. Ждали...
Нужный самолет приземлился точно по расписанию. Стоило ему остановиться, под крылья сразу въехали несколько машин с автоматчиками, подали трап. На самом верху, на стыковочной площадке трапа, стоял одинокий,худощавый человек в черном костюме. В руке он держал сложенную в несколько раз газету. Как только трап коснулся фюзеляжа, а изнутри открыли люк, человек с газетой юркнул в чрево самолета. Некоторое время трап пустовал, автоматчики внизу заняли выжидательные позиции, их командир напряженно поглядывал на рацию. Наконец она затрещала, произнесла несколько слов и смолкла. Автоматчики по команде образовали у трапа ощетинившийся стволами полукруг. Наверху появился невысокий мужчина, руки его спереди были закованы в наручники, на голове черный непроницаемый мешок. Худощавый показался следом. Взял под руку мужчину с мешком на голове, они принялись спускаться, и худой, который где-то оставил свою газету, помогал слепцу со ступеньками, чтобы тот не оступился и не ринулся кубарем вниз. Церемония есть церемония, нельзя превращать ее в фарс.
Оказавшись на твердой земле, они мгновенно были окружены все теми же автоматчиками и под их прикрытием пересекли летное поле, вошли в здание аэровокзала. Спустя короткое время человека с мешком на голове погрузили в один из бронетранспортеров. По перекрытому шоссе военная колонна начала свое движение в направлении столицы. Так второго января наступившего европейского года и второго же числа последнего в году месяца, если считать по восточному календарю, в Ханое был тепло встречен и со всеми почестями, на случай, если кто-то из верных гангстеров решит проявить геройство, препровожден в тюрьму самый великий из здравствующих вьетнамских преступников, главный босс Катрана, долгое время живший в России, а сейчас прилетевший на родину помирать, господин Нам Нгуен Кам. По дороге в тюрьму ничего особенного не произошло, если не считать заблаговременно обнаруженной засады, из которой несколько человек собирались провести подрыв первой машины и попытаться освободить своего руководителя. Их расстреляли на месте.
На допросе Нам сперва молчал, а потом попросил отвезти его на юг страны. Там его родная деревня, остатки семьи, там он хотел бы спокойно умереть. Его грубо прервали и посоветовали не смешить следствие своими просьбами. Тогда Нам окончательно замкнулся, и вплоть до самого конца никто так и не услышал от него ни единого слова. Его казнили спустя несколько дней, прилюдно, на глазах у множества пришедших поглазеть на такое событие вьетнамцев. Нама поставили перед глубокой, в три средневьетнамских или в два человеческих роста, траншеей. Двое офицеров держали его за руки, отклонившись в стороны, а третий выстрелил Наму в голову из «калашникова». Тело сбросили в траншею, сверху ее засыпал бульдозер. Никаких надгробий, никакой памяти. Ничего...
* * *
С Мариной простились быстро, в прессу так ничего и не попало, об этом позаботились. Ариэль скорбел шумно и напоказ, сгоряча пообещал исполнить последнюю волю покойной: установить рекламные щиты с ее фотографией. Мемзер его одернул, призвал не заниматься ерундой: во-первых, никакой последней воли Марина не высказывала, просто не успела, во-вторых, время сейчас не то, чтобы развешивать незнакомые широкой массе лики на рекламных щитах, — это раздражает и без того взбудораженный народ.
Здесь Мемзер сильно перегнул: плевать народ хотел на какие-то там щиты. Люди давным-давно плевать хотели на все, что происходит вокруг, и раскачать толпу для массовых выступлений мог только длительный процесс обеднения. Когда становится нечего есть, а силы еще не покинули, то их должно хватить для того, чтобы поднять камень, палку и прочее оружие пролетариата. Этим, собственно, и должно было все закончиться, но не так быстро, как того хотели устроители новомодной катастрофы под названием кризис. Да, росла безработица, но у людей все еще была надежда, возможность что-то найти, какие-то личные накопления, и все еще было тихо.
Мир в новом веке окончательно и зримо изменился: он самым невероятным образом отупел и любое умственное напряжение для большинства двуногих стало бессмысленным и совершенно непереносимым. Вместо реальности появилась вера в то, чего на самом деле не существует, и очень быстро общество фантазеров оказалось в подчинении у своего демократического правительства, не подозревая, что никакой демократии никогда не было, она вообще невозможна. Стоит каким-нибудь личностям занять верхнее местечко, как они тут же начинают решать вопрос о сохранении за ними этого местечка как можно дольше. Вот и в России случилось так, что под видом защиты общественного интереса эти самые личности, используя самую беспардонную и прямолинейную пропаганду утопического счастья для всех, создали мир счастья собственного. Ведь те, кто нами правит, — это, если называть вещи своими именами, такая корпорация, и преследует она свои корпоративные интересы, выдавая их за общественные. Мировая лига менял, затеяв глобальный коллапс, направила его не столько против России, сколько против этой корпорации. Но не следует думать, что народ был окончательно забыт, ему в этом спектакле под названием «кризис» отводилась роль самая активная: разорить, вывести на улицы, смести одних правителей и поставить своих, посговорчивей, чтобы потом, спустя тридцать лет, воплотить все то, о чем сказал Мемзер в шале близ немецкого городка с длинным названием.
Из этой ситуации нет выхода — даже если четко осознавать ее, оценивать такой, какова она на самом деле. Всякая революция в мире, где правят менялы, бессмысленна. На смену одному якобы демократическому руководству придет другое, столь же демократическое, и с помощью пропаганды, часто невообразимо тупой и прямолинейной, будет управлять себе во благо, представляя свои интересы и цели как интересы всего общества. Демократии нет в природе, ее никогда не существовало, она невозможна, и тот, кто не понимает этого, достоин всего, что с ним происходит и будет еще происходить. Права людей — мираж, условность. Избранные, входящие в корпорацию, с особенным цинизмом называют этот мираж демократией, но простые люди не могут рассчитывать на что-либо большее, чем собственные довольно скромные возможности. Таков мир, и его нельзя изменить до тех пор, пока в нем существуют менялы и деньги.
Мемзер и те, кто стоит за ним, — суть корпорация, готовящая недружественное слияние и поглощение корпорации российской. Хозяева жизни на поле боя. И ничего уж тут не сделать: баре ссорятся — у холопов ноют зубы. В этом и только в этом смысл бродящего по миру призрака глобального кризиса. Какая из корпораций победит? Мировая или местная, российская? Так ли это важно? Людям нужно думать совершенно об ином, а Россия... Ей поможет только Бог, на него вся надежда. За долгие годы лишений и мытарств, выпавших на ее долю, страна всегда с честью выходила из передряг. Ничем иным, как Божьим промыслом, этого не объяснить. Быть может, и теперь он поможет, не забудет, не оставит... Ведь это непостижимо, немыслимо, что теперь по вине каких-то изощренных негодяев Россия кончится — большая, добрая, красивая и хмельная, честная баба, которую столько раз обманывали.
* * *
Я пережил нервный шок, наверное, так это называется. Два дня после той волшебной ночи я просто лежал, бессмысленно глядя в потолок. Мне ничего не хотелось. Звонил телефон, он надрывался бесчисленными трелями, но я менее всего на свете желал с кем-нибудь говорить. Она пришла, появилась на фоне белого экрана потолка, пощупала мой лоб, озабоченно нахмурилась.
— У меня нет температуры, и белой горячки тоже нет, — услышал я собственный, искаженный долгим молчанием голос. — А вот ты мне приснилась наяву. Мне плохо, Наташа, мне очень плохо. Меня все пытаются убить в этом городе. То взорвут, то едва не застрелят, и все ради нашего счастья. Я ведь решил наш с тобой кроссворд, осталось вписать последнее слово.
— У тебя безумные глаза. Ты что, пил все это время? От тебя вроде не пахнет... Постой! Узкоглазый накормил тебя какой-то отравой?! Ты пробовал наркотики?!
— Да нет же, говорю тебе. Мы с ним виделись часа два, не больше. Он уехал, сказал, что навсегда. Да, может быть, черт с ним? Неужели это ты? Настоящая? А я все лежу, котелок не варит, увидел тебя и думал, ты галлюцинация. Но ты теплая, живая... Что-нибудь случилось?
— Уже неважно, — она улыбнулась и поцеловала меня, — все прошло и я осиротела.
— Родители?
— Сестра. Мы вместе отдыхали. Ладно... Дай я лягу рядом? Можно? Дай мне слово, что бросишь валять дурака, встанешь и примешь душ. Иначе я отказываюсь иметь с тобой дело, вонючка...
* * *
Потом они пили красное, очень холодное вино. Это было необычно, вкусно и совсем не пьянило. Не сразу, лишь когда выпито было достаточно и развязался язык, он начал первый заход на цель:
— Знаешь, когда я был в клубе у вьетнамца, там я кое с кем познакомился.
Наташа брезгливо поморщилась:
— Я знаю это место, там одни шлюхи Он как-то брал меня туда, после одного большого скандала. Видать, хотел, чтобы я посмотрела на размалеваных семнадцатилетних блядей, которые кажутся вам феями. Хотел, чтобы у меня мозги встали на место, дескать, посмотри, сколько здесь претенденток. Знаешь, чем все закончилось?
— Нет, — со смехом ответил он, предвкушая какую-нибудь пикантную гадость из тех, до которых был особенно охоч.
— Шлюхи собрались вокруг меня и принялись с почтением рассматривать. Я, ей-богу, не вру! Наверное, со стороны они были похожи на пчелиный рой, собравшийся возле матки. Для пчел пчелиная матка — образец совершенства.
— А что же дядюшка? Он не стал разубеждать их, говоря, что ты — это всего лишь ты, его жена?
— Еще чего! Он выглядел на редкость пришибленным и больше никогда не смел вытворять ничего подобного. Так ты хочешь мне рассказать про какую-нибудь шлюху с драматической судьбой? Тебя впечатлила ее грустная история? Шлюхи это любят, подбавить жалости.
Сергей ответил ей, что все не так. Рассказал почти полностью, от начала и до конца, эту страшную, черную, ночную историю, исключив из нее факт существования телефонной видеозаписи, и Наташа в моменты особенной остроты повествования впивалась ногтями ему в кожу, сжимая запястье своей рукой. Особенно сильным и продолжительным ее захват оказался тогда, когда Сергей совершенно обыденным тоном изрек:
— И тогда они оставили меня в покое и ушли. Мы договорились встретиться вчетвером и все обсудить после твоего возвращения. Ты как? Не против встречи с исполнителем нашей мечты? Ведь мы теперь совсем рядом с нашим счастьем.
Наташа напряженно думала.
— А что потом делать с этим... исполнителем? Ты действительно думаешь, что можно вот так, запросто убрать эту глыбу с дороги, и никто ничего не станет потом копать? Ты правда так думаешь? Выйдут на этого подонка, он во всем сознается, или сам станет нас шантажировать. Такой, как ты его описал, — мне этот тип людей отлично знаком. К тому же он живет со шлюхой, а эта будет переть, что называется, до упора. Те, кто торгует телом, обычно весьма меркантильны.
— Да она вроде как просто танцует...
— Не смеши меня. Так что же нам сделать, чтобы все получилось?
Стали думать вслух, прикидывать разные варианты. Мемзер был неуязвим: по улице он передвигался в надежной машине в сопровождении вооруженных профессионалов, в офис было не проникнуть человеку с улицы, а дома... Особняк стерегли, но по желанию Наташи внутри дома мог находиться лишь лакей. Так она называла его: «мой» или «наш лакей». Это был гибкий, очень натренированный человек, кажется, бывший военный, Сергей вспомнил невзрачные физические данные своего кандидата и покачал головой: «Не выйдет». У лакея, помимо его тренированности, было и кое-что посерьезнее — оружие, он держал его при себе. Впрочем, лакея иногда удаляли, когда Наташе хотелось побыть совершенно одной, и тогда за домом наблюдали только снаружи. Охранники сидели в одной из машин возле дома, постоянно дежурили в квартире дома напротив. Мемзер очень не любил всей этой показухи, справедливо считая, что незачем выпячивать таким образом собственную персону, привлекать к себе лишнее внимание. Можно было бы попробовать перед очередным, скажем, воскресным визитом Сергея оставить дверь приоткрытой, дать лакею выходной, но внешнюю охрану девать некуда, она своих позиций менять не станет. Нет-нет, и дом не подходил совершенно.
— А если здесь?! — внезапно очень громко воскликнула Наташа. — Если заманить его сюда? Ведь он ни разу здесь не был! Здесь все и свершится. К тому же очень удобно, остается только консьерж, но с этим можно как-нибудь управиться.
На том и порешили, и Сергей, совершенно на законных основаниях, как и водилось все то время, что они были вместе, спустя полчаса от ее ухода отправился в гости к дядюшке. Тот встретил его с прежней теплотой, обнял, налил ему и себе коньяку, пригласил в кабинет для уютной беседы тет-а-тет, обстоятельно рассказал обо всем случившемся в горах. Затем завел какой-то непонятный далекий разговор о пользе медицины, регулярных осмотров и витаминной диеты. Сергей рассеянно кивал и собрался лишь тогда, когда оказалось, что Мемзер о чем-то переспрашивает его.
— Простите, дядя, я что-то задумался. Все никак не идет из головы эта трагедия. Вот уж точно, про такое говорят «нарочно не придумаешь».
— Да уж куда там... Я повторю свой вопрос. Ты хорошо себя чувствуешь?
— Вполне, — Сергей ухватил себя за нос и чихнул в кулак, рассмеялся. — Вот и подтверждение. А зачем вы спрашиваете?
— Да так... Помнишь, мы с тобой ездили в лечебницу?
— К рыжему доктору Гене? Помню, — у Сергея вдруг нехорошо кольнуло в груди.
— Придется поехать к нему еще раз, — Мемзер закинул ногу за ногу и, держа на отлете бокал с коньяком, рассматривал содержимое сквозь свет настольной лампы. — Он мне звонил. У тебя что-то неважные анализы. Поедем? Когда? Давай прямо завтра и поедем, у него выходных не бывает, и живет он прямо возле работы. Согласен?
«Плохие анализы»... Какие, к черту, анализы? С чего им быть плохими? И тут же вспомнился Сергею тот вечер в клубе, когда он впервые увидел Элю, будь она неладна, и ту проститутку с холодными руками. Сначала у него ничего не получалось, но потом... Неужели что-то от нее? Да и в праздничную ночь в клубе ее не было. Может быть, совпадение, а может... О, черт!!!
— Едем, — струсив и побледнев, выдавил Сергей. — Завтра утром. Можно?
— Конечно, — улыбнулся дядюшка. — Ведь я должен заботиться о тебе, сынок.
* * *
Агамемнон пребывал на границе возбуждения и паники, что было совершенно легко объяснимо и ставило ученого выше любой критики. Он стал первым в мире, кто проник в тайну долгой жизни, и сделал это совершенно реалистично: никаких портретов Дориана Грея, никакого доктора Фауста, только наука, не допускающая вольности трактовок, записанная понятным языком. И пусть он не столь красив и нет в нем рифмы, зато труд ученого можно с полной уверенностью назвать формулой бессмертия. «Придется тебе наврать пареньку, Гена. Он испугается, и ты под этим соусом делай с ним что хочешь», — инструктировал Агамемнона дядюшка. Тот послушно кивал, шелестела его львиная рыжая грива, и руки потели от волнения.
В день, когда все должно было свершиться, ученый преобразился. Выразилось это в тщательно, до блеска выбритой голове — древний обычай, хорошо знакомый на Востоке. Начиная над другими что-то новое, особенно важное, начинай с себя. Таким вот, совершенно лысым, и встретил Агамемнон дядюшку и молодого человека, тяжело плетущегося следом.
— О! — восхитился Мемзер. — А тебе идет, Гена! Ты так и оставайся, — и отпустил старую надоевшую остроту насчет экономии лысыми шампуня.
Вновь лифт, безлюдный коридор подземного этажа, кабинет номер семнадцать и кушетка. «У вас вирус иммунодефицита на ранней стадии. Вы хотите быть здоровы? Я помогу вам. Сейчас введу успокоительное, а потом вас перевезут в другой блок. Операция пустяковая, всего лишь несколько уколов, но болезненных. Поставим вам наркоз, и сегодня же домой», — Агамемнон говорил убедительно, сделал Сергею укол в плечо, ввел транквилизатор. Сергей почти сразу «поплыл», глаза остекленели, взгляд стал бессмысленным. Агмемнон растопырил пальцы, поводил ладонью над лицом своего пациента, остался доволен результатом — никакой реакции.
— Слушай, Гена, а он не умер?! — встревожился Мемзер. — На вид-то не больно живой.
— Спокойно. Ничего с ним не случилось, просто временный нервный паралич, мозг блокирован. Ему сейчас хорошо, он почти в раю... — ученый выдохнул. — Ну, или я зову санитаров, или?..
— Или что?
— Тебя тоже предстоит обездвижить, дать наркоз. Уколы очень болезненные: в сердце, в спинной мозг. Здесь тебя отправить в рай или уже в операционной?
Мемзер замахал руками:
— Нет, нет. Здесь не надо. Не хочу, чтобы меня как бревно везли по коридору рядом с другим бревном. Давай уж в операционной...
...Их положили рядом, на соседние столы, и Агамемнон, приказав включить яркие лампы, принялся за дело. Взял образцы клеток Мемзера, соединил с марианским белком и полученное в специальном растворе ввел Сергею. Все это растянулось на несколько долгих часов.
* * *
Миша сделал копии видеозаписи. Банкам он по вполне понятной причине не доверял, поэтому камеры хранения московских вокзалов были в очередной раз использованы в преступных целях. Теперь у них с Элей были кое-какие средства из тех, что ссудил им племянничек под смерть родного дяди. Миша, разумеется, не знал никаких подробностей, и часто успокаивал Элю, когда та принималась нервно мандражировать:
— Ты видала? Мы с тобой ангелы по сравнению с этим очкариком. Заказать родного дядю — это ж кем надо быть!
— Мишенька, у меня душа не на месте. Вдруг он что-нибудь такое сделает против нас?
Но Миша только посмеивался:
— Ничего он не сделает. Он помнит про свои выкрутасы на видео. Ты будешь неподалеку, если со мной что-то случится, отправишь диски в газеты и выложишь в интернет. Я научу, как это сделать. Больше у нас никакой защиты нет, но уверяю тебя, одной этой записи более чем достаточно. Он не дурак, он все прекрасно понимает. Остается немного подождать. Вот вернется этот старикан, я его шлепну, и у нас с тобой будет прорва денег. Что мы купим в первую очередь?
И они принимались фантазировать, совсем как дети, пребывающие в мечтаниях о какой-нибудь невероятной игрушке. Здесь была и новая машина, и квартира, и два месяца у теплого моря, а дальше они не заглядывали — обоим не хватало воображения. Вместо чего-то конкретного появлялась сплошная сахарная вата, и мелькали в ней какие-то соблазнительные вещицы из миллионерской номенклатуры вроде запонок с каменьями и слезоподобного крупного бриллианта на тоненькой платиновой цепочке.
Им довелось насладиться сюжетцем из криминальной хроники — так они узнали, что их вновь никто не ищет, что кто-то оказался менее удачливым и вместо нескольких лет в тюрьме за ограбление получил мстительную пулю. К слову сказать, в сейфе, украденном этими бедолагами, ничего особенного не оказалось. Так, всякие пустяки с мелочью. Вот уж воистину, есть фарт бандитский — и есть все, а коли нет его, то нет во всем. Так и ушли двое неудачников в мир иной под аккомпанемент проклятий осиротевших семей убитых Плешаковым милиционеров. Ушли, и никому и никогда не суждено будет раскрыть эту на вид такую простую тайну.
Миша торжествовал: «Вот видишь! Видишь! Как нам везет! Мы самые удачливые, мы как Бонни и Клайд, как Микки и Мэлори — прирожденные убийцы, и в мире нет силы, способной нас остановить!» И Эля радовалась вместе с ним, и вместе с ним незаметно сходила с ума.
Сашенька Лупарев должен был стать очередной жертвой, и Миша начал готовиться к тому, что сам он называл «операция Возмездие», но из этой затеи ничего не вышло. После тщательной проработки вдруг стало понятно, что милицейское оружие никак нельзя использовать более одного раза. Какой-то подвыпивший генерал — один из частых посетителей борделя, рассказал Эле, что такое баллистическая экспертиза. Получалось, что стоит только Мише пустить в ход пистолет милиционера, те, кто станет потом расследовать это убийство, направят пули на экспертизу, пистолет всплывет, а вместе с ним возникнет вопрос — кто же все-таки повинен в смерти наряда вневедомственной охраны? Когда пытались задержать тех ни в чем не повинных чердачников, оружие не нашли. Собственно, их и пристрелили из-за этого оружия. Те, кто их брал, имели четкую ориентировку «преступники вооружены», поэтому не стали искушать судьбу и сразу начали стрелять. И после воплощения Мишиной затеи следствие могло пойти двумя путями: во-первых, кому чердачники могли толкнуть оружие, во-вторых — и это было самым нежелательным — следователь вообще мог усомниться в причастности ночных грабителей к убийству милиционеров. Таким образом в этом уже закрытом деле появлялся новый след, и он неминуемо привел бы охотников к нужной берлоге. Взвесив все «за» и «против», Миша вынужден был отказаться от своей давнишней затеи. Сашенька продолжал жить, совершать разные поступки, как плохие, так и хорошие, не догадываясь, что своей жизнью он обязан безымянному словоохотливому генералу, почему-то считающему, что девушкам легкого поведения могут быть интересны его рассказы вроде того, что однажды как нельзя кстати услышала Эля.
* * *
...Звонок раздался в самое неожиданное и неудобное время. Сперва Миша вообще не понял, что это, сон или какой-то звук с улицы. Было около пяти утра, за окном совсем темно, в квартирке, где было плоховато с отоплением, воздух под утро остыл до бессовестно низкой температуры. Миша вынырнул из-под одеяла, аккуратно прикрыл Элины плечи, схватил окаянный телефон и вылетел на кухню, прикрыл за собой дверь, ответил. Послушал несколько минут, не перебивая. Попросил о встрече, получил согласие. Спустя час они встретились в круглосуточном кафе «Де Марко».
В этот раз очкарик показался ему каким-то другим. Нет, все было по-прежнему: и очки, и голос, и руки нервно трепетали, но вот в лице молодого человека Миша отметил нечто, ранее им не замеченное, — неожиданную, неприятную крепкость. И крепкость эта немедленно себя проявила, когда Миша стал возражать, пытаться выдвигать свои, особенные условия. Сергей довольно упруго все Мишины претензии отклонил и настоял на собственном плане, на их с Наташей позиции. Ему нездоровится, он попросит дядюшку зайти к нему. Один тот не пойдет, возьмет с собой жену. Охраны поблизости не будет, может быть только на улице. Миша в приличном костюме зайдет в подъезд на несколько минут раньше, застрелит консьержа, закроет его конторку, мол, консьерж отошел, и поднимется на один этаж выше нужной квартиры. После того как он услышит, что мышь попалась в мышеловку, пусть подождет еще немного и спускается без сомнений, дверь Наташа оставит незапертой. В квартире он сориентируется по обстоятельствам — это уже его дело. Застрелить он должен старика, причем сразу, без всяких предварительных разговоров и наповал. Сергея же следует легко ранить в ногу.
— Без этого не обойтись, иначе будет выглядеть ненатурально. У меня из опыта подобного рода лишь детективные романы, читанные в детстве, но, думаю, навряд ли это дело поручат расследовать Эркюлю Пуаро и он сразу же, окинув меня пытливым взором, вцепится в мое липовое ранение, — усмехнулся Сергей. — Вот и все.
— Все? — Миша подался вперед. — А когда же деньги? Учти, что у меня на тебя неубиенный компромат. После того как он попадет в милицию, не нужно будет никакого Пуаро, чтобы тебя засадить лет на двадцать. Может, мне вообще и стрелять-то не нужно? Ты мне за эту запись и так любые деньги отдашь. А?
— Ничего я тебе не отдам, — прошипел Сергей. — Откуда у меня деньги, пока жив дядя? Да и запись эта только тогда будет считаться за серьезную улику, когда он будет уже мертв. Неужели не понятно?! Ты псих и шантажист. Иметь с тобой дело невозможно!
— А ты на моем месте не психовал бы? — Миша высморкался в салфетку и убрал ее в карман. — Тебе не стрелять, а вступать в наследство. Сколько же ты огребешь? Миллиард? Два?
— Не зарывайся, — Сергей вновь проявил свою крепость, и Миша испытал давно забытое им чувство покорности перед начальством. — Я рискую не меньше твоего и точно так же могу все потерять. Поверь, что я могу потерять гораздо больше.
— Когда же все это должно случиться? Мне ведь нужно подготовиться... — Миша вновь, в который раз, вспомнил о постепенности. Все идет не так, как должно бы. Опять скорость, опять этот галоп, когда не успеваешь толком сообразить, куда именно наступить, чтобы не провалиться в зыбучий песок.
— Сегодня вечером, часов в шесть. Чего долго тянуть, — пожал плечами Сергей. — Сделаешь свое дело, скроешься куда-нибудь на месяц-полтора, а потом станешь богатым человеком. Будешь крем Марго кушать, батистовые портянки носить.
— Неудачная аналогия, — Миша допил кофе, чересчур сильно стукнул чашкой о блюдце, и от удара оно раскололось. — Ну вот, битая посуда. Дурная примета...
— Слушай, иди к дьяволу, — вскипел Сергей. — Не надо ничего делать. Просто уходи и можешь мастурбировать на свой компромат!
— Ладно, ладно... — примирительно забормотал Миша. — В шесть так в шесть. Договорились. Успеем еще к дьяволу-то. Все там будем.
* * *
Мемзер, стоя в ванной, с помощью двух зеркал рассматривал себя со спины. Между лопаток наливался чернотой кровоподтек — работа Агамемнона. Странно, он совершенно ничего не чувствует. Впрочем, чему удивляться? Через несколько дней вторая часть его затеи состоится, вот тогда он и станет внимательно прислушиваться к себе. Как, должно быть, это будет забавно — слушать обратный ход часов внутри себя. Сергей ничего не подозревает, наоборот, просто светится от счастья — он уверен, что в клинике ему вкатили дозу экспериментального препарата, убивающего ВИЧ. Срок действия от сорока восьми до ста часов, теперь ему нездоровится. Агамемнон сказал, что так и должно быть: клетки принимают чужое для них активное вещество, начинается бурная перестройка всего организма и от этого повышается температура. Ничего, ждать осталось совсем недолго, скоро его племянник высидит золотое яйцо.
«Ведь умрет. Умрет на моих глазах, — подумал Мемзер. — Ни в чем не виноватый, глупый, но, в сущности, неплохой, беззлобный парень. Жаль его, но что поделаешь! Сколько же он будет стареть? Год, два? Агамемнон сказал, что точного прогноза он дать не в состоянии, слишком мала история опытов. Собственно, ее вообще никакой нет, истории. Ведь он испытывал свои причуды только на собаках, людей не задействовал... Да-а-а, лежит племяник, температурит, счастлив, что излечился от смертельной болезни, и не знает, что на самом-то деле все обстоит ровно наоборот».
Из раздумий его вывел голос жены за дверью. Она сказала, что звонил только что Сергей, предлагал им прийти в гости. Что он думает? Она не против.
— А почему бы и нет? — обрадовался Мемзер. — Я как раз думал, что неплохо было бы навестить Сережку. Ведь он живет где-то здесь, неподалеку? Кстати, я-то у него и не был ни разу! Скажи ему, что мы придем. Покупать ничего не надо, пусть лежит. Позвони в «Ермак», закажи побольше всего. Рождественские каникулы — это время обжорства. Ничто так не лечит, как русская кухня.
— Он предлагает к шести. Не рано?
— Думаю, в самый раз, — ответил ей Мемзер, и еще раз с сожалением поглядел на свою спину. — После можно поехать куда-нибудь вдвоем, развлечься. Ты не против?
— С удовольствием, — с готовностью, как будто еще не дослушав мужа до конца, согласилась Наташа.
...Она одевалась очень тщательно, словно готовилась к торжеству. Отыскала в шкафу великолепное, недавно купленное в Столешниковом платье — там был один из ее любимых в этом городе магазинов. Когда Наташа приезжала за нарядами, магазин закрывался, и она бродила между вешалками в одном нижнем белье, мерила все, что нравится. Такое позволялось не каждому. Кроме как для нее, магазин закрывали лишь для молоденькой телеведущей с громкой и дурной репутацией. Продавщица магазина как-то принялась рассказывать Наташе о повадках этой девчонки, но Наташа прервала ее, сказала, что подобные истории ей неинтересны, не ее уровень. Продавщица осеклась на полуслове, и Наташа видела, что мелькнуло у нее в глазах. «Чего же ты так бесишься, дурочка? Для тебя эта публичная лошадь так много значит. Ты польщена своей ролью, когда подаешь ей платье или поясок», — вот что она подумала тогда.
Надев чулки, платье и закончив свой образ на сегодня, Наташа воровато оглянулась на дверь: нет ли кого? — нагнулась и принялась что-то искать в шкафу. Достала небольшую, словно визитница, сумочку, открыла ее, проверила, все ли на месте, поглядела на себя в зеркало и перекрестилась.
Без нескольких минут шесть чета Мемзеров отправилась навещать любимого племянника. Было решено пойти пешком, прогуляться. Телохранители следовали на почтительном расстоянии спереди и позади, их присутствие совсем не ощущалось. Супруги беседовали о чем-то легком, старательно огибая неудобные углы воспоминаний о недавней трагедии. Мемзер дурачился, рассказывал анекдот в лицах, мычал коровой, хрюкал свиньей, что получалось у него особенно удачно, и возле самого подъезда подскользнулся, причем и это сделал шутки ради. Он вообще пребывал в великолепнейшем настроении.
— Странно, что нет консьержа или консьержки, — заметила Наташа, — видать, куда-то отлучились. Вот и чай стоит совсем горячий, пар из чашки...
— До ветру отправился твой ненаглядный консьерж, — не оборачиваясь, бросил Мемзер и шагнул в кабину прикатившего лифта. — Поехали, будет розыск чинить, пинкертонша.
Они поднялись на нужный этаж, и Мемзер, выходя, теперь уже не по собственной воле запнулся о порог лифта и чуть было не упал. Выругался, обозвав кого-то словечком стандартной колкости. Наконец позвонили в дверь нужной квартиры, Сергей открыл мгновенно, он стоял за дверью и ждал. Мемзеру он показался очень бледным.
— О! Да ты, я вижу, и впрямь не в себе! Слабость одолела? Немедленно в кровать. Агамемнон Лысьевич предупреждал, что так будет.
— Да нет никакой слабости, — Сергей пытался выглядеть беззаботным и естественным. — Просто давно не проветривал, не люблю сквозняков. Проходите скорее в гостиную. У меня тоже есть гостиная, между прочим. Да-да. И там довольно уютно, вот увидите.
— Мы заказали ужин, — покряхтывая отозвался дядюшка, стаскивая ботинок. — Его должны скоро привезти. Пальчики оближешь, гарантирую.
Наконец ботинок поддался, и Мемзер прошел следом за Сергеем. Наташа немного замешкалась возле входной двери, повернула вертушку замка влево, затем присоединилась к мужчинам. Сергей предложил чай, включил телевизор, нашел какой-то канал деловых новостей, но Мемзер издал протестующий вопль:
— Переключи сейчас же! Тошнит от всей этой лабуды! Толпа придурков, именующих себя аналитиками, пытается предсказать, когда в этой стране закончится кризис. Ха-ха! Как можно предсказывать то, в чем ни черта не смыслишь?! Все эти мальчики и девочки с куриными мозгами меня откровенно забавляют. Эта моя компания, в которой ты имеешь честь работать, сплошь состоит из таких же горе-предсказателей. Держу для отвода глаз, пусть думают, что они чего-то стоят.
— Когда же закончится кризис, дядя?
Мемзер выхватил у него пульт и переключился на какой-то канал с дикими зверями. На экране крокодил с хитрыми маленькими глазками закусывал антилопой.
— Когда закончится? Никогда он не закончится, Сережа. Нельзя остановить то, что начато много лет назад. Конечно, он закончится когда-нибудь, но это будет уже совсем другая страна, поверь мне. Я знаю...
Мемзер с удивлением уставился на внезапно появившегося в гостиной молодого человека. Тот был в верхней одежде, ботинки, нахал, не снял, и тянулся за молодым человеком влажный неопрятный след. Руки молодой человек прятал в карманах полупальто, и похоже, что его появление вызвало вопросы лишь у Мемзера.
— А вы кто такой? — удивленно спросил дядюшка, полагая, что это может быть только друг его племяшки, не вполне добровоспитанный и выросший в свинарнике.
— Морж в рыбьем пальто, — произнес Миша врезавшуюся в память фразу. — Молись, папаша. Сейчас убивать тебя буду.
Больше он сказать ничего не успел. Прямо через сумочку Наташа выстрелила из своей сорокапятки. Смит-вессон плюнул Мише точно в лоб. Бездыханный, он повалился на светлый пушистый ковер, и к имевшейся уже грязи с его ботинок прибавилась алая кровь из простреленной головы.
— Это у меня в первый раз так получилось, — хладнокровно прокоментировала Наташа. — Экспромты порой бывают удивительно точны. Сергей, погляди, успокоился ли этот словоохотливый юноша?
Сергей подошел к Плешакову, наклонился, засунул руку ему в карман, но не обнаружил того, что искал: Миша был левшой и пистолет оказался у него в другом кармане. Превозмогая непереносимое ощущение близкой тошноты, Сергей извлек оружие и ничего не чувствующими руками взвел курок, направил пистолет на Мемзера.
Впервые он увидел своего дядю таким. Тот словно уменьшился в размерах, съежился. Мемзер был в полном оцепенении, и Сергей вдруг подумал, что его хватил удар. Что ж, тем лучше. Ведь говорил он этому дураку Мише, что болтать не надо. Достал пистолет, значит, надо стрелять. Сергей выстрелил.

Эпилог

Вот я и подошел к одному из тех благостных для каждого рассказчика мест, когда можно с полным правом закончить свою историю и заняться чем-нибудь совсем другим. Например, подойти к зеркалу с тайным замиранием сердца и желанием не обнаружить новой, длинной, во весь лоб, морщины, одной из тех, что в последнее время так беспощадно состарили мое лицо. Впрочем, я благодарен им, этим знакам аномально быстрой старости. Они помогли мне вовремя обратить внимание на то, что со мной происходит нечто совершенно необъяснимое. Нечто такое, что смог разъяснить рыжий Агамемнон, заявив, что никаких личных причин пенять ему у меня быть не должно. Ведь он старался ради науки, а это должно заставить меня простить его. Очевидно, так же должны простить жертвы Хиросимской бомбардировки мудрых изобретателей атомной бомбы, но тут уж ничего не поделаешь. К тому же он, несомненно, во имя одной лишь науки, взялся за попытку исправить своих же рук дело, чем вселил в меня надежду. Все не так уж и плохо, если сравнивать мою судьбу с тем, что выпало на долю этого бедолаги Плешакова, а равно и моего дядюшки. Одно лишь бесспорно: к морщинам на моем лице, видимым окружающим, прибавились морщины внутренние — символы мудрости. Я вдруг стал запоем читать немецких философов и изъясняться на правильном и красивом русском языке, что, согласитесь, нынче большая редкость.
Теперь мне лишь остается по порядку изложить некоторые события, случившиеся после того, как отгремели выстрелы и рассеялся пороховой дым. Я помню каждую минуту, прошедшую с тех пор. Такое не забывается, не правда ли?
Первыми на место заявились... Впрочем, здесь наши с Наташей воспоминания разбегаются в противоположные стороны. Мне кажется, что первым появился повар из ресторана, весь нагруженный судками с ужином, который в тот раз так никому и не довелось отведать. Она же утверждает, что первым и, как всегда, совершенно некстати, нагрянул хозяин квартиры — этот веселый безумец, сыгравший свою роль самым чудесным образом и послуживший настоящим орудием в руках судьбы для многих из тех, кого я упомянул в свом рассказе. Видимо, он был сумасшедшим и не мог помнить своих обещаний, больше не сваливаться как снег на голову. Впоследствии он как-то признался мне, что пишет стихи, и это многое прояснило. Вы знаете хоть одного нормального поэта? Вот и я о том же. Что с ним теперь, я не знаю. Верно, он все так же продолжает сдавать свою квартиру в районе Арбата, а сам снимает подешевле, на московской окраине, и от нечего делать вмешивается в личную жизнь своих новых постояльцев.
Эля осталась при своем мнении, говоря, что оба мы не правы и первой, как и положено, на месте преступления оказалась милиция в лице участкового и еще какого-то угрюмого человека в пальто, оказавшегося также милиционером. Услышав выстрелы, стриптизерша бросилась за помощью и буквально налетела на представителей закона и правопорядка. Нам, оставшимся в живых, не без труда, конечно, но удалось доказать свою полную невиновность, свалив все на покойного Плешакова. Мертвые, как известно, сраму не имут, тем более что Миша, думаю, при всей своей кажущейся однозначности вовсе не так однозначен. Он пытался выжить в условиях, в которых оказался по вине таких, как мой дядюшка, и то, что Мемзер пал от руки собственной жертвы, — единственное бесспорно справедливое событие, какое только и могло произойти в этой правдивой истории. Все остальное можно лишь с очень большой долей скепсиса причислить к деяниям, хоть сколь-нибудь приближающимся к границам морали.
Эля оказалась благоразумной девочкой и за это получила по заслугам. Она вернула записи, припрятанные ее покойным другом, и, по совету Наташи, вместе с сыном отправилась в круиз. Чем она занялась после своего возвращения — вернулась ли в свой клуб или стала девочкой по вызову — я не знаю. Иногда я представляю себе, что во время путешествия Эля познакомилась с каким-нибудь впечатленным ее восточной красотой итальянцем или арабом, вышла замуж... Больше я никогда не видел ее.
Арик вскоре уехал из страны и живет где-то весьма припеваючи, ведь для таких как он нет ни родины, ни чести. Ариков не терзает совесть — и впрямь, какое беспокойство может доставить то, чего никогда не было?
Министр Паша как был министром, так им по сей день и остался. Все так же время от времени он делает разные, порой противоречащие друг другу, громкие заявления, успокаивает граждан, которые с каждым днем все меньше этим заявлениям верят, и ходит к бригадиру с новыми интересными прожектами. А бригадир все так же сидит под символом той, прежней, давно ушедшей в вечность Российской империи и продолжает пилить то, что еще осталось от империи нынешней.
Что до меня с Наташей, то у нас все совсем неплохо. Отбившись от многочисленных судебных исков со стороны невесть откуда взявшихся претендентов на наследство, мы поженились. Теперь я раз в неделю навещаю эту рыжую бестию — Агамемнона. Он всеми силами старается вернуть мне мою же жизнь и клянется, что у него непременно должно получиться еще и продлить ее. Мне остается лишь верить ему и не покидать Россию, ведь чудесная подземная клиника, где вот-вот будет найден рецепт вечной жизни, есть только здесь, а я первый из пациентов-добровольцев, который жаждет испробовать чудесное средство на собственной шкуре. У меня просто нет другого выхода, да и чертовски не хочется терять все, что мне, скромному мечтателю из Сочи, удалось заполучить. Паук-дядюшка думал, что я вполне легкая добыча, и хотел высосать меня, словно муравья, угодившего в паутину, но вместо этого получил то, на что никак не мог рассчитывать. Муравей оказался с характером и перехитрил паука.
Есть и еще одна причина — это небольшой, состоящий из двух десятков человек кружок, который сами мы иногда в шутку называем «тайным обществом». Слухи о нас начинают появляться, но ни один из них не правдив. Мы — «прогрессоры», таково наше подлинное имя, а об остальном я скромно умолчу. Ведь на то оно и тайное общество, чтобы никто до поры до времени не знал о нем. Лишь одну, главную нашу цель, я все же обозначу. Мемзер сказал, что скоро моя страна перестанет существовать. Я хочу жить очень, очень долго.
Я надеюсь никогда не дожить до ее конца.
?? ?? ?? ??

Примечания

1 Одна из самых известных речей Джексона, произнесенная в сентябре 1836 года перед конгрессменами.

2 «Уолмарт» — самая крупная в мире американская сеть магазинов. Согласно правилам, кассиры там не могут сидеть за кассами, а вынуждены стоять в течение всего рабочего дня.

3 Ветхий Завет, Третья книга Ездры, 16:17 — 35.

4 Brooks Brothers — американский производитель одежды высокого ценового уровня.

5 Улица Нечистот или Свинская улица (фр., нем., англ.).

6 В одной из сказок «1001 ночи» говорится о том, как Синдбад-Мореход был вынужден таскать на закорках шайтана в стариковском обличье.
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